
  
    Глава 1

    Решение принято. Пора отдавать приказы.

    — Терентий! Воду на огонь, всю, какая есть. Известь из ящика, оба ведра. Ты, — я обернулся к подмастерью, — бегом за Плетнёвым в Мариинскую, скажи, я велел ехать сюда немедля и взять мой ящик. Второго пошли к Робеку и к Мейеру.

    — Ваше благородие, а что…

    — Бегом.

    Мальчишку вынесло из каморки, как ветром.

    Терентий не спросил ничего. Он повернулся и пошёл к печи, и по тому, как он пошёл, я понял, что воду он поставит правильно и извести отмерит верно, а спрашивать станет после, если вообще станет.

    Я остался над Шамшевым один и позволил себе десять секунд.

    Десять секунд на то, чтобы всё это признать.

    Он не стар и не молод. Крови под черепом набралось столько, что зрачок уже не отзывается на свет. Я собираюсь вскрыть голову человеку, у которого череп цел, в мастерской, при дневном свете, чужим инструментом, с помощниками, которых сам же и выучил наполовину. И если он умрёт, то у меня под руками, и это увидят все.

    Десять секунд прошли.

    Я оглядел его бороду и руки со сбитыми костяшками, лежащие поверх тулупа, и внутри у меня всё встало на место.

    Потерять пациента в этом веке я могу. Да. Тут такое — не редкость. Но только не Шамшева. Кого угодно, только не его.

    Он стал человеком, благодаря которому я стал работать ещё быстрее и активнее. Мы всегда были в хороших отношениях, даже когда были конкурентами.

    А конкуренты-друзья — это очень большая редкость. Сейчас же Шамшев работает вместе со мной. И сделал ещё столько всего…

    Он резал лубки, которые я потом заменил камнем, и не обиделся. Он собрал мне ящики, с которыми я прошёл войну, и ворчал, что я их верну тупыми.

    Шамшев помог мне во многом. А теперь…

    Теперь он лежит и умирает, потому что поехал за парусиной для моих носилок.

    Дальше я взялся за дело быстро.

    Первое, что я сделал, было не медицинское.

    Я вытащил из сумки бумагу, обмакнул перо в чернильницу Шамшева и стал писать, стоя, положив лист на верстак.

    «Февраля двадцать третьего дня, в мастерской мастера Порфирия Данилова Шамшева, мною, лекарем Мариинской больницы Михайлом Салтыковым, осмотрен означенный Шамшев, коий вчерашнего дня упал и ударился головою о накат, после чего был в полной памяти до вечера».

    Дальше я выписал признаки, все, по порядку, как выписал бы в скорбный лист.

    Что при мне лежит в беспамятстве и на оклик не отзывается. Что правый зрачок расширен и на свет не отвечает, левый же отвечает. Что левая рука лишена силы, а правая сохранила. Что пульс сорок восемь, а был вчера семьдесят. Что дыхание восемь в минуту, глубокое, с задержкой. Что над правым ухом припухлость, а вдавления кости под нею нет.

    И заключение.

    «По сим признакам заключаю, что под черепом больного истекает кровь и давит на мозг. Полагаю, что без выпуска оной крови больной умрёт нынче же, в течение двух или трёх часов. Иного средства, кроме вскрытия черепа, не знаю».

    А что? Любят же в этом веке выпускать кровь! Так выпущу же её не из вены на руке, а прямо из черепа. Пусть попробуют поспорить со мной.

    Терентий поставил второе ведро и молча встал у меня за плечом.

    — Подпишешь? — спросил я, не оборачиваясь.

    — Подпишу, барин. Только я неграмотный, крест поставлю.

    — Крест годится.

    Подписей я собрал четыре. Терентий, подмастерье Григорий, приказчик из соседней лавки, которого привели прямо с улицы, и Кузьма, рыжий детина из моих учеников, случившийся тут же, потому что на дворе шли занятия.

    Плетнёв приехал через двадцать минут, с моим ящиком, и с порога всё понял.

    Он оглядел Шамшева, бритву в руке Терентия и всё, что я разложил на верстаке, и лицо у него сделалось белым.

    — Михайло Алексеевич… Вы что же… голову?

    — Голову.

    — Да он же… — Плетнёв задохнулся. — У него череп целый! Вы его вскроете, и он умрёт, и что тогда?

    — А если не вскрою, он умрёт через два часа наверняка.

    — Так может, само…

    — Не само, Алексей Иванович. — Я повернулся к нему. — Само не рассосётся. Кровь эта стоит и давит, и чем дольше стоит, тем меньше мозга под ней останется живого. Он и так уже час лишний лежит.

    Плетнёв стоял, комкая шапку.

    — Меня спросят, — проговорил он наконец. — Меня спросят, отчего я не отговорил.

    — И ты скажешь, что отговаривал, и это будет правда. Вот лист, он подписан, ты можешь подписать тоже, а можешь не подписывать, и я на тебя не обижусь.

    Плетнёв взял перо.

    Руки у него дрожали, подписался он криво и потом долго глядел на собственную подпись, а я на него.

    — Что мне делать? — спросил он.

    — Считать дыхание. Как я тебя учил. Ты у меня нынче единственный, кто это умеет.

    * * *

    Мастерская Шамшева стала операционной за полчаса.

    Верстак стоял под окном, на самом светлом месте. Мы оттащили его в сторону и накрыли под инструмент, а на то место поставили стол, сколоченный из двери на козлах, головой к окну. Свечи я велел вынести все до одной, и лампаду из угла тоже, как тогда с Тарасом. Пары эфира вспыхивают от свечи через пол-аршина и стелются по полу, так что в комнате с открытой склянкой огню не место. Горн с утра стоял холодный, раздувать его было некому.

    Зимнего света мне было мало, и я добрал его железом. Кузьма снял с полки лист белой жести, встал сбоку и ловил им окно, бросая свет прямо в рану, туда, где мои же руки давали тень.

    Печь протопили загодя, до духоты, потому что открытый череп остывает быстро, а остывший мозг потом мстит. Воду кипятили в двух котлах. А прежде чем я откупорил склянку, Терентий выгреб из печи угли в железное ведро и вынес во двор. Кирпич держит тепло полдня, этого хватало с запасом.

    В одном тазу я развёл известь крепко, для рук, во втором слабо, для промывания.

    Инструмент я разложил сам.

    Трепан я нашёл в третьем ящике, там, где Шамшев его и держал. Он сам его сделал не так давно, по моему чертежу, для вдавленных переломов, и с тех пор он ни разу не пригодился. Коловорот с ручкой, три сменные коронки, зубчатые, и центральное сверлице, чтобы корона не гуляла по кости.

    Я взял его в руки, и руки мои его узнали.

    Вот тут со мной случилось то, чего я не ждал и о чём после думал не раз.

    Полтора года я лечил лихорадки, вправлял кости, варил известь, спорил о корпии и учил лекарей и простых мужиков мыть руки. Я делал нужное дело и делал его хорошо. Но всё это время я был лекарем общего толка, тем, кем в моём веке становятся после института и до специальности.

    А специальность у меня была одна.

    Несколько десятков лет. Черепа, мозг, сосуды, гематомы и та особая тишина в операционной, когда идёшь к тому, к чему идти страшно. Я знал это ремесло так, как знают родной язык, и полтора года молчал на нём, потому что говорить было не с кем и не о чем.

    И вот оно понадобилось.

    — Бреем, — сказал я.

    Терентий по моему слову брил Шамшеву голову справа, широко, от уха вверх и назад. Брил чисто, не спеша, и на моих глазах ни разу не порезал, хотя брил лежачего, что умеет не всякий цирюльник.

    Я вымыл руки в известковой воде, по локоть, с щёткой, до того, что защипало под ногтями. Заставил вымыть Терентия и Плетнёва.

    Эфир я отмерил сам.

    Тут было тонкое место, и я его проговорил вслух, чтобы Плетнёв понял, чего ему бояться.

    — Слушай внимательно. У него дыхание восемь в минуту и оно от давления в голове, а не от здоровья. Эфир дыхание угнетает. Стало быть, я даю ему самую малость, только чтобы он не дёрнулся, и ни каплей больше. Ты считаешь вслух всякую минуту и кричишь мне, если станет шесть. Не пять, не четыре. Шесть.

    — А если шесть?

    — Тогда я работаю быстрее, а ты отнимаешь тряпицу.

    Разрез я наметил пальцем.

    Припухлость сидела над правым ухом, на два пальца выше и чуть кпереди, и это было именно то место, где в моём веке сверлят первым. Под этой костью, между нею и твёрдой оболочкой мозга, идёт артерия, тонкая, впечатанная в кость бороздой, и рвётся она при таких ударах чаще всего прочего. Потому и кровь. Потому и светлый промежуток, потому что такая кровь копится часами, а не сразу.

    — Начинаю.

    Разрез вышел подковой, лоскутом вниз, чтобы после уложить его на место и чтобы кровь из кожи не заливала работу. Кожа на голове кровит зверски, и Терентий прижимал края полотном, а я подвязывал самое главное.

    Лоскут отвернули. Под ним лежала кость, белая, чистая, и трещины на ней я не нашёл.

    Плетнёв за моим плечом шумно сглотнул.

    — Целая, — сказал он. — Михайло Алексеевич, она целая.

    — Я знаю. Считай дыхание.

    — Восемь.

    Я поставил трепан.

    Центральное сверлице вошло в кость, и я дал первый оборот, и в мастерской стало так тихо, что я услышал этот звук, который слышал в своей жизни тысячу раз и который здесь не слышал никто.

    Кость под коронкой скрипит ровно и сухо и не визжит и не трещит, и по изменению этого скрипа моя рука узнаёт, сколько осталось.

    Я вёл коловорот медленно, в четверть оборота, останавливаясь и выбирая костную крошку. Сверлить череп надо терпением, а никак не силой, потому что кость под коронкой в один миг делается тоньше бумаги, и тот, кто налёг, проваливается внутрь и рвёт оболочку.

    — Семь, — сказал Плетнёв.

    — Слышу.

    Скрип переменился. Стал мягче, глуше.

    Я снял нажим совсем и повёл коронку на одном весе руки, почти не давя.

    И круг кости отошёл.

    Я вынул его пинцетом и положил в тёплую солёную воду, приготовленную заранее, потому что эту кость я намерен был вернуть на место. Она ещё живая, и приживётся.

    А в окошке, которое осталось после неё, лежала чернота.

    Тёмный, плотный, свернувшийся сгусток, заполнивший всё, что было под костью, и распиравший её изнутри. Он был там, где я и сказал, и его было столько, сколько я и боялся.

    — Господи помилуй, — сказал Плетнёв.

    — Дыхание.

    — Ше… семь. Семь!

    Дальше пошло то, что в моём веке называется эвакуацией, а тут её никак не называют, потому что её никто не делает.

    Я вымывал сгусток тёплой водой из ложки, осторожно, не давя и не ковыряя, и вынимал его по частям изогнутой ложечкой, и всякий раз оболочка под ним подавалась вверх, освобождаясь.

    Это самая приятная минута в нашем ремесле, и её невозможно объяснить тому, кто не видел. Мозг, придавленный часами, начинает дышать. Твёрдая оболочка, серая и вдавленная, поднимается и снова начинает пульсировать в лад с сердцем.

    Она поднялась.

    Я увидел эту пульсацию, слабую, но правильную, и у меня отпустило в груди.

    Оставалось найти источник.

    Я нашёл его сразу, потому что искал в правильном месте. У самого края окошка, в бороздке кости, сидел разорванный сосуд, и из него по капле продолжало идти.

    — Терентий. Воск.

    Воск я приготовил заранее, размягчённый в тёплой воде. Часть кровотечения из кости останавливают именно им, вмазывая в саму кость, и здесь про него не знает никто, хотя работает он безотказно.

    Кровящий конец сосуда я подцепил тем самым малым зажимом, который Шамшев сделал для меня в прошлом году, и который лежал в моём ящике, и которым я сейчас останавливал кровь его собственному хозяину.

    Перевязал шёлком, проверил. Сухо.

    — Дыхание?

    — Девять, — сказал Плетнёв, и голос у него сорвался. — Михайло Алексеевич, девять! Было восемь, стало девять!

    — Это хорошо. Не отвлекайся.

    Я промыл полость тёплой кипячёной водой, вложил под лоскут узкий фитиль из проваренного холста для оттока и уложил костный круг обратно, ровно в своё ложе.

    Лоскут вернул на место. Швы редкие, чтобы не заперло отток. Повязка.

    Всё заняло у меня пятьдесят минут.

    Я разогнулся, и только тут заметил, что в дверях стоят люди.

    Кологривов стоял первым и держался за косяк, и лицо у него я разглядел цвета извести. Мейер рядом с ним прижимал к груди шляпу и глядел на открытую голову, на трепан, на таз с чёрной водой.

    А позади них, в верхней одежде, с непокрытой головой, стоял Робек.

    Сколько они там простояли, я не знал.

    — Карл Фёдорович, — сказал я, не выпуская иглы, — подойдите, станьте к свету. Вам это надо видеть. Ефрем Данилыч, вам тоже. Только руки не суйте, у меня тут чисто.

    Мейер подошёл на негнущихся ногах.

    — Глядите, — попросил я. — Вот кость, я её вернул на место, она приживётся. Вот отсюда я вынул две горсти свернувшейся крови. Вот тут сидел разорванный сосуд, он перевязан. А теперь глядите на дыхание. Оно было восемь в минуту и падало. Нынче девять.

    — Он жив? — хрипло спросил Кологривов от двери.

    — Жив.

    — И… будет?

    — Не знаю, Ефрем Данилыч. — Я завязал последний шов. — Это узнаем к утру.

    * * *

    Ночь я просидел при нём.

    Робек уехал, сказав только, что ждёт меня завтра и что говорить будем тогда. Мейер остался до полуночи и всё писал что-то в книжечку, поглядывая на больного. Кологривов уехал раньше всех, не сказав ни слова.

    Терентий не ушёл вовсе. Он вынес закупоренную склянку в сени, заново затопил печь, сел у неё и просидел так всю ночь.

    Проверял я каждые полчаса и записывал.

    Зрачки, дыхание, пульс и сила в левой руке.

    Через час после того, как я закончил, правый зрачок сузился.

    Не до конца, но он перестал быть чёрным провалом и отозвался на свечу, сперва лениво, потом живее. Я стоял над ним с этой свечой и наблюдал.

    К полуночи пульс поднялся до шестидесяти.

    А к двум часам дыхание участилось до двенадцати вдохов в минуту, стало ровным, и задержки исчезли.

    В четвёртом часу он застонал.

    Это был первый звук, который он издал за сутки, и звук этот был самым прекрасным, какой я слышал в обеих своих жизнях.

    — Порфирий Данилыч. Слышишь меня? — Стон. Веки дрогнули. — Руку сожми. Левую.

    Пальцы шевельнулись и слабо сжали мои.

    Я сел прямо на пол возле лавки и с минуту ничего не делал.

    Терентий подошёл, оглядел нас обоих и молча поставил свечу на пол рядом со мной.

    Очнулся Шамшев в восьмом часу утра.

    Он открыл глаза, уставился в потолок, потом на меня, потом попытался поднять руку к голове и не смог, потому что я держал.

    — Не трогай. Там повязка.

    Он пошевелил губами. Голос вышел не сразу.

    — Михайло… Алексеич?

    — Я.

    — А чего это… — Он поморщился. — Голова… тяжёлая. Будто в неё ведро налили.

    — Налили и вылили. Лежи и не вертись.

    Шамшев помолчал, соображая. Соображал он медленно, и это было нормально, и я следил за тем, как он это делает, внимательнее, чем за пульсом.

    — Я парусину вёз, — сказал он наконец. — Редкая она вышла. Надо отвезть назад.

    — Отвезём.

    — А я чего лежу-то?

    — Ты с воза упал и головой ударился. Помнишь?

    Он подумал.

    — Не помню.

    Вот это было именно то, чего я ждал, и я выдохнул окончательно. Память на сам удар не возвращается почти никогда, зато всё, что было до и после, остаётся. Мозг у него работал.

    — Порфирий Данилыч. Сколько будет семью восемь?

    — Чего?

    — Считай, говорю.

    — Пятьдесят шесть, — сказал Шамшев обиженно. — Вы меня, барин, за дурака не держите. Я всю жизнь с железом, я считаю лучше вашего.

    — Считаешь, — согласился я. — А теперь пальцы мои сожми обеими руками. Обеими, разом.

    Он сжал.

    Слева вышло заметно слабее, зато сила была, и она не убывала.

    — Через неделю выровняется, — сказал я. — Может, через две. А теперь спи.

    — Господин Салтыков…

    — Что?

    — А чего у меня на голове-то?

    Я смотрел на этого мастера, который сутки назад умирал и который первым делом вспомнил про редкую парусину.

    — Дыра, Порфирий Данилыч, — сказал я. — Я тебе в черепе дыру просверлил твоим же трепаном. И кость обратно вставил.

    Шамшев некоторое время молчал.

    — Тем, что я по вашему чертежу делал?

    — Им самым.

    — Ну и как он? — спросил мастер. — Держал? Не гулял?

    Я засмеялся и смеялся, наверное, дольше, чем следовало, и Терентий у печи глядел на меня с беспокойством.

    * * *

    А слух пошёл по городу в тот же день, и пошёл он, как я и ожидал, в двух видах разом.

    Первый был такой. Лекарь Салтыков поднял мёртвого. Мастер лежал бездыханный, отходную читали, а я пришёл, повозился час, и мастер заговорил.

    Второй был такой. Лекарь Салтыков сверлит живым людям головы.

    И разносили второй куда охотнее.

    Я это понял к вечеру, когда приехал в Мариинскую и увидел, как на меня глядят в коридоре.

    Кологривов поймал меня у своей палаты и втащил в неё за рукав, и я приготовился к худшему.

    — Садитесь, — велел он.

    Я сел.

    Ефрем Данилыч прошёлся по палате, заложив руки за спину, остановился и уставился на меня в упор.

    — Я вчера уехал, не сказав вам ни слова. Знаете, отчего?

    — Догадываюсь.

    — Ни черта вы не догадываетесь. — Он сел напротив. — Я уехал, потому что мне сделалось дурно. Мне семьдесят второй год, сударь, я сорок пять лет в лекарях, я видел, как людям ноги пилят без всякого сна, и меня от этого не мутило ни разу. А вчера я поглядел на голову с дырой, на вас с этим вашим сверлом, и у меня, как у барышни, поплыло перед глазами. — Он помолчал. — А нынче утром мне донесли, что он говорит. И вот тут я, сударь, сел и заплакал. Сам от себя не ожидал.

    — Понимаю ваши чувства, — кивнул я. — Сам через такое проходил. Такова наша лекарская участь. Помогать другим. И вкладываем мы в это и наши эмоции, и нашу жизнь, что самое главное.

    — Теперь объясните мне, — сказал Кологривов другим голосом. — Толком. Откуда вы знали, что она там?

    И я объяснил.

    Разложил ему по признакам, как раскладывал себе. Удар, после которого человек встал и ходил, и это самое обманчивое, что бывает в голове. Зрачок, который расширился с той стороны, где беда, потому что распухший мозг придавливает нерв. Рука, ослабевшая с другой стороны, потому что мозг управляет телом накрест. Пульс, который замедлился, и дыхание, которое стало редким и глубоким, потому что давление внутри черепа гонит вниз то, что заведует сердцем и дыханием.

    — Накрест, — повторил Кологривов. — Правая сторона головы, левая рука.

    — Накрест.

    — Господи. — Он потёр лицо. — Сударь, я тридцать раз видал, как человек ударится головой, а после у него отнимается рука. И тридцать раз полагал, что это разные беды, одна в голове, другая в руке.

    — Это одна беда, Ефрем Данилыч.

    — Одна беда, — сказал старик. — Одна беда, а я тридцать раз лечил руку.

    Мейер взялся за дело иначе.

    Он явился ко мне с книжечкой и потребовал повторить всё с начала, медленно, чтобы записать. Записывал он два часа, переспрашивал, уточнял, чертил в книжечке кружки и стрелки и под конец поднял на меня очки.

    — Голубчик. А если бы он ударился левым виском?

    — Тогда был бы расширен левый зрачок и ослабела бы правая рука.

    — А если бы удар пришёлся в затылок?

    — А вот тут, Карл Фёдорович, всё хуже, и там я бы уже не знал, куда сверлить.

    Мейер записал и это честно, с моими же словами про «не знал бы».

    А Робек принял меня в кабинете, и разговор наш вышел коротким и неприятным.

    Он не кричал, он никогда не кричит.

    — Вы понимаете, что вы сделали? — спросил Робек.

    — Я спас человека, Михаил Михайлович.

    — Вы спасли человека, — согласился Робек. — А теперь послушайте, как это выглядит с той стороны стола. Лекарь Мариинской больницы, не спрося никого, в частной мастерской вскрыл череп живому человеку, у которого череп был цел. Под листом пять подписей, из них трое неграмотных. Что вы на это ответите?

    — Лист. — Я положил перед ним бумагу. — Признаки, заключение, подписи. Писан до работы, а не после.

    Робек прочёл, потом перечёл. И вот тут в лице у него что-то дрогнуло.

    — До работы, — проговорил он. — Вы писали это, когда он умирал.

    — Я писал это, покуда воду грели.

    Он положил лист и долго на него глядел.

    — Салтыков, — сказал он наконец. — Я вас поддерживал всё это время и поддержу теперь. Только имейте в виду одну вещь. Того, что вы вчера сделали, в этом городе не понимает никто, кроме вас. А человека, которого не понимают, защищать можно только бумагой.

    — Я знаю.

    — Да что вы можете знать? А? Ну, при всём уважении, вам же двадцать пять лет. Или сколько? Двадцать шесть? Какая разница! — Он снял очки. — Слух уже пошёл. К концу недели он дойдёт куда следует. И меня, признаться, беспокоит не академия.

    — А кто?

    — Аптекарь ваш, — сказал Робек. — Который вам с осени кланяется при встрече.

    Про Функа я подумал в тот же вечер и подумал спокойно.

    Аптекарь никуда не делся. Он потерял на моей соли, не добил мою пробу, но он не из тех, кто бросает. Рук у него довольно, знакомых лекарей ещё больше, а слух про человека, который сверлит живым головы, разносить одно удовольствие. Тут и трудиться не надо, знай повторяй да добавляй подробностей.

    К пятнице мне уже донесли, в каком виде это ходит по Литейной.

    Сказывали, что лекарь Салтыков ставит над людьми опыты, что мужчина после моего сверления лишился ума и теперь не узнаёт родных. Будто бы в подвале за Рогаткой у него содержатся мужики, которых он купил на то же самое.

    Последнее меня даже развеселило, потому что двадцать мужиков у меня и вправду содержались, и я их действительно кормил и учил, и объяснить это со стороны выходило смешнее, чем придумать.

    Смеялся я, впрочем, недолго.

    Два пакета пришли в один день, в субботу, с разницей в час.

    Первый был из Медико-хирургической академии.

    Написан он был безупречно, я и придраться не сумел. Конференция академии, наслышанная о необыкновенном случае врачевания посредством вскрытия черепа, покорнейше просит господина лекаря Салтыкова пожаловать и изложить обстоятельства, дабы случай сей мог быть рассмотрен со всею основательностью и, будучи найден особо полезным, доведён до сведения учёного сословия.

    Я прочёл это и не нашёл ни одной шероховатости.

    Что не означало для меня ровно ничего. Академии четвёртый год как выстроили новое здание, она молода, самолюбива и живёт тем, что доказывает свою учёность. Позвать могли и затем, чтобы поднять на щит, и затем, чтобы разобрать на части. По бумаге не понять.

    Второй пакет я узнал по печати ещё до того, как сломал сургуч.

    Военно-сухопутный госпиталь на Выборгской стороне.

    Тот самый.

    Я стоял с ним у окна и вспоминал ту залу.

    Около года назад меня ввели туда ровно в два часа пополудни. Больше дюжины лекарей за длинным столом, мундиры, седины, два парика старого фасона. Стола мне не полагалось, полагалось место посреди залы, как рекруту на приёмке. Мне отмерили время. Мне объяснили, что трубка моя глуха и гудит деревом, что Бургав трубками не пользовался и при этом лечил государей, и что лекарь, припадающий к палке над солдатом, похож на кучера, припавшего к квасу.

    Они смеялись. Все разом, дружно, с удовольствием.

    Я выиграл у них тогда одним больным, унтер-офицером Матвеевым, которому назвал порок сердечной заслонки, не задав ни единого вопроса. И вот тогда-то председатель и сказал ту фразу, которую я запомнил навсегда.

    Что единичный случай наукой не является и что оснований менять заведённый порядок врачевания общество не находит.

    О чём и будет записано.

    Я сломал печать.

    Бумага была короче академической и написана суше.

    Общество лекарей при Военно-сухопутном госпитале, читал я, получив сведения о произведённом лекарем Салтыковым вскрытии черепа у лица, не имевшего перелома оного, находит обстоятельства сего случая требующими рассмотрения. Господину Салтыкову надлежит явиться в назначенный день для дачи объяснений.

    Я перечитал.

    «Покорнейше просит пожаловать и изложить» и «надлежит явиться для дачи объяснений» это две очень разные вещи, и разницу между ними понимает всякий, кто хоть раз читал казённые бумаги.

    А потом я дошёл до подписей и всё понял окончательно.

    Их было девять, и восемь из них принадлежали тем самым людям, которые сидели тогда за длинным столом. Я узнал две фамилии сразу. Председателя, румяного, который острил про кучера и квас, и старика в парике, который поминал Бургава.

    Девятая подпись стояла последней и была мне незнакома.

    Год с лишним назад меня звали посмотреть, как надо мною посмеются, и посмеялись, и записали, что оснований менять порядок нет.

    Нынче меня звали не смеяться.

    За столом сидели те же люди, только теперь за мной стояли двор, школа, отделение больницы, двадцать один лист представлений, книга, имя и государыня, которая меня читает. И вот теперь я им мешал по-настоящему.

    Случай для них выходил идеальный, и я это понимал. Лекарь, не имеющий учёного звания, самовольно, в частной мастерской, вскрыл голову здоровому с виду человеку. Тут и придумывать ничего не надо.

    Я сложил обе бумаги и убрал их в ту самую папку, где лежал письменный отказ по моим носильщикам.

    Папка становилась толще.

    За спиной скрипнула дверь.

    — Барин.

    Мой ученик Терентий стоял на пороге, комкая шапку, и вид у него был такой, какого я у него не видел ни разу.

    — Что тебе?

    — Я, барин, весь день гляжу. — Он не поднимал глаз. — У вас беда.

    — С чего ты взял?

    — А я людей читаю, — сказал Терентий. — Вы спите по два часа. Бумаги вон эти читаете по три раза. И на дворе нынче про вас такое говорят, что я двоих уже осадил.

    Он помолчал и поднял на меня глаза.

    — Дозвольте помочь.

    Я едва не рассмеялся. Мужик из Вильны, неграмотный, в учениках, предлагает помощь в деле, где против меня подписались девять лекарей и целая академия.

    А потом я вспомнил кое-что.

    Я вспомнил, как он взял закрутку в первый день, не дожидаясь показа. Как подошёл к лежачему с той стороны, с какой надо. Как молча подвинул мне скатанное полотно под пятку, потому что иначе нога лежала неверно.

    И как вчера, всю ночь, он оказывался рядом со свечой прежде, чем я успевал попросить.

    Так делает не тот, кто три недели носит у меня вёдра. Так делает человек, много лет простоявший у стола.

    — Терентий, — решился спросить я. — Ты кем был до Вильны?

  

  
    Глава 2

    Терентий долго молчал.

    Он стоял, мял шапку, и я уже подумал, что ответа не будет вовсе.

    — Лекарем, барин, — сказал он наконец. — Я был лекарем.

    Я ждал чего угодно. Цирюльника, костоправа, полкового фельдшера, бабку-повитуху в родне. Но не этого.

    — Каким лекарем?

    — Барским. — Терентий поднял на меня глаза, и в них была не гордость, а усталость. — У нас в имении, под Витебском, был при барине свой лекарь. Иноземец, из шведов, старый уже. Барин его когда-то с оказией выписал и держал при доме. А у лекаря того ни семьи, ни учеников. Вот он меня, мальчонку, к себе и взял.

    — Сколько тебе было?

    — Одиннадцать. — Он помолчал. — Десять лет я при нём был. Он меня понемногу учил грамоте, латыни и всему прочему. А как помер, я при доме и остался. Лекарем.

    — На всё имение? — уточнил я.

    — На всё имение и на всю округу, барин. Тысячи полторы душ. Я и роды принимал, и кости складывал, и резал, когда деваться некуда. Пятнадцать лет так.

    Я сел на лавку, потому что стоять уже не мог.

    Теперь ясно, в чём дело.

    В моём веке таких зовут самородками и пишут о них статьи. А тут это называется иначе и никак не называется вовсе, потому что для закона такого человека не существует.

    Крепостной лекарь — вот как это зовётся. Помещик берёт смышлёного мальчишку, отдаёт в ученье своему домашнему лекарю, и через десять лет у него в имении есть человек, который умеет резать, вправлять и принимать. Он лечит полторы тысячи душ, а иной раз и соседских помещиков, если у тех своего нет. И при этом у него нет ни звания, ни права, ни бумаги. Он вещь, которая умеет лечить.

    — А после? — спросил я.

    — А после барин помер. — Терентий пожал плечами. — Наследников трое, все из Петербурга приехали, имение делить. Меня сперва хотели продать соседу, тот давал хорошие деньги, я ведь при деле. А после посчитали и решили иначе. Рекрутский набор как раз шёл, и они меня в зачёт отдали.

    — В рекруты.

    — В рекруты, барин. Мастеровой человек в зачёт хорошо идёт, за меня им двоих простили.

    Он сказал это ровно, и злобы в голосе у него не было, и оттого мне сделалось совсем скверно.

    — Дальше?

    — Дальше полк. Три года в строю, после в лазарет определили, там приметили, что я умею. Потом Вильна, потом господин Голиков меня к вам отписал.

    — А отчего ты мне не сказал? Три недели молчал.

    Терентий поглядел на меня, и во взгляде этом было снисхождение, какое бывает у мужика к барину, когда барин спрашивает очевидное.

    — А что сказать-то, барин? Что я, крепостной, пятнадцать лет людей резал без всякого дозволения? — Он усмехнулся. — У нас знание без бумаги, оно ведь не заслуга. Оно вина. Скажешь, что умеешь, а тебя спросят, по какому такому праву. И хорошо, если просто высекут.

    Я молчал, потому что возразить было нечего.

    — Дозвольте мне теперь сказать, зачем пришёл, — продолжал Терентий. — Я, барин, не жалиться пришёл. Я помочь пришёл и помочь могу трояко.

    — Говори.

    — Первое. — Он загнул палец, и я невольно отметил, что перенял он это у меня. — Я эту вашу работу с головой уже видел. Своими глазами.

    Я выпрямился.

    — Где?

    — В полку однажды. Солдату при осадных работах бревном по башке съездило, кость вдавило внутрь, вот тут. — Терентий ткнул себя над ухом. — А лекарь наш полковой её вскрыл и осколки вынул. И солдат жил после того. Недолго, правда, с полгода, и с придурью, а жил.

    — Кто вскрывал?

    — А вот это, барин, и есть самое главное. — Терентий полез за пазуху и достал сложенный лист, который я узнал сразу, потому что сам его туда клал, оставив на столе. Бумагу из Военно-сухопутного госпиталя. — Я, барин, грамоте плохо учен, а фамилии читаю. Вы этот лист третий день на столе держите. Я и поглядел.

    Он развернул бумагу и повёл пальцем по подписям.

    — Вот эта. Третья сверху.

    Я поглядел, куда он указывал, и мне сделалось весело.

    — Он?

    — Он самый, барин. Он тогда штаб-лекарем при нашей дивизии состоял, а после, сказывали, в Петербург перевёлся. Я его лицо до сих пор помню, он мне тогда ещё велел таз держать.

    Вот это был подарок.

    Человек, который нынче требует от меня объяснений за вскрытие черепа, сам вскрывал череп шесть лет назад. При переломе, положим, и по всем правилам, и никто ему за это слова не сказал.

    Значит, спор наш не о том, можно ли сверлить голову. Спор о том, можно ли сверлить её по одним признакам, не видя пролома. А это уже совсем другой разговор, и вести его придётся на моём поле.

    — Второе, — сказал Терентий. — Вас нынче судить станут, и я знаю, как оно бывает. Барина моего судили.

    — За что?

    — За мужика. — Терентий опустил глаза. — Барин мой был человек хороший, только горячий. Мужика на конюшне запороли до смерти, а барин при том присутствовал. Соседи донесли, дело завели. Я тогда при нём был и всё видел от начала до конца.

    — И чем кончилось?

    — Оправдали. — Он поднял голову. — И вот что я вам скажу, барин, я это на всю жизнь запомнил. Стряпчий его первым делом сказал: молчите про совесть. Как заговорите про совесть, так вы и проиграли. Говорите только про то, что записано, и про то, при ком было.

    Я поглядел на этого человека с новым интересом.

    — Дельный был стряпчий.

    — Дельный. — Терентий кивнул. — А третье, барин, вот. Я пойду с вами и встану, где скажете. Свидетелем, ежели надо. Только знайте наперёд, что слово моё не стоит ничего, я человек податного сословия и в рекруты сдан, меня и слушать не станут.

    — А ты всё равно пойдёшь.

    — Пойду.

    Я встал и подошёл к нему.

    — Терентий. Слушай меня внимательно, повторять не стану. — Я говорил медленно. — Я тебя из учеников перевожу. С нынешнего дня ты у меня не ученик. Ты при мне второй, вместе с Плетнёвым. Жалованье положу лекарское, сколько смогу.

    Он моргнул.

    — Барин, да куда мне…

    — Молчи. — Я поднял ладонь. — Ты пятнадцать лет резал без бумаги. Бумагу я тебе достану, не нынче, так через год, и это будет моя забота. А покуда ты станешь работать при мне и учить моих мужиков, потому что ты умеешь то, чего они не умеют, и уже давно.

    Терентий стоял и молчал, и на лице у него ничего не отражалось.

    Потом он вдруг неловко поклонился в пояс, чего я терпеть не могу.

    — Не кланяйся. У меня и без того забот довольно.

    * * *

    В Медико-хирургическую академию я поехал в понедельник, и ехал туда совсем не с тем чувством, с каким год назад ехал на Выборгскую.

    Тогда я ехал доказывать. Нынче я ехал объяснять, и разница между этими двумя вещами громадна.

    Зала оказалась новая, светлая, с высокими окнами, и пахло в ней мелом и свежим деревом, а никак не кислыми щами из подвалов. Народу собралось человек сорок. Я оглядел этих людей и сразу отметил главное. Половина из них была молода.

    Профессора сидели передо мной впереди, адъюнкты за ними, а дальше, вдоль стен и в дверях, стояли студенты старших курсов, которых, судя по всему, никто не звал, и они набились сами.

    Мне предложили стул.

    Это была первая разница, и я её оценил.

    — Господин Салтыков, — начал председательствующий, человек лет пятидесяти, с профессорским выговором и цепкими глазами. — Конференция просила вас изложить случай. Излагайте, как вам угодно, хоть с середины, хоть с конца. Перебивать станем.

    — Благодарю, что предупредили.

    По зале прошёл смешок, и я понял, что хуже уже не будет.

    Излагал я сорок минут.

    Начал я с падения. С того, что человек встал, работал, считал товар и жаловался на гул в голове, и что именно эти двенадцать часов и есть самое обманчивое, что бывает при ударе в голову. Объяснил, отчего так выходит. Кровь из разорванной жилки копится часами, а не идёт разом, и покуда её мало, мозг терпит.

    Потом разложил перед ними признаки. Зрачок, расширившийся справа. Руку, ослабевшую слева. Пульс, упавший с семидесяти до сорока восьми. Дыхание, ставшее редким и глубоким.

    И тут в меня полетел первый вопрос, и полетел он из третьего ряда.

    — Простите, откуда накрест?

    Спрашивал молодой, лет двадцати пяти, в адъюнктском сюртуке.

    — Оттуда, что мозг управляет телом накрест. Правая половина его заведует левой стороной тела, левая правой. Это видно на всяком ударе в голову и на всяком человеке, которого разбил паралич.

    — Позвольте, — поднялся старик из первого ряда. — Сие утверждали древние, но доказательств тому нет.

    — Доказательство сидит у меня в мастерской и просит парусину, — сказал я. — У него была беда справа, а слабела рука слева. Нынче обе руки при нём. Других доказательств у меня для вас нет, ваше превосходительство, а это, полагаю, чего-то стоит.

    — Отчего именно справа сверлили? — крикнули от дверей.

    — Оттого, что там была припухлость от удара, и оттого, что расширился правый зрачок. Обе приметы указали в одно место. Если бы они расходились, я бы не взялся.

    — А если бы удар пришёлся в затылок?

    Вот тут я остановился и ответил честно, потому что врать в такой зале смысла не имеет.

    — Тогда я бы не знал, куда сверлить, и, вероятно, не стал бы. При ударе в затылок кровь может собраться в таком месте, куда мне без ножа не добраться. Господа, я не стану вам рассказывать, что моя метода годится на все случаи. Она годится на один, и я вам его описал.

    По зале прошло движение, и качнулось оно в мою сторону.

    Дальше посыпалось всерьёз.

    Отчего я не выждал? Оттого, что при таких признаках ждать нечего, счёт идёт на часы, а не на дни.

    А эфир при угнетённом дыхании отчего? Оттого, что самой малой мерой и под счёт, и я объяснил, где тут граница и что делать при шести вдохах.

    Чем вымывал? Тёплой водой и слабой известковой.

    Отчего вернул кость на место, а не выбросил? Оттого, что она живая и прирастает, и если её выбросить, под кожей останется провал, а в провале мозг беззащитен.

    Этот вопрос задал председательствующий, и, услышав ответ, он что-то пометил у себя.

    А потом поднялся маленький сухой профессор с самого края и задал единственный вопрос, которого я боялся.

    — Господин Салтыков. Вы человек молодой и, я вижу, дельный. Ответьте мне вот на что. Ежели бы вы ошиблись и мастер ваш умер под ножом, что бы вы сказали нынче?

    В зале стало тихо.

    — Сказал бы то же самое, — ответил я.

    — Извольте пояснить.

    — Поясню. — Я поднялся, потому что сидя такое не говорят. — Признаки были те, какие были, и указывали они туда, куда указывали. Ошибиться я мог. Всякий может. Но ежели бы я не взялся, он умер бы наверняка и к вечеру, и умер бы при мне, без всякой ошибки с моей стороны, и я бы сидел нынче перед вами чистый. Вот это, господа, и есть самое паршивое в нашем ремесле. Тому, кто не берётся, никогда ничего не бывает.

    Маленький профессор кивнул мне и сел.

    Кончилось всё через два часа.

    Председательствующий поднялся и сказал следующее.

    Что конференция находит изложенный случай заслуживающим внимания. Что о нём составят записку. Что вопрос о том, следует ли признать таковую операцию допустимой при описанных признаках и без явного перелома, конференция полагает открытым и передаст на рассмотрение.

    — А покуда, господин Салтыков, — прибавил он, — позвольте от себя лично. Вы нынче объяснили нам одну вещь, которой мы не знали. Это, поверьте, случается тут не всякий год.

    Уходил я под шум, и в дверях меня перехватили сразу трое студентов, и все трое спрашивали одно и то же. Где можно видеть трепан.

    * * *

    До второго разбирательства у меня оставалось три дня, и пришлись они на первую неделю поста.

    Город переменился у меня на глазах разом. Масленая кончилась, балаганы с Адмиралтейской свезли, ледяные горы стояли пустыми и уже оседали. Театры закрылись до Пасхи. Гостей не звали, званых обедов не давали, и в домах сделалось тихо, как бывает только в пост.

    В доме на Литейной тишина продержалась ровно до среды.

    Я приехал к обеду и ещё в передней услышал грохот, который ни с чем не спутаешь. Удар, топот и восторженный вопль в два голоса.

    — Митя! Николенька! — гремело откуда-то сверху.

    Я поднялся и застал полную картину.

    Митя с Николенькой играли в зале. Ковёр был скатан и стоял у стены. Мебель сдвинута. Посреди залы, на полу, лежал мяч, кожаный, туго набитый, размером с кулак, а Николенька держал в руках биту, выструганную из доброй доски.

    Дарья Гавриловна стояла в дверях, скрестив руки.

    — Матушка, мы в лапту!

    — Я вижу, что вы в лапту. Я уже одно окно у вас видела, зимой, в столовой. Вон из залы.

    — Так на дворе снег!

    — На дворе снег, а стекло денег стоит.

    — Дарья Гавриловна, — сказал я, — а дозвольте вступиться.

    Она обернулась.

    — И вы туда же?

    — И я туда же. Только на условиях.

    Через четверть часа мы играли на заднем дворе, где снег был утоптан и где до окон было далеко.

    Правила я знал, потому что лапта в этом веке игра всеобщая и играют в неё все, от мужиков до кадетов, а Суворов, сказывают, велел учить ей солдат ради силы и глазомера. Чертят на снегу две черты: одна — город, другая — кон. Одна партия в поле, другая бьёт. Бьющий лаптой отправляет мяч подальше, бежит до кона и обратно, а полевые ловят и норовят его осалить.

    Народу набралось больше, чем я рассчитывал.

    Митя с Николенькой, разумеется. Гришка, которого подрядили подавать мяч, потому что подавать он умел. Двое дворовых мальчишек, набежавших на шум. Настя, объявившая, что станет вести счёт и играть не будет, и через десять минут игравшая в поле яростнее всех.

    И Павел.

    Его вывели на крыльцо и усадили на стул, в тулупе, с костылями рядом, и он с этого стула немедленно принял на себя обязанности верховного судьи.

    — Кон дальше! Дальше кон, я сказал! Что это за кон в пятнадцать шагов, тут младенец добежит!

    — Павел Алексеевич, тут снег!

    — А у вас ноги на что?

    Барон явился на шум и первым делом объявил себя судьёй вторым, после чего они с Павлом немедленно поссорились.

    Играли мы часа полтора.

    Я взял биту на третьем заходе, и вот тут со мной случилась занятная вещь.

    Тело моё помнило.

    Не Михайлы тело, а моё собственное, из той жизни, где я в студенческие годы гонял мяч с битой, и где это называлось иначе, и мяч был другой, и правила другие. А замах тот же. И то, как разворачиваешь корпус, и как ведёшь руки, и как встречаешь мяч серединой биты, а не концом.

    Да. Было дело. Как-то приходилось играть в бейсбол. Он был непопулярен, но мне все же довелось в него поиграть.

    Я ударил, и мяч ушёл за все мыслимые пределы, через двор, в сугроб у сарая.

    На дворе стало тихо.

    — Ого, — сказал Митя.

    — Михайло Алексеевич! — взревел с крыльца Павел. — Вы как так бьёте⁈

    — Да оттого, что глазомер у меня лекарский.

    Побежал я, признаться, скверно. В сапогах по утоптанному снегу, отвыкши, и на возвратном пути Настя достала меня мячом прямо между лопаток, с такой силой и с таким торжеством, что двор взвыл.

    — Осалила! — заорал Николенька. — Настя осалила!

    — Настасья Петровна, вы же не играете.

    — Я передумала, — сказала она, отряхивая руки.

    Кончилось у нас тем, что Митя, разбегаясь, налетел на Гришку, оба покатились, и снега набралось обоим за шиворот столько, что Дарья Гавриловна увела их отпаиваться.

    А я сел на крыльцо рядом с Павлом.

    Он сидел, сунув руки в рукава, и глядел на пустой двор.

    — Слушай, — сказал он. — А ведь я в лапту последний раз играл, когда мне было лет пятнадцать. В Замоскворечье, за домом. Мы с Андреем и с соседскими.

    — И как?

    — А он мне тогда мячом в лоб попал. — Павел усмехнулся. — Я неделю ходил с шишкой и всем говорил, что упал с лошади.

    Мы помолчали.

    — Нога как? — спросил я.

    — Ноет. — Он пошевелил ею под тулупом. — К погоде, что ли. Но держит. Я нынче до крыльца сам дошёл, на костылях, без всякой помощи. Восемь шагов.

    — Через неделю будет тридцать.

    — Через неделю я на этот двор выйду и Настьке покажу, как надо бегать, — мрачно пообещал Павел.

    Со двора послышался смех, и я поймал себя на том, что за эти полтора часа ни разу не подумал ни о госпитале, ни о девяти подписях.

    А потом вспомнил и понял, что зря я себя за это корю.

    Завтра я пойду в ту залу и стану говорить с людьми, которые желают меня оттуда вынести. И говорить я стану не о том, что я хороший лекарь и не о том, что совесть моя чиста. Совесть в таких залах не стоит ничего, Терентий прав, и стряпчий его был прав.

    Я стану говорить о том, что записано, и о том, при ком было.

    А ради чего я всё это делаю, мне только что показали на заднем дворе, в снегу, с мячом и битой.

    * * *

    На Выборгскую я поехал в четверг, и всё там было ровно так, как год назад.

    Наплавной мост убрали на зиму, и переезжал я по льду. Длинные корпуса петровской постройки. Кислый запах из подвалов. И зала, та самая, с длинным столом.

    Мне снова не поставили стула.

    Я оглядел стол и узнал их всех. Председатель, сухой, с постным лицом. Румяный, который год назад острил про кучера и квас. Старик в парике, который поминал Бургава. И прочие, помельче.

    Девятого я нашёл глазами сразу и не сразу поверил.

    Он сидел с краю, немолодой штаб-лекарь, тот самый, что год назад догнал меня на крыльце и попросил трубку для себя, тихо и ни при ком. Он глядел в стол.

    — Господин Салтыков, — начал председатель. — Обществу известно, что двадцать третьего февраля вы произвели вскрытие черепа мастеровому человеку Шамшеву, у коего перелома черепа не имелось. Произвели самовольно, в частном доме, без дозволения и без присутствия старших. Извольте объясниться.

    — Извольте, — сказал я. — Только прежде позвольте уточнить, в чём именно меня обвиняют, потому что обвинений я слышу три, и они разные.

    Председатель поднял бровь.

    — Изложите.

    — Первое. Что я действовал самовольно. Второе. Что я оперировал при целом черепе, чего делать не положено. Третье. Что я сделал это в частном доме, без надлежащих свидетелей. — Я обвёл стол глазами. — Отвечать я стану по порядку, и начну с последнего, потому что оно самое простое.

    И положил на стол лист.

    — Это писано до работы. Число, час, место. Признаки по пунктам. Заключение. Пять подписей, из них одна крестом. Прошу приобщить.

    Письмоводитель взял лист. По зале прошло движение.

    — До работы? — переспросил румяный.

    — До работы. Покуда воду грели.

    — Позвольте, — он усмехнулся, — а не проще ли было написать сие после, по памяти?

    — Проще. Только после написанное ничего не стоит, вы это знаете лучше меня. Я, господа, полтора года хожу по казённым местам и выучился одному: бумага, писанная до дела, весит втрое против той, что писана после.

    Старик в парике завозился недовольно.

    — Оставим бумаги. Перейдём к существу. Вы вскрыли череп, не имея перелома. Сие есть неслыханное.

    Вот тут я и достал то, что принёс.

    — Ваше превосходительство. Дозвольте задать вопрос обществу, и вопрос этот единственный.

    — Задавайте.

    — Вскрытие черепа при вдавленном переломе в этом госпитале производится?

    Молчание вышло короткое, но заметное.

    — Производится, — сказал председатель. — При явном вдавлении кости и при показаниях. Сие известная операция и описана у авторов.

    — Благодарю. — Я повернулся к третьему слева. — А вы, сударь, шесть лет назад, состоя штаб-лекарем при дивизии, вскрыли череп солдату, коему бревном вдавило кость над ухом. Осколки вынули, и человек после того жил.

    Он поднял голову.

    — Откуда вам сие известно?

    — От человека, который держал вам таз.

    По зале прошёл шум.

    Терентия в зале не было. Я был уверен, что отговорил его ехать. И, полагаю, правильно сделал. Не нужны ему такие проблемы.

    — Господа, — сказал я, и говорил я теперь громко, потому что настала та минута, когда надо говорить громко. — Стало быть, о самой операции мы с вами не спорим. Вы её делаете, я её делаю, авторы её описали. Спорим мы об одном: можно ли её делать, когда кость цела, а беда под ней.

    — Именно! — Румяный хлопнул ладонью по столу. — И мы говорим, что нельзя, ибо сие есть гадание.

    — Это не гадание. Это признаки. — Я вынул второй лист. — Их шесть, и вот они.

    И я прошёл по ним, по одному, сухо и медленно, потому что торопиться было некуда.

    Светлый промежуток. Зрачок, расширенный на стороне удара. Слабость руки на другой стороне, накрест. Замедленный пульс. Редкое глубокое дыхание. Припухлость над виском, а вдавления под ней нет.

    — Шесть примет, господа, — заключил я. — Порознь всякая из них ничего не значит. Вместе они значат одно, и ничего другого значить не могут. Я утверждаю, что всякий, кто их выучит, сможет отличить такого больного от пьяного, от разбитого параличом и от умирающего вовсе.

    — Слова, — сказал старик в парике. — Единичный случай наукой не является.

    Я ждал этой фразы. Я, признаться, ждал её с порога.

    — Совершенно верно, ваше превосходительство. Мне уже говорили здесь ровно то же самое.

    Старик осёкся.

    — И к чему вы эту? — хмыкнул он.

    — К тому, что тогда вы правы, — продолжал я. — Единичный случай наукой не является. Оттого я и не прошу вас признать мою методу. Я прошу другого. Запишите эти шесть примет в ваш журнал. Просто запишите. И когда через месяц, через год к вам привезут такого человека, вы их проверите сами, на своём больном, в своей зале. Ежели они сойдутся, вы получите второй случай. После третий. И тогда это перестанет быть единичным.

    В зале сделалось тихо.

    И вот тут в дверях загремело.

    Служитель в сенях кому-то доказывал, что нельзя, а голос ему отвечал такое, что я узнал его через две двери и закрыл глаза.

    Дверь отворилась.

    На пороге стоял Шамшев.

    В тулупе поверх халата, в шапке, съехавшей набок, потому что на мою повязку она иначе не садилась. Повязка белела через всю правую половину головы. Опирался он на плечо извозчика, которого, судя по всему, нанял и который смотрел на всё это собрание с ужасом.

    — Порфирий Данилыч, — сказал я. — Ты что тут делаешь?

    — Дело у меня, — объявил Шамшев на всю залу. — А вы, барин, не серчайте. Вы бы меня не повезли, я знаю. Я сам нанял.

    Председатель поднялся.

    — Кто таков?

    — Шамшев я. Мастер. Тот самый, которому голову сверлили.

    В зале поднялся такой шум, что председателю пришлось стучать по столу.

    Дальше было то, чего я не устраивал и устроить бы не сумел.

    Шамшева усадили, стоять ему было тяжело, и говорил он минут десять. Говорил он скверно, путано, перескакивая с парусины на трепан и обратно, и ровно поэтому ему верили.

    Он рассказал, как упал у склада и как встал сам. Как довёз товар и расписался у приказчика. Как вечером у него гудела голова и как он лёг спать. Как ничего дальше не помнит. И как проснулся, а голова тяжёлая, ведро ведром.

    — А вот эта штука, которой мне сверлили, — прибавил он, — её я сам делал. По ихнему чертежу. Не так давно. И года не прошло ещё.

    — Вы сами? — переспросил председатель.

    — Сам. Я мастер. — Шамшев подумал. — Я, ваше высокородие, вот что скажу. Вы тут сидите, судите. А я нынче живой сижу. По-моему, это и есть весь сказ.

    Кончилось это через час.

    Председатель встал и объявил приговор, подбирая слова так тщательно, что мне было слышно, как тяжело они ему даются.

    Что общество, рассмотрев обстоятельства, находит действия лекаря Салтыкова в описанном случае оправданными нуждою и не усматривает в них самовольства, поскольку они были предварительно изложены письменно при свидетелях.

    Шесть примет, господином Салтыковым указанных, вносятся в журнал общества для проверки при будущих случаях.

    И что вопрос о допущении таковой операции при отсутствии явного перелома общество полагает подлежащим рассмотрению совместно с конференцией Медико-хирургической академии.

    Я поклонился ровно настолько, насколько требовал этикет.

    В точности как год назад.

    Только в этот раз я выходил из этой залы иначе.

    Догнали меня, как и в прошлый раз, на крыльце.

    Тот же человек. Немолодой штаб-лекарь, девятая подпись. Он взял меня под локоть и отвёл к тем же перилам, и это было до того похоже, что я едва не рассмеялся.

    — Господин Салтыков. Я подписал ту бумагу.

    — Я видел.

    — Хочу объясниться, а после уж судите. — Он глядел на госпитальный двор, как и год назад. — Трубку вашу я тогда взял и пользуюсь ею по сей день, и записи веду, как вы велели. У меня их за год три тетради. Я вам верил, сударь. А как услыхал про сверление живой головы, так и решил, что вы, простите великодушно, тронулись.

    — И подписали.

    — И подписал. — Он поднял на меня глаза. — А нынче посидел, послушал вас и мастера вашего и понял, что подписал по глупости. Так что простите старика.

    — Прощаю, — сказал я, и сказал искренне. — Вы хоть подписали открыто, а не шептались по углам. Это дорогого стоит.

    Он помолчал.

    — Тетради я вам пришлю. Все три. Может, пригодятся, — произнёс он.

    — Пришлите непременно. А трепан хотите поглядеть?

    Штаб-лекарь оглянулся на дверь, за которой ещё шумело общество, и вдруг усмехнулся мне совершенно молодо.

    — Хочу, сударь. Только опять же без огласки.

    Эх… До чего же циклична история! Даже на таких малых размахах.

    * * *

    Домой я вернулся к вечеру в том редком состоянии, когда всё сделано и ничего не висит.

    Шамшева отвезли в мастерскую и уложили, и он всю дорогу выговаривал мне за то, что я не взял его сразу. Плетнёву я велел глядеть за ним три раза в день. Терентий, простоявший у дверей залы весь этот час и внутрь не допущенный, шёл рядом с санями и всю дорогу молчал, а на прощание сказал только, что бумага теперь у меня будет.

    Его я тоже отговаривал ехать. Но он всё же прибыл и стоял снаружи. И это тоже дорогого стоит. Сразу видно — верный человек.

    Я поужинал со всеми, выслушал от Мити с Николенькой подробный отчёт о вчерашней лапте, в котором мои успехи были сильно преувеличены, а Настины умолчаны вовсе, и поднялся к себе с намерением лечь рано.

    На столе меня ждало письмо.

    Оно лежало поверх прочих, и я отметил его прежде, чем взял в руки, потому что оно было не такое, как все.

    Бумага была дорогая, плотная, с водяным знаком. Сургуч чёрный, и оттиска на нём не было. Печать нарочно поставлена гладкой стороной, чтобы не осталось ни герба, ни литер.

    Я сломал сургуч.

    Почерк был мне незнаком.

    Совершенно. Я перебрал в памяти всех, чью руку знаю, и похожего не нашёл. Писано было аккуратно, ровно, с наклоном, каким пишут люди, привыкшие к перу, и без единой помарки. Так пишут набело.

    'Милостивый государь Михайло Алексеевич.

    Не имею чести быть Вам представленным и покуда не ищу сей чести, о чём прошу не судить строго.

    Извещаю Вас, что дело, в коем Вы нынче одержали победу, было затеяно не теми, кто ставил подписи. Люди сии подписали искренне и по убеждению, и зла Вам не желали. Зато желал его тот, кто им о Вас донёс, и донёс в известный день и в известном порядке, отнюдь не случайно.

    Полагаю, Вам небезынтересно будет узнать его имя.

    Равно как и то, что нынешняя неудача его ничему не научила и что следующий шаг он готовит против Вашего дела за Рогаткой, а вовсе не против Вашего ремесла.

    Ежели угодно, я скажу Вам больше при встрече. Место и час назову особо. Приходите один и никому не сказывайте, ибо в противном случае я разговора не начну.

    Доброжелатель'.

    Я прочёл это предельно внимательно.

    Человек этот не представился. Что ж, мне к такому не привыкать. Но всё же любопытно…

    Потом я взял свечу, поднёс лист к огню поближе и стал разбирать его так, как разбираю больного.

    Бумага дорогая, и такой, я знал, в лавке для записок не берут. Почерк набело, стало быть, письмо переписано с черновика, а черновик составлялся не в один присест. Слог гладкий, казённый в лучшем смысле, с оборотами, какие ставят люди, всю жизнь пишущие бумаги. «Не ищу сей чести», «в известном порядке», «в противном случае».

    Ни ошибки, ни поправки, ни единой приметы.

    Человек, который писал это письмо, знал, что я стану его разглядывать, и не оставил мне ничего.

    А главное было в другом.

    Он знал, что дело в госпитале кончилось нынче, часов пять назад. И письмо уже лежало у меня на столе.

    Я позвал Гришку.

    — Кто привёз?

    — Мальчишка, барин. Не наш, с улицы. Сказал, велено передать в собственные руки, а от кого, не знает. Дали пятак и велели бежать.

    Ну разумеется.

    Я вернулся к столу, сел и ещё раз перечитал последние строки.

    Против моего дела за Рогаткой.

    Двор. Двадцать учеников. Известь, пакеты, носилки, соль, книга. Всё, что я строил так долго и что нынче стоит на одном. На том, что я там хозяин и что бумаги в порядке.

    Я сложил письмо и убрал его в папку.

    А на следующий день я получил второе сообщение. Узнал время и место встречи с неизвестным.

    Что ж… Пришла пора узнать, кто этот тайный союзник и чего он от меня хочет.

    И главное — союзник ли он мне на самом деле.

  

  
    Глава 3

    Не прошло и дня, как мне назначили точное время и встречу. Таинственный незнакомец ждал меня в трактире у Сенной. А это место я знал очень хорошо.

    Тут год назад сидел у окна человек в сером кафтане, которого мы так и не взяли, и тут же Ртищев два воскресенья кряду пил чай и глядел на извозчиков. Место выбрал не я, и выбор этот сказал мне многое ещё до разговора. Дворян тут не бывает, зато народу столько, что никто ни на кого не глядит.

    Я пришёл за четверть часа до срока, сел в углу, спиной к стене, и велел подать чаю.

    Он явился минута в минуту.

    Невысокий, лет сорока, в добротном тёмном сюртуке. Лицо у него было из тех, какие я забываю через минуту. Руки чернильные, с той особой мозолью на среднем пальце, какая бывает у людей, пишущих по восемь часов в день.

    — Господин Салтыков.

    — Садитесь, — кивнул я.

    Он сел напротив, снял шапку и положил её на колени. И первое, что он сделал, меня удивило.

    — Тарусов, Никита Фомич, — сказал он. — Поверенный по делам торгового дома, коего называть покуда не стану. Извольте знать, с кем говорите. Мне так удобнее.

    — Отчего же удобнее?

    — Оттого, сударь, что имя моё вы бы через неделю узнали и сами, а я бы выглядел дураком.

    Я отметил это себе. Человек, который называется первым, чтобы не выглядеть дураком, соображает быстро.

    — Слушаю вас, Никита Фомич.

    Он помолчал, собираясь, и начал не с того, с чего я ждал.

    — Вы полагаете, я вам помогать пришёл.

    — Вы так написали.

    — Написал. — Тарусов поглядел на меня спокойно. — А на деле я себя спасаю, и вам об этом лучше знать сразу, чтобы после не обижаться. Дом, при котором я состою, нынче в таком положении, что мне уже всё равно, кому кланяться.

    — В каком положении?

    — В том, в каком бывает дом, которого выбрали на заклание. — Он повёл плечами. — В прошлом году нам дали взять большой подряд. Деньги в дело вошли чужие, наши только имя и залог. Товар шёл не наш, принимали его не мы, а бумаги подписаны нашей рукой. И нынче я, сударь, сижу и жду, когда за этот товар спросят. Спросят с нас. С тех, чьи деньги, не спросят никогда, потому что их в бумагах нет.

    Я слушал, и картина складывалась.

    Всё сходилось с тем, что я знал сам. Записка Гагиной, три торговых дома, Ерофеев со своим честным подрядом и чужими компаньонами, восемнадцать бочек трухи в Риге. Устройство одно и то же.

    — Вы Ерофеева знаете? — спросил я.

    Тарусов чуть двинул бровью, и я понял, что попал.

    — Знаю. Он в том же положении, только глупее, потому что ещё гордится. — Он подался вперёд. — Теперь о вас. Вы, господин Салтыков, привезли из армии бумаги, и бумаги эти уже лежат где надо. О вас нынче говорят в таких местах, где о лекарях не говорят вовсе.

    — Кто говорит?

    — Тот, ради кого я и пришёл.

    Он оглянулся на дверь, коротко, привычно, и наклонился ближе.

    — Слушайте меня внимательно, сударь, я скажу коротко. Человек этот в бумагах не значится нигде, ни в одной строке. Служит он не по торговой части и не по военной. Чин у него…

    Дверь трактира хлопнула.

    — Салтыко-ов! — раздалось на весь зал. — Ну наконец-то! Я вас третью неделю ищу по всему городу!

    Я закрыл глаза.

    Аполлон Гаврилович Жадовский. Старый знакомый из отдела, который отвечает за международные связи. В шубе нараспашку, румяный с мороза, пробирался к нам между столами с лицом человека, отыскавшего потерянного брата.

    Тарусов онемел.

    Я видел, как из его лица за секунду ушло всё, что там было, и осталась вежливая пустота приказчика, которого спросили о погоде.

    — Аполлон Гаврилович! Какими судьбами? — спросил я, чтобы не привлекать внимания к нашей беседе.

    — Да вот, представьте, ехал мимо. — Жадовский уже отодвигал третий стул и садился, не дожидаясь приглашения. — Гляжу в окно, а там вы. В извозчичьем трактире. Лекарь Салтыков, который нынче у всего города на языке. Я, разумеется, велел стать.

    — Я по делу.

    — Так и я по делу! — обрадовался он. — Моё дело — любопытство. Я, сударь, третью неделю умираю от него, и вот, извольте, награда. Человек! Эй, любезный, чаю, и покрепче.

    Он уселся основательно, распахнул шубу и с удовольствием оглядел нас обоих.

    — Никита Фомич, — сказал он вдруг. — А вас-то сюда каким ветром?

    Я медленно повернул голову.

    Они были знакомы.

    — По торговым делам, ваше высокородие, — ответил Тарусов деревянным голосом. — Заехал погреться.

    — Погре-еться, — с наслаждением повторил Жадовский. — В трактире у Сенной. Вы, поверенный, который третьего дня обедал у французского консула. Господа, вы меня простите, но я, кажется, влез в нечто увлекательное.

    И вот тут я понял две вещи разом.

    Первая. Разговор кончен, и Тарусов не скажет больше ни слова, даже если я стану его умолять.

    Вторая. Жадовский только что подарил мне то, чего Тарусов не собирался говорить никогда. Поверенный, обедающий у консула, — это не человек хлебного подряда. Это человек по заграничной части.

    — Аполлон Гаврилович, — сказал я. — Вы правы, вы влезли. И я вас за это, представьте, благодарю.

    — Вот как?

    — Именно. — Я поднялся. — Никита Фомич, разговор наш окончен — вы это и сами видите. Я вам напишу через неделю и напишу так, чтобы вы поняли. А покуда возьмите на память вот что.

    Я вынул из кармана и положил перед ним склянку с хинной солью.

    — Это что? — насторожился он.

    — Это моего двора работа. — Я застегнул шинель. — У вас, Никита Фомич, желтизна в белках и печень пошаливает, я это с порога вижу. Пейте по щепоти, когда затрясёт. И живите подольше: вы мне нужны живым.

    Тарусов глядел на склянку, и на его пустом лице впервые что-то проступило.

    На улице меня догнал Жадовский.

    — Салтыков, а Салтыков. Я вам помешал?

    — Помешали.

    — Изрядно?

    — Изрядно.

    — Прелестно! — Он засмеялся, совершенно довольный. — Значит, дело серьёзное. Знаете что, садитесь ко мне, довезу. И по дороге расскажете, какого чёрта вам понадобился поверенный, который возит через таможню бумагу, вино и всякую мелочь для посольских домов.

    Я остановился посреди улицы. Но беседовать с ним больше не стал. Понимал, что он любой ценой станет вытягивать из меня сведения.

    Но я пока что не доверяю никому.

    И тем лучше.

    — Простите, господин Жадовский, но я доберусь своим ходом.

    И ему этого хватило.

    * * *

    Николай Мироныч прислал за мной на другой день, к вечеру, и по лицу приказчика я понял, что дело нешуточное.

    Купец первой гильдии Николай Мироныч был из тех людей, которые входят в комнату первыми и занимают её всю. Я знал его второй год, вынул из него камень, взял у него полторы тысячи на хину и с тех пор считал его человеком, которого хватит на всех нас.

    Нынче он сидел в кресле и был серый.

    То есть лицо у него было красное, багровое даже, каким оно всегда и бывало, а вот губы и уши посерели, и это мне не понравилось с порога.

    — Лекарь. — Он попробовал встать и не стал. — Вы уж простите, что потревожил.

    — Рассказывайте.

    — Да что рассказывать… — Он махнул рукой. — Вчера за столом сидели. И вдруг, вообразите, рука. Правая. Была моя, и вдруг не моя. Ложку не удержал. И говорить стал, вроде как во рту каша.

    — Долго?

    — Полчаса, может, поболе. Бабы визжать, за попом послали. А оно возьми и отпусти. Само.

    Я поставил стул и сел напротив.

    — Николай Мироныч. Голова болит?

    — Болит, — признался он. — Вот тут, в затылке. С осени, почитай, каждое утро. Проснусь, а она гудит.

    — Звон в ушах?

    Он поглядел на меня с изумлением.

    — Есть звон. А вы откуда узнали?..

    — Кровь из носа шла?

    — Шла. — Он уже глядел с опаской. — Раза четыре за зиму. Обильно шла, я уж пугаться начал. А после отпустит, и опять хорошо.

    — И после того как пойдёт кровь, голова проходит?

    — Проходит! — Купец даже подался вперёд. — Вот это верно, лекарь. Как кровь пойдёт, так в голове и просветлеет.

    Ну разумеется.

    Я взял его руку и нашёл жилу.

    Пульс у него был такой, какой в моём веке описывают одним словом, и слово это я произнести не мог, потому что здесь его не поймут. Тугой. Полный. Твёрдый, как натянутая верёвка, и чтобы его прижать, приходилось давить всерьёз.

    Я послушал сердце. Работало оно тяжело, с усилием, и толчок его был сильным, разлитым, не таким, как у здорового.

    И всё время, покуда я слушал, у меня в голове стучало своё.

    Гипертоническая болезнь. Криз, случившийся за столом, и на его высоте — преходящее нарушение мозгового кровообращения. То, что в моём веке зовут малым ударом и считают прямым предвестником большого. Половина таких людей получает настоящий удар в ближайший год.

    А у меня, чёрт побери, нет числа.

    Я сидел, держал его запястье и ясно, до злости, понимал главную беду этой минуты.

    Мне известно, что у этого человека в жилах стоит высокое давление, и известно, чем это кончится. Сказать это словами я умею, а показать не умею. У меня нет ни одного способа превратить моё знание в цифру, которую можно записать нынче, сравнить через месяц и предъявить хоть самому больному, хоть коллегам, хоть академии.

    Пальцы мои чувствуют тугую жилу. А в скорбный лист я напишу «пульс полон и тугой», и через полгода я не смогу сказать, стало лучше или хуже.

    — Лекарь, — позвал Николай Мироныч. — Чего молчите? Плохо дело?

    — Дело нехорошее, — сказал я. — И врать вам не стану, вы человек взрослый. То, что с вами вчера было, есть первый звонок. Не хворь сама, а предупреждение. Кровь у вас в жилах идёт с такой силой, что жилы этого не держат, и оттого и голова, и звон, и кровь из носа. А вчера от этого напора где-то в голове на полчаса перестал работать кусочек. Отпустило. В другой раз может не отпустить.

    Купец посидел молча.

    — И что ж, помру?

    — Не нынче. И, может статься, не скоро, ежели станете меня слушать. Только слушать придётся во всём.

    — Кровь пускать? — деловито спросил он.

    И тут мне пришлось второй раз за эту жизнь признать старое неприятное правило: иногда ланцет всё-таки нужен.

    — Нынче — пускать.

    За моей спиной ахнула приказчикова жена, а сам Николай Мироныч заморгал.

    — Вы⁈ Да вы же… Лекарь, вы же кровопускание на дух не терпите! Вы у Ефрема Данилыча ланцет отбирали, мне сказывали!

    — Не терплю. И отбирал. — Я поднялся. — Слушайте внимательно, Николай Мироныч, потому что это важнее всего, что я вам нынче скажу. Кровопускание при вашей беде и вправду помогает. Вы это сами заметили: как пойдёт носом кровь, так в голове и светлеет. Крови в жилах делается меньше, напор падает, и вам легчает. В вашем нынешнем случае Ефрем Данилыч прав.

    — Так чего ж вы…

    — А того, что это не лечение. Это затычка. — Я поглядел ему в глаза. — Через три дня крови станет столько же, и напор вернётся, и вы снова побежите за ланцетом. И станете бегать до тех пор, покуда не обескровите себя вконец, и тогда вас свалит уже не удар, а слабость. Я таких видал. Сперва пускают раз в месяц, потом раз в неделю, а после человек не может подняться по лестнице.

    Николай Мироныч слушал, насупившись.

    — Нынче пустим, — продолжил я, — потому что у вас вчера был приступ и вам надо сбить напор. Один раз, при мне и в меру. А дальше будем делать иначе, и делать долго.

    — Ну, сказывайте.

    Я стал загибать пальцы.

    — Соль. Убрать до щепоти. Ни солонины, ни огурцов, ни икры, ни капусты вашей квашеной, и хлеба ешьте пресного. Соль тянет в тело воду, а вода в жилах и есть напор.

    — Помилуйте, а с чем же…

    — С кашей, Николай Мироныч. Дальше. Вино и водка долой совсем, наливки тоже. Дальше. Есть вдвое меньше, чем ели, и мясо через день. Вы, простите за прямоту, весите как два меня, и всякий лишний пуд ваше сердце возит на себе с утра до ночи.

    — Так я ж купец! У меня обеды! У меня гильдейские!

    — Тогда вас на обеде и хватит удар, и гильдейские вас же понесут, — сказал я. — Дальше. Пешком. Всякий день, час, не спеша, хоть по своему двору. И спать по семь часов, а не по четыре, как вы привыкли.

    Он хмыкнул.

    — Вы, лекарь, мне полжизни отменили.

    — Я вам вторую половину оставляю, — ответил я. — Выбирайте.

    Мы помолчали. Он глядел в окно, и по лицу его было видно, как в нём борются купец и человек.

    — Лекарь, — сказал он наконец. — А как я узнаю-то?

    — Что узнаете?

    — Ну вот стану я вашу кашу жрать и по двору ходить, как дурак. Месяц стану, два. А как мне знать, что оно помогает? По голове? Так голова, она нынче болит, завтра нет.

    Он попал пальцем ровно в то место, которое у меня болело весь вечер.

    — Не знаю, — честно сказал я. — Покуда не знаю, Николай Мироныч. Я могу щупать вашу жилу и говорить, что она тугая. А насколько тугая и стало ли лучше, я вам показать не умею.

    Купец фыркнул.

    — Так придумайте. Вы ж лекарь. Вы у меня камень из нутра вынули, а тут жилу пощупать не можете.

    Я поглядел на него.

    И вдруг подумал, что он совершенно прав.

    И скоро я это решу.

    * * *

    Школа моя к марту пошла сама, и это было самое приятное открытие той недели.

    Я приехал за Рогатку в четверг, вошёл в мастерскую, где у нас идут занятия, и остановился в дверях, потому что меня не заметили.

    У стола стоял Терентий.

    Перед ним лежал соломенный чурбан, обмотанный холстом, который мы зовём между собой Ипатом, и на Ипате была наложена повязка. Вокруг стояли двадцать человек и глядели.

    — Гляди сюда, — говорил Терентий. — Вот он у тебя лежит. Ты его перевязал, всё хорошо, доволен собой. А теперь скажи мне, Кузьма, чего ты не сделал.

    Рыжий Кузьма пялился на чурбан.

    — Дык… завязал я. Крепко.

    — Крепко, — согласился Терентий. — А пальцы у него где?

    — Под тряпкой.

    — Вот. — Он обвёл всех глазами. — Запоминайте, ребята. Пальцы завсегда наружу. Барин это десять раз говорил, а я одиннадцатый скажу. Пальцы тебе сами покажут, туго ты завязал или нет. Побелеют — распускай. Посинеют — распускай вдвое. Он тебе, может, и не скажет, он, может, без памяти лежит. А пальцы скажут.

    Я стоял в дверях и слушал.

    Говорил он не так, как говорю я. Проще, грубее, с прибаутками, и всякое правило объяснял через беду, которая случится, если его не исполнить. Меня они слушают как барина, боясь пропустить. А его слушали как своего, который знает. За три недели он сделал с ними то, чего я сам не сумел.

    — Здравствуйте, барин, — сказал он, наконец меня заметив. — Вы вовремя. Мы тут об Ипате спорим.

    — Спорьте дальше. Я погляжу.

    Я сел на лавку в углу и просидел час.

    И вот что я увидел за это время.

    Гаврила, тот самый, что плакал у меня на полу от бессилия, наложил закрутку. Медленно, неуклюже, с бормотанием под нос, зато правильно и с первого раза. Кровь бы встала, и нога бы осталась при хозяине. Он потом ещё полчаса ходил довольный.

    Кузьма отвечал про пальцы уже сам и злился, когда его перебивали.

    А один из четверых, присланных Голиковым из Вильны, сказал мне занятную вещь, когда я спросил, что даётся тяжелее всего.

    — Известь, барин.

    — Руки жжёт?

    — Руки-то ладно. — Он помялся. — Веры нету. Я её сыплю, а сам не верю, потому что не вижу ничего. Вот кровь остановил — я вижу, что остановил. А тут сыпанул, и вроде ничего не переменилось.

    Я тут же велел всем бросить Ипата и слушать.

    — Верно говоришь. И оттого мы с вами сделаем так. С понедельника всякий из вас заведёт лист. И станет записывать двоих своих больных с ранами. Одного вы перевязываете как велено, с известью. Другого — как делали до нас, чистыми руками и без неё.

    По мастерской прошёл шум.

    — Барин, а второму-то каково?

    — А второму так, как всей России нынче, — сказал я. — Хуже ему от этого не станет, он получит то самое лечение, какое получил бы всюду. А через месяц вы сами поглядите на свои листы и сами мне скажете, есть разница или нет её. И вот тогда вера и появится, потому что она будет ваша, а не моя.

    Терентий одобрительно кивнул.

    После занятий я сел с ним считать сроки.

    Набрали мы их в феврале. Учить условились полгода. Стало быть, выпуск в августе. К тому времени я обязан представить их не просто двадцатью умелыми мужиками, а людьми, за которыми уже стоят первые числа: сколько перевязали, сколько выходили, какая у них разница по листам.

    Пять месяцев осталось.

    За эти пять месяцев мне надо выучить их до конца и научить считать собственную работу. А в августе — раздать, как и собирался: пятерых Мейеру, пятерых в военный госпиталь, пятерых оставить за Рогаткой, остальных отправить Голикову.

    И вот после этого начнётся главное. Ещё полгода работы, настоящие больные, настоящие цифры. Тогда уже можно будет идти за званием — не с проектом, а с доказательством.

    И ещё Виллие ждёт от меня трёх вещей, и школа среди них только первая.

    — Успеем, барин? — спросил Терентий.

    — Должны.

    Он подумал.

    — Успеем, — сказал он. — Ребята хорошие. Они, барин, уже не за жалованье работают.

    — А за что?

    — За интерес. — Терентий пожал плечами, словно ответ был очевиден. — Мужик, он ведь как… Покуда не понимает зачем, он ленится. А как понял — его не остановишь. Они ж теперь по кабакам своим ходят и рассказывают, что человека с дырой в голове подняли. Гордятся!

    * * *

    С Готье мы сели за шахматы в субботу, впервые с самого моего возвращения.

    Пост, гостей нет, дом тихий. Барон дремал в кресле с газетой на лице, Дарья Гавриловна что-то считала, Митя с Николенькой были отправлены наверх. Мы расставили фигуры у камина, и первые десять ходов прошли молча.

    А потом я решился.

    — Лука Осипович. Я хочу спросить вас об одной вещи, и вы можете не отвечать.

    — Спрашивайте, мсье.

    — Вам тяжело нас слушать?

    Он поднял голову от доски.

    — Поясните.

    — Поясню. — Я двинул коня. — Всю зиму в этом доме говорят о войне. Сергей рассказывал про Аустерлиц. Я рассказывал про Пултуск. Митя с Николенькой играют в поле осколком ядра, который я привёз. И всякий раз, когда мы говорим, кого мы там побили, вы сидите за этим столом.

    Готье долго глядел на доску.

    — Тяжело, — сказал он наконец. — Отвечу честно, раз вы честно спросили. Тяжело, мсье, и тяжелее всего тогда, когда вы рассказываете хорошо. Вы ведь рассказываете не про славу. Вы рассказываете про людей, которых носили на носилках. А у меня, когда вы это говорите, перед глазами встают свои. Те, кого носили на носилках точно так же, — он сделал ход. — Я многое оставил там. Много хороших людей. И многие мои знакомые заняли высокие места. Другими словами, там же люди, которых я знал мальчишками, а нынче они полковники и генералы при Бонапарте.

    — И что вы чувствуете, когда мы их бьём?

    — Я чувствую две вещи разом, и они друг другу не мешают, хотя должны бы. — Готье поднял глаза. — Первая: мне больно. Всякий раз. Умирают мои соотечественники, говорящие на моём языке, и половина из них не знает, за что дерётся, а вторая половина верит, что несёт свободу, чего они, простите, не несут никуда уже лет десять.

    — А вторая вещь?

    — А вторая, мсье, такая. — Он двинул слона и поглядел на меня твёрдо. — Я желаю, чтобы вы победили.

    Я отставил фигуру.

    — Объясните.

    — Извольте. — Готье откинулся. — Я не поддерживаю Бонапарта и никогда не поддерживал. Он пришёл на всё готовое, взял корону и делает из моей страны казарму. Он не остановится, покуда его не остановят, потому что такие люди не умеют останавливаться: это против их природы. И останавливать его придётся не французам — они не могут: они его любят. Останавливать придётся вам.

    Он помолчал.

    — Вы не закончили, я же чувствую, — подметил я.

    — Да. И вот тут, мсье, начинается самое неприятное. Я желаю, чтобы вы его остановили, и я знаю, какой ценой это будет сделано. Ценой людей, среди которых будут мои. Мне это знать неприятно, а другого выхода я не вижу.

    — Вы не считаете себя предателем?

    — Считаю, — спокойно сказал Готье. — Иногда, ночью, когда наплывают разные мысли. Днём не считаю.

    Я поглядел на этого человека и подумал, что за полтора года ни разу не задавал ему таких вопросов и правильно делал, потому что задать их надо было именно теперь.

    — Мсье, — прибавил он. — Позвольте и мне сказать одну вещь, о которой я думаю всю зиму.

    — Говорите.

    — Мы с вами оба живём не там, где родились.

    Я замер с фигурой в руке. И это заявление меня поразило. Но ненадолго.

    — Я из Франции, вы из Москвы, — продолжал Готье, не заметив. — И я вижу в вас то же, что знаю за собой. Человек, живущий на чужбине, работает вдвое. Потому что ему нельзя остановиться, мсье. Стоит остановиться, и ты не дома, а просто неизвестно где. — Он поглядел на доску. — Шах.

    Я обнаружил, что проигрываю партию в семи ходах, и стал думать, а думалось мне совсем о другом.

    Правда, даже при этом я всё-таки одолел Готье. Теперь его черёд думать, как одолеть меня.

    * * *

    К себе я поднялся во втором часу и спать не стал.

    Я сел к столу, придвинул свечу, взял чистый лист и написал сверху одно слово. «Напор».

    На языке моего мира это означало давление. Артериальное.

    А потом стал вспоминать.

    В моём веке это делают так. На плечо кладут рукав, надувают его, покуда он не пережмёт руку и кровь не встанет. Потом спускают помалу и слушают, когда она пойдёт снова. Тот напор, при котором она пробивается, и есть верхнее число.

    Прибор этот придумают через девяносто лет, а слушать научатся ещё через десять.

    Поглядим, что из него можно собрать здесь.

    Первое. Чем мерить.

    Воздух мне не годится, я его не удержу, здешние трубки и склянки текут отовсюду. Зато у меня есть ртуть, и её в аптеке у Лемке довольно. Ртуть тяжела, столб её стоит ровно и виден глазом, и высоту его можно мерить обыкновенной линейкой в дюймах.

    Значит, стеклянная трубка, согнутая коленом, налитая ртутью. Аким Фадеич дует стекло и гнёт его как хочет, он мне градусники делает уже давно.

    Второе. Чем давить на руку.

    Рукав из плотного холста, а внутрь бычий пузырь, налитый водой. Пузырь достанем на бойне, их там сотни, и стоят они грош. Вода не воздух, она не сжимается, и весь напор, который я на неё дам, она честно передаст и на руку, и на ртуть.

    Третье. Чем нагнетать.

    Тут проще всего. Винт с широким кружком, ввинчивающийся в коробку с водой. Повернул винт, и вода пошла в пузырь, а тот прижал руку. Повернул обратно, и отпустило. Шамшев такой винт выточит за два дня и ещё скажет, что я его недооцениваю.

    Четвёртое и главное. Как понять, когда довольно.

    И вот тут я на минуту остановился. Слуховая трубка у меня есть. Только ловить ею тоны, которые здесь ещё никто не описал, я пока не стану: сам их руками не мерил уже десятки лет и надёжности в таком способе не дам.

    Зато у меня есть палец.

    Я кладу пальцы на жилу у запястья. Кручу винт, покуда пульс под пальцами не исчезнет совсем. Гляжу на ртуть и записываю высоту. Вот оно, число.

    Отпускаю винт, покуда пульс не появится снова. Гляжу на ртуть второй раз.

    Двух чисел я этак не получу, одно получу наверняка. А одно число для меня в сто раз больше, чем «пульс полон и тугой».

    Я отложил перо и поглядел на исписанный лист.

    Трубка, ртуть, пузырь, холщовый рукав, винт, линейка. Всё это лежит в моём городе на расстоянии одного дня езды и стоит вместе рублей пятнадцать.

    Николай Мироныч, сам того не зная, задал мне правильную задачу.

    Я уже знал, как её решить. Оставалось только собрать прибор.

  

  
    Глава 4

    Перечислил я всё вслух: так оно укладывается вернее.

    Нужна мне трубка стеклянная, согнутая коленом, с одним концом пошире. Ртуть, чтобы налить её в это колено. Линейка, приложенная к трубке, и шкала на ней, нацарапанная по дюймам. Пузырь бычий, в холщовом рукаве, который ляжет на плечо. И винт, нагнетающий воду в этот пузырь.

    Пять вещей. Всё это, прикинул я, должно было обойтись рублей в пятнадцать. Как выяснилось после, ртуть одна разрушила весь мой расчёт.

    Утром я поехал за трубкой.

    Аким Фадеич, стеклодув, который второй год дует мне градусники, выслушал заказ с тем терпеливым недоумением, с каким выслушивал все мои затеи, и потребовал чертёж.

    — Колено тут, — показал я. — Загиб покруче. Одно плечо длинное, вершков десять, другое короткое и пошире. И чтоб стенка ровная была по всей длине, это главное. Ежели стенка гуляет, у меня столб врать станет.

    — Стенка ровная… — Аким Фадеич нахмурился. — Барин, а на кой вам ровная стенка?

    — На то, что я по ней мерить стану.

    — Мерить чего?

    — Кровь.

    Стеклодув поглядел на меня, как на сумасшедшего, но ничего не ответил. Сразу пошёл работать.

    Первую трубку он сломал на сгибе.

    Вторую сломал тоже — на этот раз у меня на глазах. Красиво: стекло лопнуло с тонким звоном, осколки брызнули в песок. Аким Фадеич выругался, сел на чурбан и объявил, что стекло держит плавный загиб, а колено такой крутизны не выдержит никогда.

    — Плавный так плавный. Лишь бы стенка не менялась.

    Третья вышла.

    Пузырь мне достали на бойне, и это было проще всего, потому что их там сотни и стоят они гроши. Я взял три, потому что наперёд знал, что с первым намучаюсь.

    Намучался в итоге я со всеми тремя.

    Первый потёк по шву на третьем же качке. Второй держал воду, зато оказался такой формы, что давил бугром посередине вместо всего плеча, и рука под ним белела кусками. Третий я велел разрезать, вывернуть и зашить заново, ровным мешком, и зашивала его прачка Матрёна, ругаясь, что ей и своих дел хватает.

    Рукав из плотного холста шили мне там же. Простой чехол с завязками, чтобы пузырь лежал внутри и не гулял.

    Винт делал Шамшев.

    Он уже ходил по мастерской несколько дней, с повязкой поменьше прежней, и работать уже мог, но не в полную силу — это я запрещал. Заказ он принял и тут же обрадовался.

    — Коробка с водой, — повторил он, разглядывая мой чертёж. — Винт с кружком. Кружок большой, чтоб пальцами крутить не спеша. Уплотнить чем?

    — А чем уплотняют?

    — Салом и паклей, Михаил Алексеевич, чем же ещё. — Он фыркнул. — Оно, конечно, потечёт. Всё, что с водой, течёт.

    — Вот и сделай, чтоб не текло.

    — Так не бывает.

    — Тогда сделай, чтоб текло медленно.

    Шамшев хмыкнул и взялся за дело. Назавтра винт был у меня — и действительно тёк, но медленно.

    За ртутью я поехал к Лемке сам, и вот тут вышел разговор.

    — Фунт? — Адам Васильевич снял очки. — Михайло Алексеевич, помилуйте, фунт ртути! Да зачем вам столько?

    — Налить в трубку.

    — В трубку! — Лемке всплеснул руками. — Да вы знаете, во что она встала? Я её из Гамбурга сейчас заказываю, она в мазях идёт золотниками, а вы фунт!

    — Адам Васильевич, я верну втрое, когда прибор заработает. И слушайте теперь главное, а это важнее денег.

    Я выложил на прилавок лист.

    Правила по ртути я написал накануне, ночью, и написал их ровно так, как в своё время писал правила по хлорной извести, потому что знал цену этой красивой тяжёлой жидкости.

    Ртуть есть яд коварный, я это знал твёрдо, потому что она не жжёт и не воняет. Она травит годами и понемногу, а начинается всё с дрожи в руках и с порчи зубов, и никто на свете не свяжет эту дрожь с той пролитой каплей.

    Оттого правила такие.

    Голыми руками не брать никогда, велел я. Наливать только над лотком, чтобы пролитое не ушло в пол. Пролитую собирать немедля и не веником, потому что он её размажет и разобьёт на мелкие шарики, а бумагой, сгоняя шарик к шарику. После смести в склянку с водой и закупорить. Хранить в склянке под водой. В комнате, где с ней работают, держать окно приотворённым. Не греть.

    — И повесьте вот это у себя, — сказал я. — Над тем местом, где станете её переливать.

    Лемке прочёл, и лицо у него сделалось серьёзным.

    — Отчего же в наших книгах об этом ни слова?

    — Оттого, Адам Васильевич, что беда эта приходит через десять лет, и никто её не связывает с ртутью. Вы ртутные мази третий год растираете. Руки не дрожат?

    Аптекарь поглядел на свои руки и медленно положил лист на прилавок.

    — Дайте мне второй список, — сказал он. — Я его подмастерьям повешу.

    Собрали мы всё это в пятницу, во флигеле у двора за Рогаткой.

    Трубку мы укрепили на доске стоймя, рядом прибили линейку с нацарапанной шкалой. Короткое колено соединили с коробкой Шамшева, коробку с рукавом, и всё это перевязали, промазали салом и оставили сохнуть.

    А в субботу я налил ртуть и первый раз повернул винт.

    Ртуть в длинном колене дрогнула и пошла вверх.

    И тут же выплеснулась через край. Я долго думал и понял, где возникла проблема. Нужно было учесть запас высоты, а я сделал трубку впритык.

    Но ничего, это исправимо.

    Ртуть мы собирали по моим же правилам, бумагой, полтора часа, и Лемке при этом шипел на меня, как разозлённый гусь.

    Четвёртую трубку Аким Фадеич сделал длиннее на четыре вершка и с загнутым верхом, и в понедельник прибор наконец стоял передо мной целый.

    * * *

    Первым я померил себя.

    Сел, положил левую руку на стол, натянул рукав повыше локтя, завязал. Правой нащупал жилу на левом запястье и стал крутить винт свободной рукой, что оказалось неудобно до смешного.

    Ртуть поползла вверх.

    Пульс под моими пальцами шёл ровно, потом стал мягче, потом провалился и исчез совсем.

    Я поглядел на шкалу и записал. Потом отпустил винт помалу, и в ту секунду, когда под пальцами снова толкнулось, посмотрел ещё раз. Почти то же самое.

    Я вывел одно число и некоторое время просто на него глядел. Неужто получилось…

    Полтора года я щупал жилы и писал в листы «пульс полон», «пульс мягок», «пульс тугой». Это были слова. Их нельзя сравнить, нельзя сложить и нельзя предъявить.

    А теперь у меня было число.

    Терентия я позвал вторым.

    — Садись. Руку на стол.

    — Это чего, барин? — Он с уважением оглядел доску с трубкой. — Вы прибор доделали?

    — Доделал. Садись, ты у меня первый подопытный после меня самого.

    Мерил я его с Плетнёвым. Тот крутил винт, я держал пальцы на жиле. Так вышло удобнее, и я тут же записал: прибором удобнее работать вдвоём.

    У Терентия число вышло ниже моего.

    Потом мерили учеников, и вот тут началось самое интересное.

    Я собрал их в мастерской, всех двадцать, посадил на лавки и сказал, что нынче будет опыт вместо урока и что опыт этот мне нужнее, чем им.

    — Слушайте. Всякий из вас видел, как бьёт кровь из перерезанной жилы.

    — Видели, барин, — отозвались нестройно.

    — А отчего она бьёт, а не течёт, как вода из ведра?

    Никто не ответил.

    — Не знаю, Михаил Алексеевич, — помотал головой Терентий. — Так отчего же?

    — Оттого, что она в жилах не лежит, а стоит под напором. Сердце гонит её, как насос, и всякий раз, когда оно толкнёт, напор растёт, а между толчками падает. Вот этот напор я нынче и научился мерить.

    После я перешёл к доске и принялся разъяснять им основы.

    Как только схема была готова, я заговорил:

    — Гляньте сюда. Вот трубка с ртутью. Ртуть тяжела, и чтобы её поднять, надо давить. Я надуваю водой пузырь на вашей руке. Пузырь жмёт руку и пережимает жилу. Когда я пережму её совсем, кровь в руке остановится, и пульс на запястье пропадёт. А та высота, на которую я к этой минуте загнал ртуть, и есть напор вашей крови, потому что я в точности его пересилил.

    Кузьма поднял руку, как ученик.

    — Барин. А зачем?

    Вопрос был хороший, и я на него ответил длинно.

    — Затем, — объяснил я, — что есть болезнь, которой здесь не знают. Человек живёт, ест, пьёт, толстеет, а напор в его жилах год за годом растёт. Сам он этого не чувствует, разве что голова болит к утру да звенит в ушах. А жилы этого не любят. И однажды где-нибудь в голове тонкая жила рвётся, и человека разбивает удар. Иных насмерть, иных вполовину.

    Они серьёзно задумались.

    — Так вот, братцы. Покуда я мерить не умел, я про этого человека мог только сказать, что он полнокровен. А нынче я скажу: у него столько-то. И запишу. И через месяц померю снова, и увижу, растёт число или падает.

    — А лечить-то его чем? — спросил Гаврила.

    И это был второй хороший вопрос за утро.

    — Ничем, — честно сказал я. — Лекарства от этого нет. Ни у меня, ни у кого на свете. Зато есть соль, которую можно убрать, вино, которое можно бросить, и брюхо, которое можно ужать. Я велю ему всё это, а он мне не поверит, потому что ему не больно. А вот когда я покажу ему число и через месяц покажу второе, он поверит, потому что число не спорит.

    Мерили мы в тот день четырнадцать человек.

    И картина вышла такая, что я сидел над листом до темноты.

    У Гаврилы, тощего и молодого, число оказалось низким. У Кузьмы, рыжего детины с шеей в два моих, — куда выше. У двоих стариков из слободских — выше всех, и у одного настолько, что я велел ему прийти назавтра и померил снова, чтобы убедиться.

    То есть разница между людьми вышла у меня громадная, и ложилась она ровно так, как ей и положено. Кто моложе и суше — у того ниже, старше и грузнее — выше.

    К купцу Николаю Миронычу я поехал во вторник вместе с Плетнёвым, который в последние недели заменял моего верного компаньона Никитина. Ведь тот остался на войне.

    Он встретил меня опечаленным, потому что третью неделю жил по моей росписи и, судя по лицу, ненавидел меня всей душой.

    — Ну, лекарь. Каша ваша мне уже снится.

    — Вино?

    — Не пью, — буркнул он. — Гильдейские смеются, спрашивают, не постригся ли я в монахи.

    — Ходите?

    — Хожу. Вокруг амбаров, как дурак. Приказчики крестятся.

    — Голова?

    Он помолчал.

    — А вот голова, — сказал он другим голосом, — полегче. Не то чтоб совсем, а полегче. Я думал, кажется мне.

    — Сейчас узнаем наверное. Давайте руку.

    Прибор я привёз с собой и собирал его на купеческом столе четверть часа, под изумлёнными взглядами всего дома. Николай Мироныч глядел на трубку с ртутью, как на диковинного зверя.

    — Это чего?

    — Это, Николай Мироныч, ваш новый ланцет. Только он не кровь пускает, а правду говорит.

    Я надел рукав ему на плечо, нашёл жилу и велел Плетнёву крутить.

    Ртуть пошла вверх.

    И шла она долго.

    Я глядел на неё и чувствовал, как у меня подбирается что-то в груди, потому что она всё шла и шла, а пульс под моими пальцами всё бился и бился.

    Он пропал на такой высоте, какой я не видел ни у кого из четырнадцати вчера.

    Я записал число и попросил померить вторую руку. Вышло то же самое, с малой разницей.

    — Ну? — спросил купец. — Чего вы там намерили?

    Я поглядел на лист.

    Называть число было бессмысленно: само по себе оно ему ничего не говорило, да и пугать его до дрожи я не хотел.

    — Николай Мироныч. Гляньте сюда. — Я показал ему шкалу. — Вот эта черта — я. Вот эта, пониже, — мой помощник Терентий. Вот эта — здоровый парень двадцати лет из моей школы.

    — Ага.

    — А вот эта, — я приложил палец много выше, — вы.

    Купец поглядел на шкалу, потом на меня, потом опять на шкалу.

    — Высоко, — сказал он.

    — Высоко.

    — И это плохо?

    — Это очень плохо, — сказал я. — Это, Николай Мироныч, то самое, от чего у вас в тот вечер отнялась рука. И чем выше эта черта стоит, тем ближе следующий раз.

    Он сел.

    Потом вдруг ткнул пальцем в шкалу.

    — А назад её загнать можно?

    — Можно. Не до моей, но можно. Кашей, ходьбой и тем, что вы бросите пить. Медленно, Николай Мироныч. Месяцами.

    — И вы мне её покажете?

    — Всякий месяц. Вот этим самым прибором, и записывать станем в лист.

    Купец посидел, подумал, а потом сделал то, чего я от него не ожидал.

    Он встал, сходил в соседнюю комнату и вынес оттуда штоф с наливкой, поставил его на стол и подвинул ко мне.

    — Заберите, — сказал он. — Мне его приказчики третьего дня поднесли, а я, дурак, поглядываю. Заберите с глаз, молю!

    * * *

    А в четверг Порфирий Саввич попросил у меня вечер, и так, что я сразу понял, каков будет разговор.

    Собрались в конторе вчетвером. Штосс со своей тетрадью, Ртищев, Порфирий Саввич и Терентий, которого я позвал сам, потому что он теперь при мне второй.

    — Михайло Алексеевич, — начал стряпчий. — Я нынче составил для себя список и хочу прочесть его вам вслух. Не для страху, а для порядку.

    — Читайте.

    Он надел очки.

    — Первое. Аптекарь Функ. Живёт, здравствует, торгует. Третий месяц через знакомых лекарей распускает о вас то, что вы знаете. Прямого вреда от него нет, а слух есть, и слух этот ложится в почву.

    — Дальше.

    — Второе. Некое лицо, коего вы мне не называете и правильно делаете. — Порфирий Саввич поглядел на меня поверх очков. — Из ваших рассказов я понял, что это человек чиновный, при деньгах, в бумагах нигде не значащийся. Доказательств против него у нас нет ни единого. Есть слова покойника, сказанные вам с глазу на глаз.

    Эту историю я своему стряпчему поведал. Частично, не называя имён. Лишь сказал, что Красовский перед смертью раскрыл карты.

    Но не стал говорить, о ком тогда шла речь.

    — Есть ещё рижские акты, — вставил Штосс.

    — Акты есть, — согласился стряпчий. — Только в них стоит подпись другого покойника. Дальше. Третье. Поверенный Тарусов, который к вам приходил и не договорил. Он вам не друг, он себя спасает, и в нужную минуту он вас продаст, ежели ему это выйдет дешевле.

    — Знаю.

    — Знаете, а всё равно напишете ему, как обещали. — Порфирий Саввич вздохнул. — Четвёртое. Господин Жадовский, который к вам благоволит из любопытства. Этот человек опасен иначе: он не предаст, он просто расскажет кому-нибудь интересную историю. Потому что ему самому интересно.

    Ртищев мрачно кивнул.

    — Пятое, — продолжил стряпчий. — Академия и госпитальное общество. Вы у них выиграли красиво, но вопрос ваш оставлен открытым, а открытый вопрос всегда можно закрыть не в вашу пользу.

    — Шестое, — сказал Штосс, не поднимая головы от тетради. — Деньги.

    В конторе стало тихо. Стряпчий разложил все мои беды по полкам. А потому я продолжал слушать. Необходимо было разобраться, как выбираться теперь из всей этой кутерьмы.

    — Говорите, Иван Георгиевич, — попросил я.

    — Скажу числами, так короче. — Он развернул тетрадь. — Соль идёт. Известь идёт. Инструмент идёт. Трубки и градусники идут. Всё это в прибыли, и она растёт.

    — Так в чём беда?

    — Беда в том, что мы её проедаем быстрее, чем она приходит. — Штосс поднял на меня глаза. — Двадцать учеников на жалованье и на харчах. Двести пакетов, сделанных даром для казны. Носилки, на которые ушло много парусины и железа. Нынче вот ваш прибор с ртутью, а ртуть, извольте знать, дороже серебра по весу. И бесплатный приём на дворе, который мы теперь держим.

    — Сколько у нас?

    Он показал мне свои записи, и я понял, что доходы с расходами вяжутся у нас очень плохо. И это надо исправлять.

    — До августа дотянем? — уточнил я.

    — Дотянем. Впритык. Ежели не случится ничего.

    — А ежели случится?

    — А ежели случится, — спокойно сказал Штосс, — то первыми мы срежем учеников, потому что это единственное место, где режется сразу и много.

    Вот этого мне и не хотелось слышать.

    — Седьмое? — спросил я.

    Стряпчий снял очки и потёр глаза.

    — Седьмого нет. Зато есть, Михайло Алексеевич, вот какое соображение, и ради него я вас и собрал.

    Он положил очки на стол.

    — Я сорок лет в бумагах. И скажу вам то, что знаю твёрдо. Когда человека хотят сломать, его никогда не бьют туда, где он силён. По вашей медицине вас уже пробовали и обожглись. По бумагам вы чисты, у вас правление, отделение и право набирать людей. Деньги ваши, слава богу, свои.

    — Куда же ударят?

    — Туда, где вы не думали. — Порфирий Саввич поглядел на меня. — Я нынче два часа сидел и глядел на ваш двор глазами недоброжелателя. И нашёл, знаете, что?

    — Что?

    — У вас котлы, Михайло Алексеевич. Открытый горн у Шамшева. Спирт в бочках у аптекаря. Сено и солома в сарае. Сушильня. Двадцать человек, стоящих на постое при мастерской. И всё это в деревянных строениях, на одном дворе, впритык.

    Ртищев медленно выпрямился.

    — Пожарная часть, — сказал он.

    — Пожарная часть, — кивнул стряпчий. — И заметьте, тут даже врать не надо. Всё, что я перечислил, есть на самом деле. Достаточно, чтобы кто-нибудь написал куда следует, что на дворе за Рогаткой варят огнеопасное при живых людях.

    Я поглядел на своих и понял, что мне сделалось весело.

    Не потому, что весело на самом деле. А потому, что наконец-то стало видно, откуда прилетит.

    Вот теперь я не жалел, что дал стряпчему достаточно сведений и попросил всё обдумать. Кажется, мы наконец поняли, откуда ударят.

    И ведь угроза уже была.

    — Антон Николаевич, — сказал я. — Сколько вам надо времени, чтобы привести двор в такой вид, к которому нельзя придраться?

    Ртищев подумал и ответил:

    — Неделю.

    — Даю три дня.

    * * *

    Пришли они на пятый день.

    Двое подошли ко мне. Брандмейстер части, мужчина лет сорока с красным от ветра лицом, и при нём чиновник из управы благочиния, тощий, с папкой под мышкой.

    — По доношению, — объявил чиновник с порога. — О содержании на дворе огнеопасных заведений при жилом постое. Извольте допустить к осмотру.

    — Извольте, — сказал я. — Только сперва позвольте одну вещь.

    Я вынул из-за пазухи тетрадь и подал её брандмейстеру.

    — Что сие?

    — Это наш пожарный порядок. Писан две недели назад и с той поры исполняется. Пока вы станете глядеть двор, поглядите заодно и его, и ежели найдёте, что он дурен, я вам буду благодарен, потому что у меня тут больные спят. Я забочусь об их безопасности.

    Брандмейстер взял тетрадь недоверчиво.

    Он раскрыл её, и я увидел, как у него поползла бровь, потому что внутри было то, чего он в жизни не видел ни на одном частном дворе.

    План двора с постройками, рисованный Настей по моей просьбе, с проставленными расстояниями. Где что хранится. Где стоят бочки с водой и сколько их. Где багры, где вёдра, где песок. Кто за что отвечает поимённо.

    Также в порядке было прописано, как гасить горящий спирт или горящее сено. И отчего заливать спирт водой нельзя, а надо накрывать и сбивать. Что делать ночью, кто кого будит, кого выносят первым.

    И последним листом расписание ночных караулов, ведённое рукой Ртищева, с подписями и с отметками о сдаче, которое я проверял сам.

    Осматривали двор два часа.

    Я водил их сам и ничего не прятал, потому что прятать уже было нечего.

    Котлы Мироныча стояли под отдельным навесом, в двадцати шагах от жилья, на камне, а не на земле. Дрова лежали через двор, а никак не у котлов.

    Над горном Шамшева висел железный колпак, который мы поставили три дня назад и от которого мастер ворчал, что ему теперь темно.

    Бочки со спиртом Лемке перенёс в погреб, врытый в землю, и погреб этот я велел копать давно, так что тут мне даже не пришлось краснеть.

    А вот с сеном вышло худо, и я это знал.

    — Сарай, — сказал брандмейстер, остановившись. — Сено, солома и в восьми саженях мастерская с горном. Это, сударь, никуда не годится.

    — Согласен.

    Он поглядел на меня с подозрением.

    — Согласны?

    — Совершенно. Это самое скверное место на моём дворе, и я его третий день обдумываю. Скажите мне, как надо, и я сделаю. Вы в этом деле понимаете больше моего.

    Вот тут он растерялся. Позже я понял отчего. Этому человеку двадцать лет врали, прятали, совали деньги и доказывали, что у них всё хорошо. А признать при нём вслух, что он прав, и спросить совета — такого с ним, полагаю, не случалось ни разу.

    Он хмыкнул, обошёл сарай кругом и стал объяснять.

    Что сено мне надо выносить вовсе, а ежели нельзя, то ставить между сараем и мастерской глухую стену. Что запас держать малый, на неделю, а не на зиму. Что в сарае нельзя ни огня, ни фонаря, и надо вешать у дверей доску с надписью.

    Я велел записывать Терентию тут же.

    — Стену сложим к концу недели, — сказал я. — Сено вывезем послезавтра, оставим на неделю, как вы говорите. Доску сделаем нынче. Что ещё?

    — Ещё лестницы, — мрачно сказал брандмейстер, входя во вкус. — У вас к чердакам лестницы приставные. А надо, чтоб на всякой крыше был выход.

    — Сделаем.

    Чиновник с папкой всё это время молчал, и вид у него делался всё более кислый.

    Под конец он всё-таки выступил.

    — Позвольте. По доношению значится, что у вас при огнеопасных заведениях содержится на постое двадцать человек.

    — Содержится. Двадцать, если точно.

    — На каком основании?

    И вот тут я достал вторую бумагу.

    — Двор сей состоит при Мариинской больнице отделением. Я, сверхштатный старший лекарь Салтыков, имею от правления право набирать людей по своему усмотрению, вот копия. Люди сии состоят у меня служителями, с жалованьем, и учу я их тому, что им надлежит уметь по должности. Дозволения на то, чтобы учить собственных служителей, мне не требуется ни от кого.

    Чиновник прочёл бумагу, и лицо у него стало совсем постным.

    — А спят они где?

    — Спали в мастерской. Со вчерашнего дня спят в арендованном доме, через улицу, и это тоже записано в нашем порядке, лист девятый.

    Он полистал тетрадь и нашёл лист девятый.

    Закончилось всё на крыльце.

    — Замечания я вам выпишу, — сказал брандмейстер. — Три пункта. Сено, стена, лестницы.

    — Выпишите непременно и в двух списках, — сказал я. — Один вам, один мне. И проставьте срок, к которому исполнить.

    Он опять поглядел на меня с недоумением.

    — Обыкновенно просят отсрочки.

    — А я прошу срок. Мне так удобнее: будет бумага, что исполнено.

    Брандмейстер вдруг засмеялся.

    — Знаете что, сударь, — сказал он. — Мне про ваш двор писали такое, что я ехал сюда, как на пожар. А у вас тут порядка больше, чем в иной казарме. — Он помолчал и прибавил тише. — Вы эту вашу тетрадь дайте мне переписать. Я её нашим покажу. У нас такого и в частях нет.

    — Берите совсем. Я себе другую напишу.

    Когда они уехали, Ртищев постоял рядом со мной, глядя им вслед.

    — Три дня, — сказал он. — Успели.

    — Успели.

    — Михайло Алексеевич, а ежели бы не успели?

    — А ежели бы не успели, Антон Николаевич, нас бы нынче закрыли на три дня, и эти три дня нас бы уничтожили.

    * * *

    В Мариинскую я приехал к вечеру, довольный собой сверх всякой меры.

    День вышел на редкость хороший. Прибор работает. Мироныч сдал наливку. Двор отстояли чисто, не дав проверяющим ни рубля и ни с кем не поссорившись. А брандмейстер уехал с моей тетрадью и с намерением показать её начальству.

    Я поднимался по лестнице, придумывая, с чего начну вечерний обход, и уже решил, что первым делом зайду к Мейеру похвастаться прибором.

    На верхней площадке меня перехватил служитель.

    Он бежал снизу.

    — Михайло Алексеевич!

    Он остановился передо мной, хватая воздух, и я по его лицу понял, что хвастаться нынче не придётся.

    — Что?

    — Так это… В вашем отделении… — Он сглотнул. — Обвалилось.

    — Что обвалилось?

    — Часть здания, барин, — сказал служитель. — А там люди лежат.

  

  
    Глава 5

    Бежал я через двор и на бегу успел подумать только об одном. Которая палата?

    — Которая?

    — Дальняя! — Служитель едва поспевал. — Та, что в крыле, у самой стены!

    Дальняя. Та палата Мариинской, где лежали выздоравливающие после гипса. Шесть коек. Там я совсем недавно говорил с кожевником о том, что через неделю снимем камень.

    В крыле было темно от пыли. Она стояла столбом, известковая, седая, и в ней метались фонари. Я вошёл и остановился на два счёта, потому что первое, чего требует такое место, — это чтобы вошедший поглядел, а не кинулся.

    Потолок над дальним концом палаты осел.

    Не рухнул, а именно осел, и я это разглядел сразу. Свод просел углом, выпустив вниз кирпич, штукатурку и пыль, и одним краем лёг на койки. Над ним чернела дыра в чердак. Балка, шедшая поперёк, выдержала и держала теперь всё, что на неё навалилось, и держала она это на одном честном слове.

    — Все вон отсюда! — заорал я. — Кто ходит, выводите ходячих! Никому наверх не лезть, на чердак не соваться, под балку не входить!

    — Барин, там…

    — Вижу. Фонари сюда, все, какие есть. Плетнёв!

    Он прибежал через минуту, взъерошенный.

    Ходячих вывели за три минуты, и остались двое.

    Первый, кожевник, тот самый, с которым я толковал про камень, лежал с краю, и ему повезло. Кирпич засыпал его до пояса, а грудь и голова остались чистыми. Он ругался, и по тому, как громко, я понял, что он в порядке.

    Второй был хуже.

    Мужик из слободских, сорока лет, поступивший ко мне неделю назад с застарелой раной на голени. Его придавило балкой поперёк обеих ног, ниже колен, и лежал он тихо, и глядел в потолок.

    — Давно лежит? — спросил я служителя.

    — Так с шести часов, барин. Как обвалилось, так и лежит. Мы бы вынули, да боялись, что вся эта штука поедет.

    Я поглядел на часы.

    Половина девятого.

    Два с половиной часа.

    И вот тут у меня внутри всё похолодело, потому что я понял, с чем имею дело, и понял, что самое опасное у нас ещё впереди.

    Когда человеку надолго придавливает мышцы, придавленное мясо умирает. Оно тихо распадается там, под грузом, и покуда груз лежит, вся эта отрава заперта в ноге, как в мешке, потому что кровь через сдавленное место не ходит.

    А в ту минуту, когда мы груз снимем, мешок развяжется. Всё, что накопилось за два часа, разом хлынет в кровь, и человек, который улыбался и благодарил, через час начнёт умирать. Сердце сорвётся с ритма, почки встанут, и к утру его не будет.

    В моём веке это называют синдромом длительного сдавления, и открыли его на развалинах после бомбёжек, спустя сто тридцать лет от нынешнего дня. Спасают от него переливанием, очисткой крови и аппаратами, которых здесь нет и не будет ещё полтора столетия.

    А у меня есть жгут, вода и голова.

    — Кожевника вынимайте первым, — сказал я. — Его не давит, его засыпало. Разбирайте руками, кирпич по кирпичу, балку не трогать.

    Разбирали мы двадцать минут, и кожевника вытащили целым, если не считать ссадин и великолепного набора выражений.

    А потом я подошёл ко второму и присел рядом.

    — Как звать?

    — Трофимом, барин.

    — Трофим, слушай меня. Ноги чувствуешь?

    — Не чую, — сказал он спокойно. — С час, как не чую. И не болят, вот что чудно.

    Вот именно. И это было хуже всего.

    Я велел принести два жгута и позвал Терентия, оказавшегося тут же, потому что он за мной приехал.

    — Накладываем жгуты. Обе ноги, выше того места, где давит. И накладываем сейчас, до того, как поднимем балку.

    Плетнёв, стоявший рядом, поглядел на меня, и я понял, что он в очередной раз совершенно не понимает, почему я отдаю столь странные приказы.

    — Михайло Алексеевич… Он же под балкой. Ему кровь и так не идёт. Зачем жгут?

    — Затем, что когда мы балку поднимем, кровь туда пойдёт.

    — Так это же хорошо!

    — Это его убьёт.

    В палате стало тихо, и я понял, что объяснять придётся вслух и всем, потому что иначе эти люди станут работать против меня, желая добра.

    — Слушайте все, — заговорил я. — Нога, которую два часа давит, умирает изнутри. Тихо. В ней скапливается яд, и сидит он там взаперти, потому что кровь в придавленное место не ходит. Снимем балку — яд пойдёт в тело, к сердцу, и человек умрёт к утру, и умрёт не от ноги, а от сердца. Я это видел. Оттого мы сперва перевяжем, а после поднимем. Жгут не пустит.

    — А нога? — тихо спросил Терентий.

    — А нога, может статься, и пропадёт.

    Он кивнул. Понял с полуслова.

    Жгуты наложили на оба бедра. Я проверил оба сам.

    Балку поднимали у меня шестеро, медленно, по счёту, и подкладывали под неё чурки, чтобы не сорвалась. Трофима вытащили за плечи и вынесли на дверном полотне, и ноги у него висели так, как ноги у живого человека висеть не должны.

    Положили его в соседней палате, у окна.

    Обе голени были серо-синие, холодные и раздутые так, что кожа лоснилась. Я нажал пальцем, и ямка не расправилась.

    Дальше я делал то немногое, что можно делать здесь.

    Жгуты оставил. Снимать их разом нельзя ни в коем случае, и я объяснил это Плетнёву трижды, покуда он не повторил мне слово в слово.

    Поить. Много, непрерывно, всю ночь, кружка за кружкой тёплой воды с малой толикой соли, потому что почкам этого человека предстоит промывать через себя всё, что придёт из ног. И единственное, чем я могу им помочь, — это гнать через них воду.

    Холод на ноги.

    И смотреть. Всю ночь смотреть, что с мочой, сколько её и какого она цвета.

    — А жгуты когда? — спросил Плетнёв.

    — Распускать станем по чуть-чуть, начиная с рассвета. На палец. Потом ждать час и глядеть, что с ним делается. Если станет дурно, затягиваем обратно.

    Я выпрямился и поглядел на него.

    — Плетнёв, нынче ты спать не ляжешь. И я не лягу.

    * * *

    Робек приехал в одиннадцатом часу, и не один.

    С ним приехали ко мне Мейер, поднятый из постели, и смотритель больницы, и вид у смотрителя был такой, точно обвалилось на него самого.

    Сперва мы обошли крыло.

    Плотники, вызванные Робеком, уже поставили подпоры, и при их фонарях я наконец разглядел то, что днём разглядеть было нельзя.

    Кладка в этом углу была другая.

    Я не строитель и в жизни не держал мастерка. Но всякий, кто хоть раз глядел на кирпичную стену, видит разницу между швом ровным и швом, который гуляет. А здесь, в трёх саженях от свода, шов расходился на палец, и раствор между кирпичами был серый, рыхлый, вовсе не белый, и выкрашивался из-под пальца, как сухая земля.

    Раствор я растёр в ладони.

    — Карл Фёдорович. Поглядите. Раствор рассыпается.

    Мейер потрогал и пожал плечами. Робек подошёл, поглядел внимательнее и мне ничего не сказал.

    А я стоял и думал.

    Этой больнице неполных два года. Она новая. Стены её выстроены при нас, и на моей памяти тут не случалось ни осадки, ни воды.

    И всё же раствор в этом углу рассыпается.

    Такое бывает от одного. Известковый раствор схватывается только в тепле, а на морозе он просто замерзает вместе с водой и стоит себе крепко, покуда не оттает. Каменщик, которому велено сдать работу к сроку, кладёт зимой, и стена стоит как влитая, а весной оттаивает, и раствор в ней делается мёртвым.

    Одну зиму такая стена простоит, а может, простоит и вторую. А на третью весну, когда оттает и замёрзнет ещё раз, свод сядет.

    — Михаил Михайлович, — сказал я. — Это крыло зимой клали.

    Робек поглядел на меня, потом на шов.

    — Откуда вы знаете?

    — Не знаю, но полагаю. Раствор мёртвый, а простоял он две зимы. Больше ему неоткуда взяться.

    И вот тут подал голос смотритель.

    — Я докладывал, — сказал он.

    Мы обернулись.

    — Что докладывали?

    — О сырости в этом углу. — Он полез за пазуху и вынул сложенные бумаги, и было видно, что он их принёс с собой и держал наготове. — В сентябре месяце доносил, что по стене идёт мокрое пятно и штукатурка отходит. И в ноябре доносил вторично. Вот копии.

    Робек взял бумаги и стал читать при фонаре.

    Я стоял рядом и не лез, потому что это уже был не мой разговор.

    Меня в сентябре и ноябре в этом городе не было. Я был в Вильне, потом в Пултуске, потом вёз раненых по зимней дороге. За здание отвечал не я, и глядеть за ним было некому, кроме тех, кому это положено.

    — Что вам сказали, когда вы донесли о проблемах со зданием? — спросил смотрителя Робек.

    — Дык отписали, что осмотр будет произведён по весне, когда сойдёт сырость. — Смотритель пожал плечами. — Весна, Михаил Михайлович, нынче и пришла.

    Робек сложил бумаги и убрал их себе.

    — Разберёмся, — сказал он тем голосом, от которого мне стало почти жаль неизвестного мне человека. — Нынче о другом. Палату разбирать. Больных переложить. Крыло запереть.

    Раскладывали больных до второго часу, и вот тут вылезло то, о чём я думал весь вечер.

    Одиннадцать человек из запертого крыла надо было куда-то деть.

    Мест не было. Свободные койки в больнице всегда есть на бумаге и никогда в натуре, и потому одиннадцать человек мы разложили по другим палатам, куда попало, и вот тут я поймал себя за руку.

    — Стойте, — сказал я. — Этого не сюда.

    — Отчего? — удивился Мейер. — Койка свободная.

    — Оттого, Карл Фёдорович, что у него рана гноится, а тут лежит грудной. Он его к утру заразит.

    — А куда же его?

    И я не нашёлся, что ответить.

    Некуда.

    Мы стояли в коридоре, три лекаря, и перекладывали людей, как перекладывают мешки, по одному признаку. Где есть свободное место. И я в эту минуту ясно увидел ту дыру, которая у нас была с самого начала и в которую я полтора года не глядел, потому что глядел в другие.

    У нас нет приёмного отделения.

    Есть приёмная комната. Чулан с лавками при входе, куда в приёмный день набивается семьдесят человек, и где бабы с младенцами стоят вперемешку с мужиками в тулупах, и где всякий дышит на всякого.

    Больного осматривают там, а после ведут в палату. И всё.

    В моём времени система работала иначе.

    Человек, поступающий в больницу, не попадает в палату сразу. Он попадает в отдельное место, работающее как сортировочный двор.

    Там его разбирают и решают, кто он. Тяжёлый, которого надо нести немедля, или тот, кто подождёт до утра.

    Там его осматривают, моют, переодевают в больничное, а своё отдают в жарку.

    Там заразного отделяют от чистого прежде, чем он пройдёт дальше по коридору. И только после этого человек идёт в палату, и идёт он в ту, которая ему нужна.

    Всё это существует ради одной простой вещи, и я её знал наизусть. Больница опаснее улицы. Собрав в одних стенах две сотни больных, вы получаете место, где всякая зараза, принесённая с улицы, за неделю обойдёт всех. И приёмное отделение есть плотина, которая эту заразу останавливает на входе.

    Я стоял в коридоре с фонарём и думал о том, что мою ригу под Пултуском я устроил вернее, чем устроена эта больница.

    Там у меня было три двери и рябой фельдшер с листом. А тут чулан с лавками.

    — Михаил Михайлович, — сказал я. — Мне нужно с вами говорить. Не нынче: сейчас мы оба не годимся. Завтра.

    — О крыле?

    — О том, чего у нас нет.

    * * *

    Трофим дожил до утра, и к полудню я осторожно выдохнул.

    Мочи за ночь вышло мало, и была она тёмная, почти бурая, и это было в точности то, чего я боялся. Зато к утру её стало больше, и цвет пошёл светлее, и значит, почки его работали.

    Жгуты я распускал шесть раз, с рассвета до вечера, по пальцу, выжидая между разами по часу. Дважды при этом он бледнел и покрывался потом, и оба раза я затягивал обратно.

    К вечеру второго дня ноги у него порозовели ниже колен, а на левой пошли волдыри, и я понял, что эту голень мы, может статься, и не сохраним.

    Но человек был жив.

    Домой на Литейную я приехал на третий день, впервые за трое суток, и был никакой.

    Павел встретил меня в передней.

    Он ходил уже с палкой, бодро, перенося вес на левую, а правую только приставляя, и по дому при мне передвигался сам, никого не прося, чем чрезвычайно гордился.

    — Ну и вид у тебя, — сказал он вместо приветствия. — Садись, я тебе газеты читать стану.

    — Павел, я трое суток не спал.

    — Вот и садись. Спать тебе всё равно не дадут, Дарья Гавриловна сейчас обед велит подавать. А я тебе расскажу, что в мире делается, покуда ты там людей из-под балок таскаешь.

    Спорить с ним было бесполезно, и я сел.

    Он разложил на коленях «Ведомости», надел очки, которые завёл этой зимой и которых при мне стеснялся, и начал.

    — Первое и главное. Государь выехал к армии.

    — Когда?

    — Шестнадцатого числа. — Павел постучал пальцем по листу. — Через Ригу и Митаву. Весь город неделю только об этом и говорил, а ты, я гляжу, и не заметил.

    Я и вправду не заметил.

    То есть слышал краем уха, как в больнице толковали, что государь уехал, и пропустил мимо, потому что в те дни у меня были ртуть, пузыри и пожарная часть.

    — Это хорошо или худо? — спросил я.

    — Смотря для кого. — Павел снял очки. — Для солдата хорошо. Когда государь при армии, солдат дерётся веселее — это я тебе как капитан говорю. А для генералов худо, потому что при государе всякий генерал думает вдвое: как бить француза и как при этом не осрамиться перед Его Величеством. В прошлую кампанию из этого вышел Аустерлиц.

    — Стало быть, худо.

    — Стало быть, посмотрим. Дальше. Данциг.

    — Что Данциг?

    — Обложен. — Он опять надел очки. — С девятнадцатого числа по их счёту. Французы обошли и сели кругом, и покуда стоят. Крепость сильная, гарнизон прусский, а толку с того мало, потому что Данциг стоит в устье Вислы, и покуда он наш, французам нельзя идти дальше, а как падёт, так у них развяжутся руки.

    Я поглядел на брата с уважением.

    — Ты это откуда знаешь?

    — Из газеты, — невозмутимо сказал Павел. — Я, братец, третий месяц лежу и хожу с палкой, а мне двадцать лет казалось, что я воевать умею. Вот теперь много читаю и понимаю, что воевать я не умел вовсе, а умел стоять там, куда поставят.

    Он перевернул лист.

    — А теперь занятное. Про англичан. Они у себя в парламенте закон приняли: отменили торговлю рабами.

    Я выпрямился. Это звучало как хорошая весть. Понимал, что до настоящей отмены рабства ещё далеко, но и эта новость меня радовала.

    — Совсем отменили?

    — Совсем. Возить из Африки и продавать в колонии — всё, нельзя. И кораблям ихним нельзя, и подданным ихним нельзя.

    — А те, что уже там?

    — А те, что уже там, как были, так и остались, — сказал Павел. — Тут ясно написано. Отменили торговлю, а не самих рабов.

    И вот тут в дверях появился Терентий.

    Он приехал за мной с какими-то бумагами со двора и встал у притолоки, ожидая, покуда мы договорим.

    — Слыхал, Терентий? — весело спросил Павел, не оборачиваясь. — Англичане рабами торговать перестали.

    — Слыхал, ваше благородие, — сказал Терентий ровно. — На дворе толкуют.

    — И что толкуют?

    — Разное толкуют. — Он помолчал. — Кузьма вон сказал, что дураки эти англичане, потому что кто ж теперь у них работать станет, если не рабы!

    Павел засмеялся.

    А я поглядел на Терентия и не засмеялся, потому что вспомнил, как его отдали в рекруты в зачёт, потому что мастеровой человек идёт за двоих.

    Павел, отсмеявшись, поглядел на нас обоих и вдруг посерьёзнел.

    Мой брат не был дураком. Он был гарнизонным капитаном, много лет водившим рекрутские партии, и он видел то же, что видел я, только всю жизнь и вблизи.

    — Да, — сказал он. — В каком-то смысле в этом есть правда. Они за счёт рабов вытягивают, за счёт чужих. А у нас трудятся свои люди.

    В передней стало неловко.

    — Ваше благородие, дозвольте, — сказал Терентий. — Я тут постою, у меня бумаги к Михаилу Алексеевичу.

    — Стой, чего уж.

    Больше про англичан не говорили.

    А потом Павел вынул из-под газет письмо и подал мне.

    — Держи. Нынче пришло, я не вскрывал.

    Письмо было от Никитина.

    Писал он коротко и, как я его учил, начинал с чисел. Описал, сколько выздоровело, сколько умерло, сколько ещё лежит. Четвёртая колонка, которую он завёл по моему наказу, стояла на своём месте.

    И была она лучше, чем при мне.

    Я перечитал эти цифры и поймал себя на том, что улыбаюсь.

    Дальше Никитин писал уже не числами, а по-человечески. Что боёв нет и что от этого всем тошно. Что армия стоит по квартирам, а в квартирах тиф, и что он с Юлиусом обошёл три полка с известью и в двух его послали, а в третьем послушали. Что Юлиус выучился ругаться так, что его принимают за своего. Что Голиков прислал из Вильны ещё людей.

    И последней строкой отдельно стояло вот что: «А ещё, Михайло Алексеевич, нас тут спрашивали про ваши пакеты. Приезжал чиновник и спрашивал, откуда они и кто делал. Я сказал как есть. Он записал и уехал».

    Пакеты мои. Двести штук, отправленных Виллие с расчётом, в надежде, что казна посчитает сама.

    Значит, кто-то считает. Живут плоды моих трудов! И помогают людям.

    * * *

    С Робеком я говорил на другой день целый час.

    Начал я с той ночи, а никак не с проекта, потому что лучшего довода у меня не было.

    — Михаил Михайлович. Позавчера мы с вами и с Карлом Фёдоровичем стояли в коридоре и раскладывали одиннадцать человек по койкам. И раскладывали по одному признаку: где место есть. Я предложил положить гнойного к грудному, и Мейер согласился, и я сам себя остановил, потому что вспомнил.

    — Помню, — сказал Робек.

    — А теперь скажите мне, отчего так вышло.

    — Оттого, что мест не было.

    — Оттого, что у нас нет места, где больного разбирают. — Я положил на стол лист. — Есть у нас приёмная комната. Чулан с лавками при входе, где в приёмный день набивается целая куча людей, и где чахоточный сидит плечом к плечу с бабой, принёсшей ребёнка с простой сыпью.

    Сортировка у дверей у нас прижилась ещё зимой. Бирки остались, тяжёлых по-прежнему пропускали первыми, заразных отделяли от прочих. Но дальше человек всё равно попадал из приёмной прямо в палату. Вот этого промежутка у нас не было.

    — И к чему вы клоните? Разве ж можно это переменить?

    — Я не прошу перестраивать больницу. Ей два года, она новая и хорошая. Я прошу завести в ней то, чего в ней нет, и завести из того, что уже есть.

    И я разложил ему.

    Приёмное отделение не есть палата. Это порядок и три комнаты.

    Первая у меня та, где смотрят. И смотрит там лекарь или обученный фельдшер, а никак не писарь, и смотрит он всякого, кто вошёл, прежде чем тот пройдёт дальше. Три вопроса и три взгляда, и решение. Тяжёлый, ждущий или подозрительный.

    Вторая у меня та, где моют и переодевают. Своё платье в жарку, больничное на себя. Это не чистоплюйство, это преграда, потому что вошь и зараза приходят на одежде.

    Третья у меня самая важная. Отдельная, куда кладут подозрительного, покуда не разберутся. Сутки, двое, и не в палату.

    — А после? — спросил Робек.

    — А после человек идёт в ту палату, которая ему нужна, и не приносит с собой того, что принёс с улицы.

    Робек поднялся и прошёлся по кабинету.

    — Комнаты, — сказал он. — Где?

    — При входе. Там сейчас швейцарская, кладовая и пустая комната, в которой держат рухлядь. Трёх достаточно.

    — Люди?

    — Смотрит по очереди лекарь: я, Мейер, Кологривов, Плетнёв. Днём при нём двое моих из школы — они это умеют лучше иных фельдшеров. Мыть и переодевать станут сиделки и двое служителей.

    — А хозяйство? Бельё, дрова, жарка, кладовая?

    — Хозяйство через смотрителя. Иначе тут ничего не бывает.

    — Вот с него и начинайте, — хмыкнул Робек. — Фома Игнатьевич вам голову отъест.

    — Отъест, — согласился я. — Оттого я к нему и пойду первым, и приказывать не стану.

    К Фоме Игнатьевичу я пошёл на другое утро и просидел у него три часа.

    Он служит при больнице с самого её открытия, через него проходит всё хозяйство: дрова, каша, бельё, кладовые, и в первый же мой месяц Робек сказал мне про него золотые слова. Кто со смотрителем в ссоре, у того в палатах зимой холодно. Я эти слова помню второй год и ни разу с ним не ссорился.

    — Статьи нет, — сказал Фома Игнатьевич, дослушав. — Белья лишнего нет, жарки нет, дров на неё нет, жалованья новым людям нет. Михайло Алексеевич, вы мне не хворь принесли, вы мне смету принесли.

    — Давайте считать.

    И мы считали.

    Вышло у нас, что жарки покупать не надо, при прачечной стоит котёл и надо лишь пристроить к нему сушильный шкаф. Что бельё есть, только лежит оно по трём кладовым и никем не считано. Что дров уйдёт немного, ежели топить через день.

    А жалованье я взял на двор.

    — Двое моих станут ходить сюда за мой счёт, — сказал я. — Три месяца. После этого вы поглядите на числа и сами решите, просить ли статью.

    Смотритель поглядел на меня подозрительно.

    — За свой счёт?

    — За свой.

    — А если через три месяца я решу, что не надо?

    — Тогда я приду к вам с листом и спрошу, отчего в декабре у нас в палатах было столько-то заразных, а в июне столько-то. И тогда решать станете не вы.

    Он задумался.

    — Складно поёте, — проворчал смотритель. — Ох, складно. Который раз уж меня этим берёте.

    — Значит, работает моя тактика, — усмехнулся я.

    Со сметой мы кончили, и тут же уперлись в другое.

    — Комната под рухлядь, — сказал Фома Игнатьевич и посуровел. — Вот тут, батюшка, извольте без меня. Там имущество.

    — Какое имущество, Фома Игнатьевич? Там с прошлого года лежит сломанная кровать, три дырявых таза и ломаные носилки, которые я сам же и велел заменить.

    — Казённое, — отрезал он.

    — А казённое мы с вами нынче перепишем и половину спишем по форме. Бумагу составит мой стряпчий Порфирий Саввич, подпишет Робек, и будет оно не казённое, а никакое.

    Смотритель молчал, и я видел, что дело не в тазах.

    Тогда я зашёл иначе, потому что знал за ним одну слабость, и это была вовсе не жадность.

    — Фома Игнатьевич. Вы мне скажите, в столице такое отделение где-нибудь есть?

    — Нигде нету, — буркнул он.

    — Ни в Обуховской? Ни в военном госпитале?

    — Нигде, — повторил он и поднял на меня глаза, и в них появилось то, чего я ждал.

    — Вот и я говорю. А когда в правлении станут читать ведомость, там будет стоять, что смотритель Мариинской первым в столице завёл при больнице приёмное отделение. Своим хозяйством, без новой статьи.

    Фома Игнатьевич помолчал, а потом улыбнулся во весь рот и полез за ключами.

    — Пойдёмте глядеть вашу рухлядь, — сказал он. — Меня, батюшка, в прошлый раз после нашего уговора хвалили. Почётную грамоту выписали, детям теперь показываю. Пущай вторая будет!

    Работу начали через три дня.

    Кологривов, узнав об этом от меня, немедленно явился и объявил, что осматривать поступающих станет и он и что ему на это не нужно ни статьи, ни жалованья, нужно единственно, чтобы его не подымали раньше семи.

    Мейер сам вычертил лист поступающих, причём графы придумал настолько толково, что я велел Штоссу их перенять.

    Плетнёв гонял сиделок.

    А я стоял в бывшей швейцарской, глядел, как из неё выносят рухлядь, и думал, что беда, случившаяся в дальнем крыле, превратила мою старую сортировку у дверей в настоящий приёмный порядок.

    С Тарусовым мы уговорились на пятницу. Этот мой таинственный друг из торгового дома снова назначил встречу. И я не знал, чего ждать.

    Помощи от него или подставы — этого я по-прежнему не знал.

    Записку он прислал на той же плотной бумаге, тем же ровным почерком, и в ней стояло место и час. Трактир на Мойке, в семь пополудни, и просьба быть одному.

    Приехал я в трактир загодя, за четверть часа до срока.

    Просидел до половины девятого.

    Он не пришёл.

    Я прождал ещё полчаса, расспросил полового, не спрашивал ли кто господина лекаря, и уехал ни с чем, и всю дорогу гадал, что это значит. Испугался, передумал? Или вовсе меня предал? Да, возможно, его перекупили, и тогда мне надо пересчитывать всё заново.

    Ночь я спал скверно.

    А наутро поехал в Мариинскую, потому что в моём приёмном отделении второй день ставили перегородку, и глядеть надо было самому.

    Плетнёв перехватил меня у самых дверей.

    — Михайло Алексеевич, тут такое дело. У нас со вчерашнего вечера господин лежит.

    — Какой господин?

    — Да вот в том и дело, что господин. — Плетнёв понизил голос. — Приехал вчера в десятом часу, сам, на извозчике. Я ему толкую: сударь, больница для бедных, вам не сюда, вам к вашему лекарю. А он вцепился в меня и просится, изо всех сил просится. Говорит, никуда не поеду, кладите здесь.

    — Как звать? — тут же спросил я.

    — Не сказал. Сказал только, что вас знает.

    — Что с ним?

    — Дурно ему, Михайло Алексеевич. Желтизна, рвота, живот. Я к ночи думал, отойдёт.

    Будь я проклят… Да это ведь Тарусов. Желтизну в его глазах я ещё в прошлый раз заметил.

    — Он что-нибудь говорил? — поинтересовался я.

    — Говорил. — Плетнёв помялся. — Только он в бреду был, там не разберёшь.

    — Говори, что слышал. Слово в слово.

    Плетнёв наморщил лоб.

    — Твердил, что не пил. Раз двадцать повторил: я не пил, я у них ничего не пил. Потом сказал что-то про то, что ему велели выпить, а он не стал. И ещё жаловался, что жжёт. Всё показывал сюда, — он провёл ладонью от горла вниз, — и говорил, что жжёт и сильно.

    Я даже не дослушал Плетнёва и рванул по коридору.

    Судя по тому, что я услышал, Тарусова вчера пытались убить.

  

  
    Глава 6

    Тарусова я узнал не сразу.

    На койке у окна лежал человек, у которого от давешнего поверенного осталась для меня одна примета. Чернильная мозоль на среднем пальце.

    Лицо ввалилось. Скулы выпирали, нос заострился, глазницы потемнели, и кожа на них была сухая и серая. Белки жёлтые, та самая желтизна, которую я разглядел у него в трактире и о которой сказал вслух. Губы потрескались.

    Руки холодные.

    Я взял его запястье и жилу нашёл не сразу. А найдя, насчитал сто двадцать, и пульс этот был мелкий и пустой, как ниточка.

    — Никита Фомич.

    Он приоткрыл глаза и узнал меня, я понял, что он в сознании.

    — Пришли, — выговорил он. — Я думал, вы не станете.

    — Молчите покуда. Отвечайте кивком. Жжёт?

    Он кивнул и показал рукой от горла вниз, тем самым движением, про которое мне говорил Плетнёв.

    — Рвало сколько раз? — уточнил я.

    Он показал мне пятерню, потом ещё раз, а потом махнул рукой.

    — Понос?

    Кивнул.

    — Мочились нынче?

    Он подумал и помотал головой, и вот это мне не понравилось больше всего.

    Я откинул одеяло и осмотрел его целиком.

    Живот мягкий, болезненный под ложечкой. Кожа на животе собирается в складку и стоит, не расправляясь. Язык сухой, обложенный, края ярко-красные. Изо рта тяжёлый сладковатый дух.

    А потом я оттянул ему нижнее веко и увидел то, чего ждал.

    Малокровие. Слизистая белая, и розовой жилки на ней я не нашёл ни одной.

    Я выпрямился и с минуту стоял молча, потому что мысли складывались скверно.

    Всё, что я видел, укладывалось в две картины разом, и обе объясняли всё.

    Первая моя картина такова. У него отказала печень. Она была больна, и я это знал с трактира, и сказал ему об этом, и дал хины. Больная печень даёт и желтизну, и рвоту, и слабость, и тот самый дух изо рта. Такие люди уходят за неделю, и никакой отравы для этого не надо.

    Вторая моя картина такова. Его отравили. Жжение по ходу пищевода, рвота, которой он сам счёт потерял, понос, обезвоживание, холодные руки, пустой пульс, и главное, чего при печени не бывает, — моча не идёт вовсе.

    И половина признаков у обеих картин совпадала.

    Нужно было лишь понять, какая из двух картин верна.

    Я поймал себя на том, что стою над больным и гадаю, а гадать в этом положении нельзя, потому что лечение у этих двух бед совершенно разное.

    Значит, надо делать то, что полезно при обеих.

    — Плетнёв! Терентия ко мне и двух служителей. И вели ставить кипяток.

    Первое, что я сделал, было самое простое и самое важное.

    Пить.

    Человек, которого сутки рвёт и несёт, умирает от того, что из него вышла вся вода, а вовсе не от яда и не от печени. Кровь густеет, пульс делается ниточкой, почки встают. Я это видел под Пултуском на дизентерийных и знал, что тут счёт идёт на часы.

    — Поить, — велел я. — Тёплой водой с солью и сахаром, по два глотка каждую четверть часа. Не кружкой, а глотками, иначе вырвет. Поить всю ночь и записывать, сколько выпил и сколько вышло.

    Вторым я велел принести уголь.

    Толчёный древесный уголь у нас на дворе есть всегда, мы его жжём сами, и я давно держу его в аптеке при отделении, потому что он берёт на себя всякую дрянь в кишках. Развели его в воде и дали выпить. Он выпил, тут же срыгнул половину, и мы дали ещё.

    А третье было то, ради чего я и позвал Терентия.

    — Желудок промывать станем, — заключил я.

    Терентий оглядел трубку в моих руках спокойно.

    — Чем, Михаил Алексеевич?

    Вот именно. Чем.

    В моём веке для этого есть мягкий зонд, и всякий фельдшер умеет его завести. Здесь такой трубки нет ни у кого, потому что до неё покамест не додумались. Додумаются лет через пять.

    Зато у меня было из чего её сделать.

    — Беги к Лемке. Проси трубку из мягкой кожи, ту, какой он перегоняет, аршина полтора, а не даст — режь новую. И воронку. И большой шприц, тот, каким промывают уши.

    Собрали мы её за час, и была она безобразна. Кожаная трубка, обильно смазанная маслом, с оплавленным на огне краем, чтобы не резала, и воронка, привязанная к ней ниткой.

    Тарусов на это глядел с ужасом.

    — Что вы… что вы со мной делать станете?

    — Слушайте меня, Никита Фомич. Ежели вас отравили, то отрава эта, часть её, до сих пор сидит у вас в желудке и подтравливает вас всякий час. Рвотой её не выгонишь, вы уже всё из себя выпустили, что могли. Я заведу вам трубку в желудок, налью воды и выпущу обратно, и стану лить, покуда не пойдёт чистая.

    — Это больно?

    — Это гадко. Больно не будет.

    Он подумал секунды три. А затем кивнул:

    — Делайте. Потому я именно к вам и пришёл.

    Заводил я сам, и завёл с третьего раза, потому что кожаная трубка мягче, чем надо, и складывалась во рту. Он давился, и глаза у него слезились, и Терентий держал ему голову.

    Промывали мы его шесть раз.

    Первые три воды вышли мутные, с белёсой взвесью, и я велел собрать их в отдельную склянку, все три, и закупорить.

    К шестой пошла чистая.

    А к ночи я уехал к Лемке, оставив Плетнёва при нём с наказом поить и записывать.

    * * *

    Лемке я поднял в первом часу ночи, и он вышел ко мне в колпаке и халате поверх ночного.

    — Михайло Алексеевич, — сказал он с тоской, — я начинаю думать, что вы не спите вовсе.

    — Адам Васильевич, у меня в больнице лежит отравленный, и мне надо знать чем.

    Сон с него сошёл разом.

    — Чем полагаете?

    — Полагаю мышьяком. И надо это доказать, а не полагать.

    Аптекарь поставил свечу и потёр лицо.

    — Позвольте. А как вы его докажете? Мышьяк, сударь, ничем себя не выдаёт. Он не пахнет, вкусу не имеет и в воде ровно ничего.

    — Выдаёт, — сказал я. — И я вам покажу, как.

    Дальше мы работали до рассвета, и работа эта мне нравилась.

    В моём веке всякий студент знает, что мышьяк определяется железно, и способ, которым это делают, придумают лет через тридцать. Мне же вспомнилось другое, куда более старое.

    Мышьяк, который мы глотаем, есть его окисел, белый порошок, а вовсе не сам металл. И если отнять у него то, что делает его порошком, останется чистый мышьяк, металл. А отнимает это уголь, если смесь как следует накалить.

    Чистый же мышьяк, нагретый в закрытом сосуде, испаряется и тут же оседает на холодном стекле блестящим налётом, тёмным и зеркальным, и это я помнил твёрдо.

    И пахнет при этом чесноком.

    Всё это открыли в Европе задолго до нынешнего дня и, надо полагать, описали в книгах. Просто у нас этого никто отродясь не делал — незачем. Травленых в России этого века не разбирают, их хоронят.

    — Что вам надобно? — спросил Лемке.

    — Трубка стеклянная, узкая, запаянная с одного конца. Уголь толчёный, самый мелкий. Спиртовая лампа. И терпение.

    Промывные воды я привёз с собой, все три склянки.

    Выпаривали мы их на малом огне до сухого остатка, и это заняло два часа, и Лемке всё это время ворчал, что у него в жизни не бывало ночи глупее.

    Остаток вышел серовато-белый и крошился под ложечкой.

    Часть его я смешал с толчёным углём в равных долях, тщательно, в ступке. Смесь засыпали в трубку до половины, на четверть вершка. Трубку зажали в держалке и поднесли под неё лампу, так, чтобы грелся низ, а верх оставался холодным.

    Грели медленно.

    Сперва пошёл пар и запахло палёным. Потом смесь спеклась и потемнела.

    А потом Лемке вдруг подался вперёд.

    — Чеснок, — сказал он. — Михайло Алексеевич, чесноком пахнет.

    — Глядите на стекло.

    Мы оба нагнулись над трубкой.

    На холодной её части, в вершке от огня, проступало кольцо.

    Оно появлялось у меня на глазах медленно, как проступает на стекле дыхание, и было сперва серым, а потом потемнело и налилось блеском, и через минуту на трубке сидел узкий тёмный поясок с металлическим отливом.

    Мышьяковое зеркало.

    Я глядел на него и чувствовал то нехорошее удовлетворение, какое бывает, когда подтверждается худшая из догадок.

    — Вот вам ваш мышьяк, Адам Васильевич.

    Лемке молчал, глядя на трубку.

    — Это металл? — спросил он наконец. — Из белого порошка?

    — Из него. Уголь отнял у порошка воздушную его часть, и остался чистый мышьяк. Он испарился и сел на холодное.

    Мы повторили дважды, из других склянок, и оба раза вышло то же.

    А потом я сел на аптечный табурет и сказал то, что разом испортило всё наше торжество.

    — А теперь, Адам Васильевич, скажу вам неприятное. Всё это не стоит ничего.

    — Как не стоит? — Лемке даже голос повысил. — Помилуйте, вы доказали!

    — Я доказал, что у него в желудке был мышьяк. — Я повертел трубку с пояском. — А теперь представьте, что я с этой трубкой иду в управу. И там меня спрашивают первое, что спросит всякий.

    — Что?

    — Откуда он там взялся. — Я загнул палец. — Мышьяк, Адам Васильевич, продаётся в каждой москательной лавке от крыс и тараканов. Мышьяковые капли прописывают от лихорадки, и вы их сами отпускаете по рецепту, я видел. Кто-то травит им мух. Кто-то красит им что-нибудь, он идёт в краску. И стряпчий той стороны спросит меня всего одно: не принимал ли господин Тарусов мышьяковых капель от своей печени, и не сам ли он их себе прописал, и не перепутал ли он меру.

    Лемке сел рядом.

    — И вы не докажете, что не сам, — заключил он.

    — Не докажу. У меня нет ни склянки, из которой он пил, ни свидетеля, ни того, кто наливал. У меня есть только вот это кольцо на стекле и слова человека в бреду.

    Мы помолчали.

    — Зачем же тогда? — спросил аптекарь.

    Я взял трубку и поднёс её к свече.

    — Затем, Адам Васильевич, что я теперь знаю наверняка. А знать наверняка и доказывать — две разные работы, и первую я нынче сделал. — Я убрал трубку в футляр. — Запечатайте её при мне, надпишите число и час и уберите к себе. И вторую тоже. Может статься, через год она чего-нибудь и будет стоить.

    * * *

    Тарусову заметно полегчало на третий день.

    Моча у него пошла на вторые сутки, сперва тёмная и скудная, после светлее, и это значило для меня одно. Почки выдержали. Рвота унялась. Пульс с полутораста опустился к ста.

    Говорить он смог на третье утро.

    Я сел к его койке и положил на колено доску с бумагой, и это он заметил первым.

    — Записывать станете?

    — Стану. И скажу отчего. — Я обмакнул перо. — Никита Фомич, вы человек бумажный и поймёте меня с полуслова. То, что вы мне скажете нынче, через месяц никому не докажешь. А бумага, писанная при свидетелях, да ещё с вашей подписью, живёт своей жизнью.

    — А если я не подпишу?

    — Тогда я уберу бумагу и стану слушать так.

    Он подумал и кивнул на дверь.

    — Свидетелей зовите.

    Позвали Плетнёва и Терентия.

    — Начнём с простого, — сказал я. — Где вы были в четверг?

    — На Мойке. — Он говорил медленно, с одышкой. — У нас в доме контора там, и при ней квартира для приезжих.

    — Кто был?

    — Наш старший приказчик, я и двое приезжих из Москвы. Обедали.

    — Что ели?

    Он перечислил, и я записал всё, вплоть до пирога с визигой.

    — А пили?

    Вот тут он замолчал.

    — Никита Фомич.

    — Вина я не пил, — сказал он наконец. — Я, господин Салтыков, вина не пью больше. Вы мне тогда в трактире про печень сказали, помните? Я ведь и сам знал, что неладно, мне и прежде говорили. А как вы это при мне вслух произнесли, так я и бросил.

    Я отложил перо.

    Вот оно что.

    — Стало быть, вам наливали, а вы не пили.

    — Наливали. — Он глядел в потолок. — Старший наш наливал. Не в общий графин, а особо, из другого. Мне, говорит, для вас припасено, венгерское, за здоровье. И глядел, чтоб я выпил.

    — А вы?

    — А я отговорился печенью, при всех. Он обиделся, вижу. Настаивал. Я взял рюмку, поднёс, губы обмочил и поставил.

    — Обмочили губы, — повторил я. — А после что?

    — А после я поел. Пирога, каши, рыбы. Дома уже к ночи стало жечь.

    Я записывал и складывал.

    Рюмку он не выпил и всё-таки слёг. Стало быть, либо отрава была ещё и в еде, либо в вине её оказалось столько, что хватило того, что он обмочил губы.

    — Никита Фомич. Скажите мне прямо. За что вас так?

    Он долго молчал.

    — За то, что я к вам поехал, — сказал он наконец. — Другого нет.

    Вот как выходит. Я сомневался, на моей он стороне или против меня. Я сам его подозревал, и мой стряпчий говорил, что доверять этому человеку не стоит.

    Быть может, так и есть. Но теперь его отравили, он стал моим пациентом, а это значит одно.

    Он подставился уже тем, что приехал ко мне. Значит, хоть каплю доверия заслужил.

    — Кто знал, что вы ко мне ездили? — поинтересовался я.

    — Никто. — Он вдруг усмехнулся, и усмешка вышла страшная на его сером лице. — Никто, господин Салтыков. Кроме того господина, который к нам в трактир вломился и меня по имени назвал.

    Я почувствовал, как у меня медленно встаёт всё внутри. Ведь я сразу понял, о ком идёт речь.

    Жадовский.

    Аполлон Гаврилович, который обожает занятные истории и который, я полагаю, рассказал кому-нибудь, как встретил в извозчичьем трактире лекаря Салтыкова с поверенным, обедающим у консула. Рассказал за чаем, безо всякого умысла, потому что ему было весело.

    — Он не со зла, — сказал я.

    — Я знаю, — спокойно ответил Тарусов. — От этого мне не легче.

    Дальше он не сказал ничего, и я не стал давить, потому что видел, что он держится на нитке.

    Имени он не назвал.

    — Позже, — сказал он. — Как встану. Нынче не могу, господин Салтыков, я покуда дышать боюсь.

    — Никита Фомич. Последнее, и отстану. Тот, кто вам наливал, ваш старший приказчик. Он давно при доме?

    — Восемнадцать лет, — сказал Тарусов и закрыл глаза. — Он меня в контору мальчишкой брал.

    Вот это была самая скверная новость за всё утро, и он это понимал не хуже меня.

    Человека, который берёт тебя в дело мальчишкой и восемнадцать лет сидит с тобой за одним столом, не покупают за деньги. Такого человека либо припирают к стене, либо он сам давно служит не тебе.

    Я дал ему подписать лист и отправил его со своим человеком к Порфирию Саввичу — сделать в трёх списках.

    А вечером поехал на Литейную.

    Егорыча, знакомого унтера барона Бутурлина, я нашёл во дворе, у сарая, где он чинил хомут, и старик глянул на меня снизу вверх с явным удовольствием, потому что я к нему с прошлой осени не обращался.

    — Егорыч. Дело есть.

    — По вашему лицу вижу, что есть, — проворчал он, откладывая шило. — Сказывайте.

    Я рассказал коротко, имён не называя.

    Что в конторе торгового дома на Мойке в четверг был обед на четверых. Что после того обеда один из обедавших слёг и едва не умер. Что мне надо знать, кто в тот день готовил, кто подавал, откуда взяли вино, кто ставил графины и не менялась ли в доме за последнюю неделю прислуга.

    Егорыч слушал, щурясь.

    И я знал, что он поможет. Егорыч был, как говорится в двадцать первом веке, лучшим информатором.

    — Прислугу ихнюю знать надо, — сказал он. — По кабакам. Дворовые люди, барин, народ пьющий и говорливый, особливо когда в доме неладно. Мне бы дён пять.

    — Три.

    — Пять, барин, — невозмутимо сказал старик. — Три — это я побегу и наслежу. А за пять я тихо сделаю, и меня никто не запомнит.

    Я подумал и согласился, потому что он был прав.

    — Егорыч. И ещё одно. За мной самим, может статься, тоже следят. Ты, покуда ходишь, поглядывай и за этим.

    Старик усмехнулся в седые усы.

    — Так я уж гляжу, барин. И ещё кое-что…

    — Чего? Не томи.

    — С субботы заметил кое-что. Мужичок в тулупе, при Литейной у булочной третий день стоит. Булок не покупает. И кажется мне, что следит он именно за вами.

    * * *

    Пасху в этот год справляли поздно, в середине апреля, и к Светлой неделе наш дом на Литейной ожил. Я впервые за долгое время решил забыть на день о своих бедах и побыть с домашними.

    Пост кончился, и с ним кончилась та особая тишина, которая держала мой город семь недель. Театры открылись. Гостей стали звать. Дарья Гавриловна третий день гоняла кухню, Митя с Николенькой объедались изо всех сил, Павел ходил уже по лестнице, держась за перила и объявляя всякому встречному, сколько ступеней он нынче одолел.

    Я приехал разговеться — впервые после поста поесть скоромной пищи — и впервые за месяц сидел за столом, ничего не делая.

    Тарусова я к тому дню нарочно перевёл из общей палаты в ту самую отдельную комнату при новом приёмном отделении: там одна дверь, и у неё круглые сутки кто-нибудь да есть. Плетнёв ходил к нему трижды в день. Терентий спал через стену.

    Я велел не пускать к нему никого, кроме своих, и не пускать даже тех, кто назовётся его роднёй.

    А после обеда барон принёс журнал.

    Он вошёл в гостиную с ним под мышкой, и по лицу его я понял, что дело нехорошее, потому что багровел Пётр Кузьмич медленно, а сейчас он был уже багров.

    — Читал? — спросил он.

    — Что читал?

    — Вот это. — Он бросил журнал на стол. — Про твою книгу пишут. Разбор.

    Я взял.

    Разбор был длинный, страницы на три, и первые две с половиной я читал с удовольствием, потому что хвалили меня по делу и со знанием. Хвалили ясность изложения. Хвалили порядок глав. Отдельно хвалили таблицы и писали, что рисунки в сём сочинении отличаются точностью, редкою в русских изданиях.

    А в самом конце, последним абзацем, стояло вот что.

    «Не можем, впрочем, не заметить, что похвальное стремление к точности завело почтенного сочинителя далее, нежели дозволяет приличие. В предисловии означено имя девицы Б., трудами коей исполнены таблицы. Не входя в обсуждение дарований сей особы, заметим единственно, что место девицы не в анатомическом кабинете и не под пером в учёном сочинении, но при матери. Сочинителю, столь заботящемуся о здравии телесном, следовало бы иметь попечение и о добром имени тех, кого он вовлекает в свои труды».

    Подписано было двумя буквами.

    Я перечитал это и положил журнал на стол. Одна лишь мысль в моей голове возникла. И мысль была ругательная. Только на этот раз я не стал списывать на местные нравы и традиции.

    Всё было сделано с умом. Настю никто не должен был осудить. Мы ведь это продумали. Был о том разговор.

    В гостиной стояла тишина.

    — Ну⁈ — не выдержал барон. — Что скажешь?

    — Кто это писал? — сухо спросил я.

    — А чёрт его знает, кто! Буквы одни! — Он грохнул кулаком по столу так, что подпрыгнули чашки. — Я нынче же еду в редакцию и спрашиваю, кто таков, и ежели он дворянин, то я ему…

    — Пётр Кузьмич.

    — Что⁈

    — Сядьте.

    Он сел, потому что не привык, чтобы я говорил таким голосом.

    Я перевёл взгляд на Дарью Гавриловну.

    Она сидела прямо, сложив руки на коленях, и за всё это время не сказала мне ни слова. И молчание её было хуже баронова крика, потому что она сидела и просчитывала вперёд, как просчитывает всякая мать, у которой дочери семнадцать лет и впереди сватовство.

    Я слишком хорошо понимал, что она сейчас считает.

    Такая строка, я знал, в журнале не остаётся. Она уходит в гостиные и живёт там своей жизнью, обрастая подробностями. Через месяц будут говорить уже не «девица Б. рисовала таблицы», а «та самая, что у лекаря Салтыкова в анатомическом кабинете сидела». И всякая маменька, у которой сын на выданье, эту фразу запомнит.

    А потом в гостиную вошла Настя.

    Она вошла спокойно, и по тому, как она вошла, я понял, что она уже читала.

    — Что, — сказала она, — семейный совет?

    — Настасья Петровна…

    — Я читала. — Она пожала плечами и села, и села так же прямо, как мать. — Мне всё равно.

    — Настя, — сказала Дарья Гавриловна.

    — Всё равно, маменька. — Настя расправила платье на коленях. — Там ведь не написано, что рисунки дурны. Там написано, что я девица. С этим я, извините, ничего поделать не могу.

    Она сказала это ровно и даже весело, и я опустил глаза на её руки.

    Пальцы у неё были сцеплены так, что побелели костяшки.

    И вот тут я почувствовал, как меня начал заполнять холод. Не горячая ярость, но холодная. Особенная.

    Я знал за собой эту особенность обеих моих жизней. Когда меня бьют по самолюбию, я злюсь, шумлю и наговариваю лишнего. А когда бьют по тем, кто за мной, во мне делается пусто и ясно, и я начинаю планировать.

    Планировал я недолго.

    Ответить в журнале мне нельзя. Всякий ответ повторит обвинение и даст ему вторую жизнь, и завтра об этом станут говорить те, кто нынче не читал. Это первое, и это отсекает половину того, что предложил бы барон.

    Ехать бить морды тоже нельзя. Это уж совсем глупо, тем более что я дворянин. Да и дела тут так не решаются.

    Значит, бить надо иначе.

    А надо мне сделать так, чтобы через месяц слово «девица Б.» в этом городе произносили с почтением, а не с усмешкой, и чтобы произносили его люди, которых этот журнал побоится задеть.

    Как это сделать, я в ту минуту ещё не знал.

    Зато я знал другое.

    Я оглядел Настю с её побелевшими костяшками, прямую спину Дарьи Гавриловны и багрового барона.

    — Настасья Петровна, — сказал я. — Вы позволите мне одну вещь?

    — Какую?

    — Заняться этим самому. И не спрашивать вас, покуда не сделаю.

    Она поглядела на меня.

    — А что вы намерены делать?

    — Вы это очень скоро узнаете.

    Вот тут план и сложился. И откладывать его я не собирался.

  

  
    Глава 7

    — Займусь сам, — повторил я, потому что Настя не ответила, а смотрела на меня.

    Барон шумно выдохнул.

    — Займёшься, — сказал он. — Похвально. А как? В редакцию поедешь? Так я тебе сразу скажу, они там все трусы, они тебе поклонятся, а назавтра напечатают, что лекарь Салтыков ездил грозиться.

    — В редакцию я не поеду.

    — Ответ напишешь?

    — И ответа писать не стану.

    — Так что ж тогда⁈ — Пётр Кузьмич развёл руками так, что едва не смахнул чашку. — Через кого ты это сделаешь, скажи на милость?

    Я подумал секунду, выбирая, говорить ли вслух, и решил, что при этих людях скрывать мне нечего.

    — Через государыню. Через нашу императрицу.

    В гостиной стало так тихо, что было слышно, как тикают часы на камине.

    Барон открыл рот, закрыл и оглянулся на Дарью Гавриловну, ища у неё подтверждения, что он меня не ослышался.

    — Михайло, — проговорил он наконец осторожно, как говорят с больным. — Ты, может, приляг? Ты ведь три ночи не спал у своего отравленного.

    — Я здоров, Пётр Кузьмич.

    — Через государыню, — повторил барон и покачал головой. — Он через государыню. Дарья Гавриловна, вы слышите?

    — Слышу, — сказала баронесса.

    Она одна за всё это время не пошевелилась и глядела на меня так, как глядят на человека, которого пытаются понять, а не осудить.

    Настя смотрела во все глаза.

    — И как же вы это сделаете? — тихо спросила она.

    — Увидите, Настасья Петровна.

    Больше я ничего не сказал, и расспрашивать меня не стали, хотя барон весь вечер косился, явно ожидая, что я вот-вот начну заговариваться.

    К Хотяинцевой я поехал наутро и повёз с собой Настины оригиналы.

    Все таблицы, до единой, в папке, переложенные папиросной бумагой. Настя отдала их мне молча и ничего не спросила, только поглядела вслед, когда я садился в сани.

    Анна Гавриловна приняла меня в той же малой комнате, на той же кушетке, и выслушала, не перебивая.

    А потом взяла журнал, который я привёз, и прочла последний абзац сама. Два раза.

    — Мерзавец, — сказала она с большим удовольствием. — Какой прелестный мерзавец. Знаете, сударь, что в этой строке самое гадкое? Не то, что он её обидел. А то, как он это сделал. Похвалил рисунки, похвалил вас, а в конце между делом вытер ноги о девочку, и всё с таким видом, точно печётся о её же добром имени.

    — Именно так, Анна Гавриловна.

    — И вы хотите…

    — Я хочу, чтобы через месяц это имя в городе произносили с почтением. И чтобы произносили его люди, которых этот журнал побоится тронуть. — Я положил перед ней папку. — Отвечать им в печати бесполезно, всякий ответ только повторит обвинение. Бить морду нельзя. Значит, надо, чтобы похвалил тот, против кого они не посмеют пикнуть.

    Хотяинцева раскрыла папку.

    Она листала таблицы долго, медленно, поднося каждую к свету. Руку с жилами. Разрез голени с костями и мышцами. Сердце с его дверцами, то самое, которое я когда-то рисовал для неё на листе.

    — Это она рисовала? Сама?

    — Сама. По моим показаниям и по вскрытиям, которые я ей объяснял словами.

    Анна Гавриловна отложила последний лист и воззрилась на меня поверх папки с тем весёлым хищным выражением, которое я у неё уже знал.

    — А вы, сударь, понимаете, куда попали? Или просто угадали?

    — Не угадал. Я знаю. Но вам виднее, лучше поясните сами.

    — Так я вам скажу, чтобы вы понимали наверняка. — Она откинулась на подушки. — Государыня наша сама художница. Не из тех, что вышивают подушечки. Она рисует, гравирует, режет камеи из яшмы и агата. Медальерному делу училась у Леберехта, у академика, и тот говорил, что лучшей ученицы у него не было. Её в Берлинскую академию художеств избрали почётным членом, а это, поверьте, не за одно происхождение делают.

    — Не знал, — признался я, и это была правда: про камеи я слышал краем уха, а про остальное нет.

    — И ещё, сударь. На ней все женские училища в империи. Смольный, благородные девицы, все, кого учат чему-то, кроме танцев и французского. — Хотяинцева постучала пальцем по журналу. — А этот ваш прелестный мерзавец печатает, что место девицы не за рисунком, а при матери. Вы понимаете, кому он это напечатал?

    Я понимал.

    — Оставьте мне папку, — сказала Анна Гавриловна. — Я еду в Павловск в четверг. И журнал оставьте тоже.

    — Журнал-то зачем?

    — А затем, что последний абзац я ей прочту сама. Вслух. — Она улыбнулась. — У меня голос хороший, я умею читать так, что всякое слово слышно.

    Прежде чем уехать, я всё-таки послушал её сердце, потому что приехал с трубкой и уезжать, ничего не сделав, не люблю.

    Держалась она хорошо, я это слышал сразу. Первый тон хлопал, урчание стояло на своём месте, но внизу было сухо, и ритм сбивался реже, чем в прошлый раз.

    — Ну? — спросила она.

    — Держимся.

    — Держимся, — повторила Хотяинцева и вдруг засмеялась. — Знаете, сударь, мне ведь теперь жить интересно. Прежде лежала, считала дни. А теперь то у вас девица в журнале, то государыня. Вы мне как лекарь вредны: волнуете.

    — Волнение вам можно. Лестницы нельзя.

    * * *

    К своему старшему брату Андрею я пошёл через день, в его контору, после присутствия, когда там уже никого не было.

    Брат сидел за столом над бумагами и поднял голову, когда я вошёл.

    — Михайло? Случилось что?

    — Нет. — Я сел напротив и снял шапку. — Андрей, я пришёл спросить тебя об одной вещи, и спросить её мне надо было ещё в январе. Всё откладывал. То Павел, то отец, то Варенька, то крест, то Шамшев с его дырявой головой. А вопрос висит.

    Андрей отложил перо.

    — Тётушка, — сказал он.

    — Тётушка Аграфена Кирилловна. — Я кивнул. — Ты послал мне знак осенью. Я его получил под Шавлями, через восемнадцать дней. Написал тебе, отослал с курьером Виллие. И больше ничего не узнал. Ни письма, ни строчки. А когда вернулся, всё было на месте, двор стоит, люди целы, никто ни о чём не поминает. Что это было?

    Андрей откинулся на стуле и некоторое время глядел на меня.

    — А я думал, тебе Штосс рассказал, — проговорил он наконец.

    — Штосс мне рассказывает числа. Про тётушку он молчит.

    — Ну конечно. — Брат усмехнулся. — Штосс человек аккуратный. Он полагает, что раз дело кончено, так и говорить не о чем. Ладно. Слушай.

    Я присел рядом. И тогда он рассказал:

    — В сентябре, недели через три после твоего отъезда, к Штоссу пришли. Не с угрозой и не с бумагой. С предложением. Торговый дом, солидный, из тех, что берут казённые поставки. Им, говорят, отдали подряд на хлорную известь для армии, большой подряд, а своих мастерских у них нет. Не возьмёт ли двор за Рогаткой на себя поставку этой извести.

    — Много?

    — Много. — Андрей назвал число.

    Я молчал, потому что считать умею.

    — Это пять лет нашей работы, — сказал я. — При том, что мы варим сейчас.

    — Вот и Штосс сказал то же самое, слово в слово. — Брат кивнул. — Только они и тут всё предусмотрели. Аванс дают сразу, большой, чтобы расширились, наняли людей, котлы новые поставили. Цену дают хорошую, выше, чем сами продаёте. Бумаги красивые, с печатью, всё по форме.

    — А срок?

    — А вот срок, Михайло, стоял короткий. — Андрей постучал пальцем по столу. — И неустойка. За всякий недопоставленный пуд в срок — втрое против цены. А обеспечением неустойки двор, со всем, что на нём стоит.

    Я закрыл глаза.

    Вот оно, значит, как.

    Я видел это целиком, так ясно, как если бы сам составлял ту бумагу.

    Мой двор берёт подряд. Берёт аванс охотно, потому что деньги нужны всегда. На аванс ставит новые котлы, нанимает людей, закупает известь. Варит день и ночь. И не успевает к сроку, потому что успеть к нему невозможно, срок этот нарочно рассчитан так, чтобы не успеть.

    И тут вступает неустойка. Втрое за всякий пуд. Мой двор оказывается должен сумму, которой у него нет и никогда не будет. А обеспечением стоит сам двор.

    Через полгода двор за Рогаткой, со всеми котлами, мастерскими, мастерами и моими двадцатью учениками, уходит с молотка. И покупает его, надо полагать, тот же торговый дом, за копейки, уже с новыми котлами, поставленными на его же аванс.

    Красиво.

    Ни одного выстрела, ни одного доноса, ни одного яда. Всё по закону, и всё подписано было бы мною же, добровольно.

    — Андрей. Штосс почуял?

    — Почуял. — Брат усмехнулся. — Он, знаешь, сразу сказал, что так не бывает, чтобы в торговле тебе давали хорошую цену и аванс вперёд. Порфирий Саввич прочёл бумаги и сказал, что с неустойкой что-то нечисто. Только решить они не могли.

    — Отчего?

    — Оттого, что подряд такой может подписать только хозяин. Ты. А тебя нет и не будет ещё полгода. А тот дом торопил, давал неделю на ответ и намекал, что не возьмёте вы — возьмут другие, и вам же хуже, потому что тогда уж у вас казна известь брать не станет. — Андрей развёл руками. — Штосс пришёл ко мне. Я поглядел и понял, что это тот случай, ради которого мы тётушку и выдумали. Решать мог только ты.

    — И я написал. И стал ждать.

    Он помолчал.

    — Ждать пришлось недолго, как ни странно. Твоё письмо пришло недели через две. С курьером этого твоего инспектора.

    Я вспомнил ту ночь. Остывающую печку на станции за Шавлями, огарки, пачку конвертов к утру. И Виллие, который взял верхний, поглядел на адрес и сказал, что его курьер нигде не останавливается и дойдёт вдвое скорее почты.

    — Я же не знал, что стряслось, — проговорил я. — Писал вслепую. Гадал, куда ударят.

    — А ты угадал, — сказал Андрей. — Вот что меня тогда и поразило. Ты Штоссу велел, дословно, я помню: ежели предложат выгодный подряд, отказать вежливо, каким бы выгодным он ни казался, ибо выгодным он сейчас может быть только с одной целью.

    Это я и правда писал. Писал, перебирая в уме, как бы бил сам, если бы хотел уничтожить двор в отсутствие хозяина. И одним из трёх способов у меня тогда вышли поставки.

    — Штосс прочёл, — продолжал брат, — перекрестился и отказал. Вежливо, в тот же день, с благодарностью за честь. Тот дом, говорят, ещё приходил, уговаривал, поднимал цену. Штосс стоял как стена. А через месяц подряд этот отдали каким-то другим людям, и я, признаться, не знаю, что с ними сталось.

    — А отчего ты мне не написал, что всё обошлось?

    — Я написал. — Андрей даже обиделся. — В тот же вечер, как Штосс отказал. Коротко, по нашему уговору: тётушка поправилась, кланяется. Обычной почтой. Куда ж ещё, курьера инспекторского у меня не было.

    — И письмо это не дошло.

    — Выходит, так.

    Я вспомнил декабрь, польскую грязь, и как всякий раз спрашивал встречных курьеров, нет ли мне писем, и как мне отвечали, что почта на армию идёт скверно и многое застревает в Вильне.

    Вот, значит, где застряла моя тётушка.

    — Андрей. Последнее. Как звался тот торговый дом?

    Брат назвал.

    И я узнал это название. Оно стояло вторым в записке Гагиной, которую я вёз с собой из Риги. Второй из трёх домов, через которые, по её словам, шли в армию чужие деньги.

    Тот же самый механизм, какой я видел с Ерофеевым. Тот же, что с Тарусовым. Честный купец берёт подряд своим именем, а когда подряд лопается, отвечает он один, и за его разорение кто-то получает его же лавки за бесценок.

    Только в этот раз честным купцом должен был стать я.

    Благо, всё обошлось. Пока что, по крайней мере.

    Но, чувствую, враги мои нанесут ещё много ударов. И с каждым мне придётся справляться отдельно.

    И всё ради того, чтобы защитить науку, медицину и здоровье самой империи!

    * * *

    Приёмное отделение доказало, что его заводили не зря, на двенадцатый день.

    Я был в больнице с утра, и за мной прибежали из той самой бывшей швейцарской, где теперь сидел смотрящий.

    Сидел в тот день Кологривов.

    — Сударь, поглядите, — сказал он, когда я вошёл. — Пустяк, чирей. Сейчас вскрою, да и отпущу, а то он уже час тут сидит.

    На лавке сидел мужик лет тридцати, широкий, в кожаном фартуке поверх рубахи. Правая рука у него лежала на коленях, и я, взглянув на неё, остановился в дверях.

    Рука была раздута от запястья до плеча. Кожа лоснилась, натянутая, бледная, отёк был плотный, тестоватый, и когда я нажал пальцем, ямка не проступила.

    А на предплечье, повыше запястья, сидело то, что Кологривов называл чирьем.

    Чёрное, как уголь.

    Струп был величиной с медный пятак, сухой, плоский, угольно-чёрный. Красноты вокруг я не увидел. А вокруг, венчиком, сидели мелкие пузырьки с прозрачной жидкостью, рядком, как бусы.

    — Болит? — спросил я мужика.

    — Не болит, барин, — сказал он с удивлением. — Чешется только. А рука вон какая стала, и в жар кидает.

    Не болит.

    Вот это и было самое главное, и у меня внутри всё собралось.

    — Ефрем Данилыч. Ланцет положите.

    — Отчего? — Старик уже держал его в пальцах. — Гной выпустить, и дело с концом.

    — Там нет гноя. — Я подошёл ближе, не касаясь. — Положите ланцет на стол, прошу вас, и отойдите на шаг.

    Кологривов вскинул на меня глаза, и что-то в моём голосе заставило его подчиниться.

    Я присел перед мужиком.

    — Как звать?

    — Лукьяном.

    — Где работаешь, Лукьян?

    — На кожевенном дворе. Шкуры мнём.

    — Шкуры откуда?

    — Разные, барин. Какие привезут. Недавно партия пришла, сказывали, из-за Волги, дешёвая. Воняла сильно.

    Вот и всё.

    Я поднялся и повернулся к Кологривову.

    — Ефрем Данилыч, вы про сибирскую язву слыхали?

    Старик медленно положил ланцет, уже совсем.

    — Слыхал, — сказал он тихо. — Читал. Андреевского. Он её на Урале описал лет двадцать тому назад и сам себе её прививал, чтобы доказать, что от скота к людям идёт. Только я её в жизни не видал.

    — Вот она.

    Кологривов уставился на чёрный струп и отступил ещё на шаг, теперь уже сам.

    А я объяснял, потому что это здесь было важнее, чем лечить.

    Болезнь эта, говорил я, приходит от больной скотины. От мяса, от шкур, от шерсти, от всего, что снято с павшего животного. На коже она садится вот таким чёрным пятном, и пятно это не болит, и оттого люди его не боятся. Кожевники, шерстобиты, мясники получают её чаще прочих.

    И вот что тут главное и чего не знает никто.

    — Ежели его вскрыть, Ефрем Данилыч, вы распахнёте заразе дорогу прямо в кровь. И человек, который пришёл сюда на своих ногах, умрёт через двое суток в жару и в бреду. Я такое видал. Вскрыли — умер. А ежели не трогать, то в большинстве случаев этот струп отпадёт сам через две-три недели, и останется рубец.

    Кологривов побелел.

    — Так я ж… — Он покосился на ланцет. — Я ж их, сударь, за сорок лет…

    — Знаю. И потому говорю это нынче вам первому, а завтра скажу всем. И в лист запишем.

    Лукьяна я велел вести не в палату.

    Вот тут и пригодилась та третья комната, ради которой я неделю воевал с Фомой Игнатьевичем. Отдельная, с одной дверью, куда кладут подозрительного, покуда не разберутся.

    Будь её у нас месяц назад, этот мужик сидел бы в общей очереди, а после его отправили бы в хирургическую палату. К свежеоперированным. С открытыми ранами.

    — Слушайте все, — сказал я служителям, собравшимся в дверях. — Этого человека кладём в третью комнату. К нему ходит один служитель, и больше никто. Повязки после него жечь в печи, не стирать. Инструмент, какой тронет, кипятить. Руки после него мыть известью, крепкой, по локоть. Платье его, фартук, рубаху — в печь, и выдать ему больничное.

    — Фартук-то новый, барин, — жалобно сказал Лукьян.

    — Новый купим. А этот тебя самого сожрёт и всех, кто с тобой рядом спит.

    Лечить мне его было особенно нечем, и я этого не скрывал.

    Велел я покой. Руку на подушку, повыше. Повязку сухую и чистую, лёгкую, чтобы нигде не давила. Питьё и жаропонижающее. И глядеть, чтобы отёк не пошёл на грудь.

    А после я сел и написал бумагу в полицию, частному приставу той части, где стоит кожевенный двор. Что на таком-то дворе работник заболел сибирской язвой от привозных шкур из-за Волги, что шкуры эти заразные и подлежат сожжению, и что на том дворе, ежели не принять мер, заболеют ещё.

    Кологривов прочёл мою бумагу через плечо.

    — Сударь. Они вас на смех поднимут. Из-за мужика шкуры жечь.

    — Пусть поднимут. Только бумагу эту они прочтут, Ефрем Данилыч, и прочтут с числом и с моей подписью. И когда через неделю на том дворе свалится второй, они её вспомнят.

    Старик помолчал.

    — Знаете, что я думаю? — сказал он вдруг. — Я думаю, что этот ваш чулан при входе, над которым Фома Игнатьевич плакал, нынче одного человека уже спас. А может, и десятерых.

    — Может, и десятерых.

    * * *

    Бывший унтер Егорыч вернулся ровно на пятый день, как и обещал.

    Посылал я его с особой задачей.

    Тарусова отравили на обеде в конторе его же торгового дома на Мойке. Обедали вчетвером. Старший приказчик, служивший в доме восемнадцать лет, наливал ему вино из отдельного графина и упрашивал выпить. Тарусов только губы обмочил, а к ночи всё равно слёг, стало быть, отрава была и в еде. Доказать я ничего не мог. И послал Егорыча узнать по кабакам у тамошней прислуги, кто в тот день готовил, кто подавал, откуда взялось вино и не менялись ли люди в доме перед обедом.

    А заодно поглядывать за мной самим. Потому что Егорыч ещё тогда заметил у булочной на Литейной мужичка в тулупе, который третий день стоял и булок не покупал.

    Старик пришёл ко мне вечером на Литейную, сел на край стула, как садятся отставные унтера, прямо, и отчитался по пунктам, как подают рапорт.

    — Первое, барин. Кухарку в том доме сменили.

    — Когда?

    — Дён за десять до того обеда. Старую рассчитали ни с того ни с сего. Она там шесть лет стряпала, никто на неё не жаловался. А взяли новую, по рекомендации.

    — Чьей?

    — А вот этого, барин, никто не знает. — Егорыч покачал головой. — Дворник говорит, пришла сама, с письмом. Письмо прочёл старший приказчик и её взял. Больше никто того письма не видал.

    Опять старший приказчик.

    — А где она теперь? — спросил я.

    — Нету её. — Старик поглядел на меня прямо. — Наутро после того обеда ушла на рынок и не воротилась. Вещи её в каморке остались, узелок с платком да юбкой. Не забрала.

    Человек, которого берут в дом за десять дней до обеда по неизвестному письму и который исчезает наутро после, оставив вещи, по-моему, вовсе не кухарка. Это рука. И рука эта теперь где-нибудь на дне Фонтанки, или в ста верстах отсюда, или сидит в другом доме под другим именем.

    А вместе с ней пропал единственный человек, который мог сказать, кто её нанял.

    — Второе, барин. Вино.

    — Ну?

    — Вина в тот дом не покупали, — сказал Егорыч. — Погреб у них хороший, винный, и ключ у того приказчика. А в тот день он погреба не отпирал. Вино принёс сам, с собою, в корзинке. Двое видали. Графин тот после обеда мыл он же, своими руками, а мыть посуду у них не его дело.

    Я откинулся на стуле.

    Вот теперь всё у меня встало на место. Не случайность, не печень и не ошибка в мере. Человека в дом подсадили за полторы недели. Вино принесли своё. Графин вымыли, чтобы не осталось следа. Кухарку убрали.

    Покушение с подготовкой.

    И из всех, кто мог бы о нём рассказать, в живых и на виду у меня оставался один человек. Тот, что лежал за одной дверью в моём приёмном отделении.

    — А третье? — спросил я.

    — Третье, барин, мужичок ваш от булочной. — Егорыч чуть подался вперёд. — Я за ним три вечера ходил. Тихо, по-нашему. Стоит он у булочной до сумерек, а как вы из дому выедете или воротитесь, так снимается и идёт. Докладывать идёт.

    — Куда?

    — На Гороховую. — Старик помолчал. — К аптеке. К заднему крыльцу. Два вечера кряду там стучал, и ему отворяли, и он там минут по десять был.

    Функ. Там находится аптека Функа. Главного конкурента Лемке. Человека, связанного с теми, кто работает против меня.

    Шпионы, значит, завелись.

    Я сидел и глядел на старика, и складывалось у меня в голове то, что понимал уже не раз, только теперь с новой стороны.

    Про аптекаря с Гороховой я знал давно. Знал, что он заодно с Красовским и Ренаром, что это они варили мою соль на моём же краденом кубе и продавали на Лиговке под кривой печатью. Знал со слов Устина, что раз в месяц за укладкой в аптеку приходит слуга из того самого дома и сам несёт её обратно, а вовсе не приказчик. Функ торгует, а деньги уходят наверх.

    Одного я не знал до сего вечера.

    Что Функ не только торгует и не только разносит обо мне слухи через знакомых лекарей. Что у него при себе есть человек, которого Егорыч уже несколько дней видит у булочной на Литейной и ходит за мной следом. И докладывает ему, а он, надо полагать, дальше, по той же дороге, по которой идут деньги.

    Лавочник, как я его полагал, оказался глазами.

    — Егорыч, — сказал я. — Ты молодец.

    — Знаю, барин, — невозмутимо ответил старик. — Дальше что прикажете?

    — Дальше ходи за ним, как ходил. Ничего не делай. Только гляди, кто ещё туда стучит.

    Он кивнул, поднялся и ушёл, а я остался сидеть и складывать.

    Складывал я долго, и в конце концов меня отвлекли.

    Постучала Матрёна и внесла письмо на подносе.

    — Вам, барин. И барину с барыней. Посыльный принёс, в ливрее.

    Приглашение.

    Плотная бумага с золотым обрезом, печатные буквы с завитками, и под ними писано от руки, как я разглядел. Покорнейше просят пожаловать на бал в последний четверг апреля, по случаю возобновления сезона. Барона Петра Кузьмича Бутурлина с супругой. Лекаря Михайлу Алексеевича Салтыкова.

    И отдельной строкой, особо, выведенной тщательнее прочих, стояло вот что.

    «Девицу Анастасию Петровну Бутурлину, в особенности».

    Я опустил глаза к подписи.

    Хозяина дома я не знал, фамилия ничего мне не говорила. Действительный статский советник. Пётр Зиновьевич Засекин.

    П. З.

    Я медленно встал, подошёл к столу, на котором лежал тот самый журнал с разбором, и раскрыл его на последней странице.

    Под последним абзацем, тем самым, где говорилось, что место девицы при матери, стояли знакомые мне две буквы.

    П. З.

    Что же это получается? Нас зовёт на бал человек… который пытался очернить Настю?

    Вот теперь следовало подумать как следует. Ехать к человеку, который только что ударил по Насте, мне хотелось меньше всего.

    Но отказаться — значило отступить.

    Значит, поедем.

  

  
    Глава 8

    И я решил ехать.

    Отказ Засекин счёл бы бегством и завтра же рассказал бы о нём по меньшей мере в трёх гостиных. А мне к тому же хотелось увидеть человека, который так изящно вытер ноги о девушку и подписался двумя буквами.

    За ужином у Бутурлиных я положил приглашение на стол и рассказал, кто такой П. З.

    Барон побагровел.

    — К этому⁈ — Пётр Кузьмич отодвинул тарелку. — Ногой не ступлю! Я ему, мерзавцу, не бал, я ему секундантов пришлю!

    — Пётр Кузьмич, дуэли нынче запрещены, а вам запрещено волноваться. Я ваше сердце слушаю и знаю.

    — Так что ж, прикажешь ехать и кланяться⁈

    — Прикажу ехать и глядеть ему в глаза.

    Дарья Гавриловна молчала и вертела в пальцах приглашение, разглядывая строку, выведенную особо. Она думала, и я видел, как именно она думает. Прощать обиду или нет — её сейчас не занимало. Её занимало, что скажут, если мы не поедем.

    И тут заговорила Настя.

    — Я поеду.

    Все повернулись к ней.

    — Настенька…

    — Я поеду, маменька. — Она сидела прямо, и голос у неё был ровный. — Он написал, что моё место при вас. Вот я и буду при вас. На его же балу. Пусть глядит.

    Барон открыл рот и закрыл.

    Я смотрел на неё и думал, что это первое взрослое решение, которое она приняла при мне, и приняла его сама, и что оно правильное.

    А на другой день к Бутурлиным приехала Хотяинцева.

    Приехала сама, что с её сердцем было событием, поднялась по лестнице медленно, как я велел, и села в гостиной с видом человека, который привёз новость и намерен насладиться каждым её словом.

    — Ну, — сказала она. — Я была в Павловске.

    Дарья Гавриловна послала за Настей.

    — Государыня глядела таблицы, — начала Анна Гавриловна, когда та вошла, — долго. Я, признаться, не ждала, что так долго. Руку с жилами разглядывала в лорнет. Спросила, кто рисовал. Я сказала. Спросила, сколько лет. Я сказала. Спросила, сама ли или под рукой учителя. Я сказала, что сама, а лекарь Салтыков лишь объяснял, что где лежит.

    Настя стояла у двери, и лицо у неё было белое.

    — А после, — продолжала Хотяинцева, — я прочла ей последний абзац из журнала. Вслух.

    — И что государыня? — тихо спросила Дарья Гавриловна.

    — Государыня ничего не сказала. — Анна Гавриловна улыбнулась. — Она велела отдать таблицы в Смольный. Показать воспитанницам. Как образец того, чему может выучиться девица, ежели у неё есть дарование и ей не мешают. — В гостиной стало очень тихо. — И сказала это при трёх фрейлинах и при статс-даме, — докончила Хотяинцева. — А статс-дама, сударыня, в тот же вечер обедала у Голицыных. Через три дня про это знал весь двор. Через неделю будет знать весь город.

    Барон, стоявший у окна, медленно повернулся.

    — Так вот отчего он нас позвал, — проговорил он.

    — Вот отчего, Пётр Кузьмич. Он понял, кого задел. И теперь ему очень страшно.

    Настя всё стояла у двери, и я видел, как у неё дрожат губы и как она изо всех сил пытается сдержать дрожь.

    — Анна Гавриловна, — сказала она наконец. — А таблицы мне вернут?

    Хотяинцева засмеялась так, что закашлялась, и я уже шагнул к ней, но она отмахнулась.

    — Вернут, голубушка. Снимут списки и вернут. Государыня такое не ворует, она такое сама заказывает.

    * * *

    Засекин жил на Большой Морской, в доме, который, судя по всему, стоил ему дороже, чем он мог себе позволить.

    Балы в этом городе, как я успел узнать, устраивает не всякий. Закона на то нет никакого, зато нужны деньги и положение — и того и другого немало.

    Прежде всего, по моим наблюдениям, нужна зала. Не гостиная, где можно поставить три пары, а настоящая зала, с хорами для музыки и с паркетом, по которому можно пройти полонезом полсотни пар. Такую залу в Петербурге имеет дом на сто тысяч, не меньше.

    Потом свечи, и я их тут насчитал сотни. Белого воска. Сальную свечу на балу не зажигают, от неё копоть и вонь, и хозяина, зажёгшего сальные, будут поминать до Рождества. А восковая стоит так, что бал на пятьсот свечей обходится дороже, чем годовое жалованье иного коллежского асессора.

    Музыка. Нанятые скрипачи, как мне объяснял барон, — это для людей средних. Люди с положением держат свой оркестр из крепостных, выученных за границей, и это вернейший признак богатства.

    И ужин к полуночи, на всех, с шампанским.

    Многие на этом разорялись, я знал таких. Давали по два, по три бала в год и через десять лет продавали имения.

    Засекин, судя по его дому, разорялся с удовольствием.

    Я отметил и другое. Военных в зале было мало, и всё больше это были седые господа при звёздах, потому что гвардия ушла к армии ещё в феврале, и молодых офицеров в городе почти не осталось. Зато штатских вицмундиров и сюртуков набралось не счесть, и танцевали нынче чиновники и камер-юнкеры. А дамы, ещё год назад говорившие только по-французски, нынче через слово вставляли русское, потому что французское вышло из моды вместе с Бонапартом.

    Зала у него, как я увидел, была белая с золотом, на хорах сидел оркестр в ливреях, свечи горели в трёх люстрах и в бра по стенам, и воздуху от них оставалось уже к десяти часам немного. Съехалось человек двести. Сезон после поста только начинался, и всякий, кому было чем похвастаться, приезжал.

    Хозяин встретил нас на лестнице.

    Невысокий, полноватый, лет пятидесяти, в синем мундире со звездой, с напудренными по-старому висками — он с первого взгляда показался мне человеком не в своей тарелке. Он кланялся барону ниже, чем требовалось, Дарье Гавриловне целовал руку дольше, чем требовалось, а перед Настей и вовсе рассыпался.

    — Анастасия Петровна! Какая честь, какая радость! Мы все, мы все наслышаны…

    Настя присела ровно так, как предписывает этикет, ни на вершок ниже, и прошла мимо, а я отметил это с удовольствием.

    Меня он поймал через полчаса, в малой гостиной, где было тише.

    — Господин Салтыков. Позвольте на два слова.

    — Извольте, ваше превосходительство.

    Засекин прикрыл дверь и повернулся ко мне с улыбкой, которая держалась на его лице с трудом.

    — Я хотел бы объясниться, — начал он. — Касательно одной строки. Вы, верно, читали мой разбор вашей книги…

    — Читал.

    — Так вот, я желал бы, чтобы вы поняли меня правильно. Я, видите ли, человек старых правил. Я пекусь о нравственности. Девица, её имя в печати, анатомия, мёртвые тела… Я полагал, что оказываю услугу семейству, предупреждая…

    — Ваше превосходительство, — сказал я. Он осёкся. — Вы пеклись о нравственности, — продолжал я ровно. — Хорошо. Тогда скажите мне, отчего вы о ней пеклись двумя буквами, а не полным именем. Человек, который защищает приличия, обыкновенно не прячется.

    Засекин открыл рот и закрыл.

    — Это обычай, — выговорил он. — Рецензенты…

    — Рецензенты подписываются как хотят. Вы подписались так, чтобы вас не узнали. — Я не повышал голоса. — А теперь я скажу вам то, что вы, по-моему, уже знаете сами, иначе я не стоял бы в этой гостиной.

    — Вы это к чему? — прошептал он.

    — Таблицы, о которых вы написали, что их автору место при матери, неделю назад лежали на столе в Павловске. Государыня разглядывала их в лорнет. И велела отдать их в Смольный, воспитанницам, как образец того, чему может выучиться девица. — Я смотрел ему в лицо. — Вы понимаете, ваше превосходительство, что ваша строка нынче спорит не с лекарем Салтыковым. Она спорит с государыней.

    Лицо у Засекина сделалось серым, а потом пошло пятнами.

    Это лицо я встречал раньше, у больных, которым говорил дурное известие. Оно проходит три стадии. Неверие, испуг и торг.

    Торг начался быстро.

    — Я, разумеется… — Он облизнул губы. — Разумеется, я не имел в виду… Что же мне теперь, по-вашему, делать?

    — Вам виднее, ваше превосходительство. Вы литератор, не я.

    — Но вы… вы ведь не станете…

    — Я ничего не стану. Я не пишу в журналы и не вызываю на дуэли. — Я помолчал. — Зато я знаю, что в следующей книжке вашего журнала будет разбор. Ваш. О рисунках к моей книге. И подписан он будет полным именем.

    Засекин смотрел на меня долго.

    — Похвальный, надо полагать, — сказал он наконец с горечью.

    — Честный, ваше превосходительство. Вы же сами написали, что рисунки отличаются точностью, редкой в русских изданиях. Вот это и напишите. Только теперь уже не прячась.

    Он помолчал, а потом вдруг сказал то, чего я не ждал.

    — Я ведь, господин Салтыков, этой строки и писать-то не собирался.

    — Вот как? А зачем же написали?

    — Мне её подсказали. — Засекин махнул рукой устало, как человек, которому уже всё равно. — За обедом. Один весьма значительный человек сказал мне, что сочинитель ваш зазнался и что щёлкнуть его по носу будет полезно, и что сие будет приятно некоторым лицам. Я и щёлкнул. Кто ж знал, что девица…

    — Какой человек? — перебил его я.

    Засекин поглядел на меня и опомнился.

    — Это к делу не относится, — сказал он и открыл дверь. — Прошу вас в залу, сударь. Сейчас будут ужинать.

    * * *

    Бал шёл своим чередом, и шёл он, надо признать, прекрасно.

    Открыли полонезом, пары прошли по зале длинной лентой, и я стоял у колонны и слушал, о чём говорит Петербург.

    А говорил он о войне.

    Государь при армии, и всякий, у кого там сын, брат или муж, начинал с этого. Данциг держится. Пруссаки клянутся, что не сдадут. Французы стоят под Кёнигсбергом. А у окна трое немолодых господ спорили так, что я невольно подошёл ближе.

    — Победа! — утверждал один, толстый, в мундире гражданского ведомства. — Пултуск был победой, об этом писали во всех ведомостях! Беннигсену за неё армию и дали!

    — А отчего ж тогда на другой день отступили? — возражал второй.

    — Для маневру!

    Третий, сухой старик с Георгием на шее, заметил меня и прищурился.

    — А вот, господа, человек, который, как я слышал, при Пултуске был. Лекарь Салтыков, если не ошибаюсь?

    Все трое повернулись ко мне.

    — Был, ваше превосходительство.

    — Ну и что же? Победа или нет?

    Я подумал.

    — Не знаю, ваше превосходительство. Я стоял у переправы и считал раненых. Для меня победа была в том, что к ночи я их всех вывез за реку.

    Толстый поморщился, но старик с Георгием поглядел на меня внимательнее.

    — Толково, — сказал он. — А правду говорят, что вы там мост держали?

    — Я там подводы разводил. Мост держали солдаты.

    — Скромничаете, — проворчал старик и вдруг нахмурился. — А вот скажите-ка мне, раз уж вы там были. Что вы думаете об этом новом кресте? Для нижних чинов?

    — Думаю, что давно пора.

    — А я думаю, что вздор, — отрезал старик. — Орден есть орден. Его офицер кровью выслуживает. А теперь всякий мужик, который штыком ткнул, станет ходить с крестом. Уронят орден.

    Толстый одобрительно закивал.

    Я помолчал секунду.

    — Ваше превосходительство, — сказал я. — У меня под Пултуском были люди, которые штыком не тыкали вовсе. Они таскали раненых из-под картечи. Один вынес шестерых, из них четверо живы. Он не офицер и не стрелял ни разу. Ему отказали в кресте, потому что он действий против неприятеля не производил. — Я поглядел старику в глаза. — А что, по-вашему, храбрее: ткнуть штыком того, кто в тебя целит, или пойти под картечь за тем, кто уже упал?

    Старик молчал долго.

    — Шестерых, говорите? — спросил он наконец.

    — Шестерых.

    — Гм. — Он пожевал губами. — Имя его запишите мне. Я, может, кому скажу.

    Толстый поглядел на него с изумлением, а я достал карандаш.

    Дальше меня утащили к обмороку.

    У дверей в соседнюю гостиную вдруг поднялась суета, раздался женский вскрик, и я увидел, что на паркете лежит барышня в белом, лет семнадцати, а над ней хлопочут три дамы. Одна совала ей под нос флакон с нюхательной солью, другая махала веером, третья звала лекаря.

    Лекарь, как ни странно, нашёлся раньше меня.

    Я сразу узнал румяного лекаря в тёмном сюртуке с орденским крестиком — того самого, что год назад на Выборгской острил про кучера, припавшего к квасу. Он уже стоял на коленях и щупал пульс.

    Увидел меня, вспыхнул и тут же вскочил.

    — Господин Салтыков! Прошу вас! Вам, так сказать, и карты в руки…

    Я присел рядом.

    Пульс я нашёл частый и слабый, лицо белое, губы бледные, лоб в испарине. Дышала она часто и поверхностно, будто в груди не хватало места.

    И места ей действительно не хватало.

    — Кто её зашнуровывал?

    — Горничная… — растерянно сказала одна из дам. — А что?

    — Распустите лиф. Немедля. И откройте окно.

    — Помилуйте, сударь, тут же господа…

    — Тут господа, а у неё в зале пятьсот свечей съели весь воздух, и шнуровка не даёт ей вдохнуть. Распускайте, я отвернусь.

    Я отвернулся. Шнуровку распустили, окно открыли, и через минуту барышня задышала глубже и открыла глаза.

    — Ела нынче? — спросил я её мать, которая уже подбежала.

    — Нет… Она не ела с утра, чтобы в платье…

    — Вот и всё. Покормите её, дайте воды и не зашнуровывайте до конца бала. А лучше увезите домой.

    Румяный лекарь стоял рядом и кивал так часто, точно всё это придумал он сам.

    — Совершенно справедливо, совершенно! — говорил он. — Я, признаться, всегда говорил, что воздух… Господин Салтыков, позвольте ещё сказать: я слышал про государыню. Какая честь! Какая честь для вашей книги! Я всегда верил, что ваша трубка…

    — Благодарю, — сказал я и отошёл, потому что слушать это было выше моих сил.

    Настю я в тот вечер почти не видел рядом с собой, и это было правильно.

    Ею занялись две женщины, которые знали свет лучше меня. Хотяинцева, которая сидела в кресле у стены и к которой подводили всякого, кто желал познакомиться с рисовальщицей. И Веженская, в тёмно-лиловом, с локоном, уложенным точно на скулу, которая стояла рядом и одним взглядом отсекала тех, кому знакомиться не следовало.

    — Она у вас умница, — сказала мне Елизавета Юрьевна, когда я оказался рядом. — Ни разу не сказала лишнего. Её спрашивают про мёртвые тела, а она отвечает про жилы и про то, как рисовать тень. Её превосходительство Хвостова от неё в восторге и зовёт к себе в четверг.

    — А Засекин?

    — Засекин весь вечер ходит вокруг неё кругами и не смеет подойти, — с удовольствием сказала Веженская. — Это лучшее, что я видела за сезон.

    А потом заиграли вальс.

    И вот тут я понял, отчего именно в этой зале так много молодёжи и так мало стариков.

    При дворе вальса не танцуют, это я знал ещё по Павловску. Государыня его не жалует, и на балу в Павловске о нём не было и речи. Но здесь был не двор. Здесь был частный дом, и хозяин, желая угодить молодым, велел играть то, что при дворе не играют.

    Пары закружились.

    И я увидел Настю.

    Она кружилась в середине залы, в бледно-голубом, и лицо у неё было такое, какого я у неё не видел ни разу, ни в гостиной, ни над таблицами, ни на лестнице, где она отчитывала меня за почерк. Лицо человека, который впервые в жизни делает что-то запретное и счастлив этим.

    Кружил её молодой человек лет двадцати шести, высокий, светловолосый, в тёмном вицмундире, и я разглядел его хорошо. Хорош собой, держится свободно, танцует превосходно.

    Он подходил к ней за этот вечер в третий раз.

    Первый раз в полонезе, второй после ужина, когда они долго стояли у окна, и он о чём-то её спрашивал, а она отвечала и смеялась. Мне было видно, что она объясняет ему что-то руками, показывая на своё запястье, и я понял, что она рассказывает ему про жилы.

    Он слушал внимательно. Задавал вопросы.

    Хорошие вопросы, судя по тому, как она оживлялась.

    — Ладомирский, — сказала рядом со мной Хотяинцева, которая, оказывается, стояла тут давно. — Кирилл Андреевич. Камер-юнкер, служит в Коллегии иностранных дел. Имения в двух губерниях, мать вдова, отец был генерал. Очень хорошая партия, сударь.

    — Я не спрашивал, Анна Гавриловна.

    — Я знаю, что не спрашивали. — Она поглядела на меня сбоку. — Оттого и сказала.

    Вальс кончился.

    Ладомирский подвёл Настю к матери, поклонился, поцеловал руку Дарье Гавриловне и что-то сказал барону, отчего тот расцвёл, я это видел издали.

    А Настя, отдышавшись, повернула голову и нашла меня глазами через всю залу.

    И поглядела с немым вопросом. О чём — я не понял. А может быть, не захотел понимать.

    * * *

    Наутро я завтракал у Бутурлиных.

    Спал мало, потому что вернулись мы в третьем часу, а в восьмом мне надо было в больницу, и я заехал на Литейную только затем, чтобы выпить кофею и взять у Насти одну таблицу, которую Хотяинцева просила вернуть в Смольный.

    Стол был накрыт по-праздничному, хотя торжества никакого не было.

    Барон сидел напротив меня над «Ведомостями» и крякал. Смеялся он от души и поглядывал на жену.

    Дарья Гавриловна сияла.

    Я видел её за всё это время всякой. Испуганной, когда барон лежал с отравленным сердцем, гневной, когда в доме нашли шпиона, молчаливой, когда в журнале оскорбили её дочь. Сияющей я не видел её ни разу.

    Настя пила чай и не поднимала глаз от чашки.

    — Хороший бал был, — сказал барон, откладывая газету. — Засекин, конечно, мерзавец, но ужин дал отменный. А ты, Михайло, генерала того, с Георгием, чем взял? Он потом ко мне подходил, спрашивал, кто ты таков.

    — Носильщиками, Пётр Кузьмич.

    — Носильщиками! — Барон захохотал. — Вот ведь. Всех берёшь чем попало.

    Дарья Гавриловна поставила чашку.

    Поставила аккуратно, на блюдце, беззвучно и сложила руки на столе. Я понял, что сейчас будет сказано то, ради чего стол накрыт по-праздничному.

    — Михайло Алексеевич, — сказала она. — Вы нам человек не чужой. Вы нам, почитай, как родной. Потому я хочу, чтобы вы узнали первым, после нас.

    — Слушаю, Дарья Гавриловна.

    Она помолчала, и я видел, что ей хочется растянуть эту минуту.

    — Вчера, как вы уехали, к нам подошла Софья Павловна Ладомирская. Вдова генерала Ладомирского. Мать того молодого человека, что танцевал с Настенькой вальс. — Дарья Гавриловна улыбнулась. — И говорили мы с ней долго.

    Настя поставила чашку на блюдце, и чашка звякнула.

    — И? — спросил я.

    — И нынче утром она прислала письмо. — Баронесса положила на стол сложенный лист. — Кирилл Андреевич просит позволения бывать у нас. С намерением.

    Барон опять хохотнул, на этот раз громче.

    — Сватают, — пояснил он мне на случай, если я не понял. — Сватают нашу Настьку, Михайло. На Фоминой неделе, как положено. Вот уж не думал, что доживу.

    Я сидел и смотрел на свою чашку.

    Мне надо было что-то сказать. Что-нибудь приличное, тёплое, из тех слов, какие говорит друг дома, узнав о радости семейства. Поздравить, улыбнуться, спросить, когда смотрины.

    Слова эти лежали у меня на языке, и ни одно не шло.

    За две жизни я выучился говорить людям дурное спокойно. Говорить матерям, что ребёнок умрёт, а мужьям, что жена не проснётся. Я умею держать лицо над открытым черепом и над разорванным животом, когда рядом стоят те, кто ждёт от меня чуда.

    А тут я сидел над чашкой кофея и не мог выговорить «поздравляю».

    — Партия прекрасная, — продолжала Дарья Гавриловна, не замечая. — Камер-юнкер. Служит в Коллегии иностранных дел, на хорошем счету. Имения в Тверской и в Ярославской. Отец был генерал, мать из старого московского рода. И сам он, Михайло Алексеевич, вы видели, какой. Умный, воспитанный. Настя говорит, про рисунки её расспрашивал, как учёный человек.

    — Маменька, — тихо сказала Настя.

    — Что, душенька? — Баронесса повернулась к ней. — Разве не расспрашивал?

    Настя не ответила.

    — Ей уже восемнадцать, — сказала Дарья Гавриловна мягче, объясняя то, что мне и самому следовало понимать. — На Святой минуло. Самый возраст. А после этого журнала, после государыни, про неё весь город заговорил. Такие партии, Михайло Алексеевич, дважды не приходят.

    Я поднял глаза на Настю.

    Она сидела передо мной прямо, как и вчера за ужином, когда сказала «я поеду». Только теперь она молчала, глядела в свою чашку и не поднимала глаз, и пальцы её лежали на скатерти, сцепленные так, что побелели костяшки.

    Я уже видел у неё эти костяшки. Над журналом.

    — Поздравляю, Дарья Гавриловна, — услышал я собственный голос. — Пётр Кузьмич. От всей души.

    — Спасибо, голубчик, — сказала баронесса растроганно. — Я знала, что вы порадуетесь. Вы ведь Настю, можно сказать, в люди вывели, с вашей книгой. Без вас бы ничего этого не было.

    Вот этого мне слышать и вовсе не следовало.

    — А родня у него какая, — прибавила она, уже поднимаясь из-за стола и довольная, как никогда. — Отец рано помер, так он рос при дяде. Дядя его и в службу определил, и в свет ввёл. Человек, говорят, прекрасный, влиятельный, при больших делах. Тайный советник.

    Она улыбнулась мне.

    — Лев Никанорович Вышеславцев.

    Чашка у меня в руке не дрогнула.

    Как хирург, я слишком долго учился держать руки, чтобы они дрогнули.

    Значит, Настю отдают замуж. За племянника Вышеславцева.

    Нет. Этому не бывать.

  

  
    Глава 9

    Кофе я допил до дна, поставил чашку на блюдце, промокнул губы салфеткой и поднялся я из-за стола так, как делает человек, у которого в восьмом часу обход.

    — Прошу меня простить, Дарья Гавриловна, — заключил я. — Больница ждёт.

    — Конечно, голубчик, конечно. Езжайте.

    Настя не подняла глаз.

    А в санях, едва они тронулись от крыльца, я позволил себе то, чего не мог позволить за столом. И стал думать.

    Думал я так, как думал бы у постели больного: три признака и ни одного ответа.

    Признак первый. Засекин не сам придумал строку про Настю. Ему её подсказали за обедом, и подсказал «весьма значительный человек», которому было угодно, чтобы лекаря Салтыкова щёлкнули по носу. Засекин щёлкнул, и щелчок пришёлся по девушке, которая рисовала для меня.

    Второй признак. Государыня девушку подняла. Подняла она сама, я тут был ни при чём, и барон ни при чём, и подняла так высоко, что за неделю о Насте заговорил весь город.

    Признак третий. На той же неделе, на первом же балу после поста, к Насте трижды подходит молодой человек. А наутро его мать присылает письмо с намерением. И молодой человек этот вырос при дяде, тайном советнике Вышеславцеве.

    Каждый признак по отдельности для меня ничего не значил. Строки в журналах подсказывают за обедами каждый день. На Фоминой неделе сватают по всему городу. Племянники у тайных советников бывают у всякого.

    Вместе они значили одно из двух.

    Либо Вышеславцев оказался быстрее всех. Увидел, что девушка, которую его люди хотели унизить, вдруг поднята на недосягаемую высоту, и тут же повернул всё в свою пользу. Раз унизить не вышло, надо взять. И взять ту, что живёт в доме, где я провожу половину жизни, а отнюдь не кого попало.

    Либо, что было куда хуже, по моему разумению, всё это было задумано с самого начала. Сперва опозорить девушку. Потом дать ей подняться. А когда семья ослеплена радостью, прислать жениха, которому невозможно отказать.

    В обоих случаях итог выходил один. Человек, которого я не видел в лицо и которого назвал мне перед смертью Красовский, входил к Бутурлиным. Туда, где я жил, где лежали мои бумаги, где был барон, которого его люди уже пытались отравить наперстянкой через истопника.

    Сани тряхнуло на выбоине, и я очнулся.

    Теперь главное.

    Сказать правду Бутурлиным я не мог. Совсем.

    Доказательств у меня не нашлось бы ни одного. Слово Красовского, сказанное мне с глазу на глаз, умерло вместе с ним. Истопник сидел, дело о нём стояло. Засекин не назвал имени. А сказать барону, что жених его дочери приходится племянником убийце, не имея на руках ни единой бумаги, значило выглядеть ровно тем, кем я, признаться, и был в эту минуту. Человеком, которому невыносимо, что Настю отдают другому.

    Мне бы не поверили. Хуже того, поверили бы в другое.

    И ещё хуже. Рассказав, что я знаю о Вышеславцеве, я показал бы ему свои карты. Покуда он полагает, что лекарь Салтыков ничего не понимает, я жив и свободен.

    Значит, говорить нельзя. Значит, надо знать.

    Знать же мне требовалось одно. Кто такой Кирилл Андреевич Ладомирский. Знает ли он, чем на самом деле занимается его дядя. Искренен он или его ведут. Это решало всё, потому что с невинным человеком воюют иначе, чем с орудием.

    Камер-юнкер, служит в Коллегии иностранных дел.

    Там же служит Аполлон Гаврилович Жадовский.

    Но прежде Жадовского у меня была больница, и в ней стояла пятница после бала.

    Приёмное отделение встретило меня очередью, какой я там ещё не видел.

    — Что это? — спросил я Плетнёва. — Мор?

    — Пасха, Михайло Алексеевич, — мрачно ответил тот. — Животы.

    Я понял сразу и чуть не засмеялся, хотя смешного тут было мало.

    Семь недель Великого поста. Семь недель капусты, редьки, грибов, постного масла и хлеба. А потом Светлое воскресенье, и весь православный город разом садится за стол, на котором стоят крашеные яйца десятками, творожная пасха на сливках, куличи на двадцати желтках, окорок, сало, жареный гусь.

    И желчный пузырь, отвыкший за пост от жира, получает на себя всё это сразу.

    В моём веке это знает всякий хирург, дежуривший после Пасхи. Здесь этого не знает никто, потому что никто не считал.

    Большая часть очереди, на мой взгляд, была пустяковой. Животы, изжога, тяжесть, понос. Этих быстро разбирали Терентий с учениками. Травяной отвар, сутки поста, теперь уже лекарского вместо церковного, и домой.

    А потом Терентий позвал меня к третьей лавке.

    Там передо мной сидела купчиха, дородная, лет пятидесяти, в дорогом платке, согнувшись и держась за правый бок обеими руками.

    — Где болит, матушка?

    — Тут, батюшка, — простонала она. — Под рёбрами. И в спину отдаёт.

    — Покажи куда.

    Она показала, и показала правильно. Под правую лопатку и выше, к плечу.

    — Когда началось?

    — Во вторник ночью. После обеда. Мы, батюшка, сорок дней постились, а во вторник у свата были, так я и позволила себе.

    — Что ела?

    Она перечислила, и список этот я не стану приводить целиком. Скажу лишь, что свиной рулет, сливочная пасха и жирная уха были далеко не самой тяжёлой частью угощения.

    — Рвало?

    — Три раза. Желчью горькой.

    Я уложил её на лавку и положил ладонь под правое подреберье.

    Она вскрикнула ровно в той точке, где под краем печени сидит желчный пузырь. Я попросил её вдохнуть глубоко, держа пальцы там же, и на середине вдоха она оборвала дыхание и охнула, потому что пузырь, опускаясь с печенью, наткнулся на мои пальцы.

    Белки у неё отливали желтизной, едва заметной, но я её видел.

    — Кологривов пиявок велит, — сообщил мне Плетнёв вполголоса. — Шесть штук на бок.

    — Кологривову скажи, что это не кровь, а камень.

    — Как камень?

    — Так. — Я выпрямился. — В пузыре, где печень держит желчь, у неё камни. Может, давно. Покуда она постилась, пузырь спал и не трогал их. А как она наелась жирного, он проснулся и начал сжиматься, выталкивая жёлчь в проток. Заодно погнал туда и камень. Оттого и боль, и рвота, и желтизна.

    — А пиявки?

    — А пиявки, Алексей Иванович, камня не вытянут.

    Кологривов, разумеется, явился сам через четверть часа, и с банкой.

    — Сударь. Я сорок пять лет ставлю пиявки на печёночный бок и сорок пять лет больным от них легчает.

    — Легчает, Ефрем Данилыч. Оттого, что пиявка сосёт кровь, а человек, у которого отняли кровь, слабеет и меньше мечется. Боль от этого тише не делается, разве что становится тише он сам.

    — А ежели камень, как вы говорите, так откуда вы его видите? Вы сквозь брюхо глядите?

    — Глядеть не гляжу. Щупаю. Дайте руку.

    Я положил его пальцы туда же, под правое ребро, и велел купчихе вдохнуть. На середине вдоха она охнула, а Кологривов замер.

    — Слыхали? Она на вдохе обрывает, потому что пузырь опускается и садится вам на пальцы. Так болит одно место во всём животе.

    Старик постоял, держа руку, потом медленно убрал её и спрятал банку за спину.

    — Пиявок не надо, — сказал он Плетнёву сердито. — Слышишь? Лекарь говорит, не надо. А я говорю, запиши эту штуку со вдохом, я её завтра на своих проверю.

    Лечил я так, как лечат это в моём веке, когда резать не надо. Здесь же резать нельзя вовсе.

    Назначил голод. Сутки ничего, кроме тёплой воды и слабого чаю. Покой. Тепло на бок, сухое, покуда нет жара, а ежели жар пойдёт, то тепло долой. И капли белладонны, которые Лемке держит для глазных лекарей, малыми дозами, потому что белладонна снимает спазм с гладкой мышцы, а пузырь и проток состоят из неё.

    — Батюшка, а после чего есть-то? — простонала купчиха.

    — Кашу на воде. Неделю. А сливочную пасху, матушка, забудь до следующей Пасхи. И ту ешь ложкой, а не миской.

    Купчиха заплакала.

    К вечеру боль у неё отпустила, желтизна стала меньше, и камень, я полагал, проскочил сам.

    А Николай Мироныч явился в приёмное собственной персоной ко мне на прибор и был мрачнее тучи.

    — Ну, — сказал он, садясь и засучивая рукав. — Меряйте. Только вот что, лекарь, я вам честно скажу, покуда вы не намеряли. Я разговелся.

    — Как разговелся?

    — По-купечески. — Он вздохнул. — Семь недель вашу кашу ел, и пост вдобавок, так я на Светлое себе позволил. Окорок. Икра. Наливочки три рюмки. Ну, может, пять.

    Я надел ему рукав и кивнул Терентию.

    Ртуть пошла вверх и встала выше той черты, где стояла в прошлый раз. Не намного. Но выше.

    Николай Мироныч глядел на неё, не мигая.

    — Это что ж, — медленно сказал он. — Это она от окорока?

    — От окорока, от икры и от пяти рюмок.

    Купец посидел молча. Потом перекрестился на ртуть, как крестятся на икону.

    — Лекарь, — сказал он. — Я вам вот что скажу. Попу я, грешный человек, иной раз и соврать могу. А этой вашей штуке не соврёшь.

    * * *

    К Жадовскому я поехал тем же вечером без предупреждения.

    Он принял меня в том же кабинете, где книг было больше, чем мебели, в халате поверх рубашки, с пером за ухом, и поглядел на меня так, как глядит натуралист на жука, который сам заполз к нему в коробку.

    — Салтыков, — сказал он с наслаждением. — Незваный. Вечером. Садитесь, садитесь, я вас не отпущу, покуда не узнаю, что стряслось.

    — Ничего не стряслось, Аполлон Гаврилович.

    — Прелестно. Когда у человека ничего не стряслось, он ко мне не ездит. — Жадовский уселся напротив и сложил руки на колене. — Ну-с? Не говорите, я сам. Вы у Засекина на балу были. Вас там видели. И вашу рисовальщицу видели, и видели, с кем она танцевала вальс. Три раза, между прочим, к ней подходил. Я всё знаю, Салтыков, у меня в том доме три кузины.

    Вот так. Не успел я раскрыть рта, а он уже нащупал нитку.

    — Вы хотели узнать о нём, — продолжал Жадовский, сияя. — О Ладомирском. Угадал?

    — Угадали.

    — А зачем, я тоже угадаю. Хотите?

    — Не хочу.

    — А я всё-таки угадаю, — сказал он ещё радостнее. — Я, знаете, люблю, когда человек сам себе отвечает, выходит убедительнее. Так вот, Салтыков, ответьте-ка мне сами. Отчего лекарю, у которого больница, двор, школа и половина города в больных, вдруг среди недели понадобился камер-юнкер, которого он видел один раз в жизни и то издали?

    Он ждал, откинувшись в кресле, и глаза у него смеялись.

    Я понимал, куда он ведёт. Он вёл к Насте и довёл бы меня до неё в три вопроса, как когда-то довёл до сожжённых лионских архивов. И завтра об этом знала бы половина его гостиных. Не со зла. Просто потому, что ему нравилось распутывать людей ради забавы.

    А я пришёл не затем, чтобы надо мной потешались.

    — Аполлон Гаврилович, — сказал я. — Вы любите, когда человек сам себе отвечает. Давайте я вам тоже задам вопрос, и вы ответите сами.

    Жадовский поднял бровь.

    — Извольте.

    — Месяц назад вы вошли в трактир у Сенной и увидели меня за одним столом с человеком. Вы его знали и назвали по имени. Помните?

    Улыбка у него стала чуть уже.

    — Тарусов. Помню, конечно. Презанятный вышел вечер.

    — Кому вы после рассказали об этом вечере?

    Он помолчал.

    — Да разве упомнишь, — сказал он легко. — За обедом, может, у кого-нибудь. Лекарь Салтыков в извозчичьем трактире с поверенным, который обедает у консула. Это же анекдот, Салтыков, это прелесть что такое…

    — Через три недели после этого анекдота, — сказал я ровно, — Тарусову на обеде подали вино из отдельного графина. Он его не выпил, но было и другое… Он выжил. Едва-едва.

    В кабинете стало тихо.

    Жадовский сидел неподвижно, и перо у него за ухом вдруг показалось нелепым.

    — Никто, кроме вас, не видел нас тогда вместе, — прибавил я. — Он мне это сказал сам. Я вас не виню, Аполлон Гаврилович, вы не хотели дурного. Вы рассказали занятную историю. Только такие истории в этом городе иной раз кончаются мышьяком.

    Он медленно снял перо и положил его на стол.

    — Вы мне сейчас сказали, что меня использовали, — проговорил он наконец, и голос у него был другой, без всякой насмешки. — Что я, как дурак, донёс кому-то, куда полагалось, и даже не заметил.

    — Я вам сказал, что так случилось.

    — Нет, Салтыков. — Жадовский поднялся и прошёлся по кабинету. — Вы мне сказали именно это. Я столько лет служу по иностранной части и горжусь тем, что никто и никогда не вытянул из меня ни слова по делу… Меня использовали за обедом, как болтливую девицу? — Он остановился у окна спиной ко мне. — Кому я рассказывал? Постойте…

    Он думал долго, и я не мешал.

    — У Засекиных, — сказал он наконец глухо. — На Благовещенье, за постным обедом. Там за столом сидело человек двадцать.

    У Засекиных.

    Я промолчал, хотя у меня внутри всё медленно встало на место. Засекин, которому за обедом подсказали строку про Настю. Засекин, у которого за столом рассказали про Тарусова.

    Обеды в этом доме оказывались удивительно полезны кое-кому.

    Жадовский повернулся ко мне.

    — Спрашивайте про Ладомирского, — сказал он. — И не бойтесь. Об этом разговоре не узнает ни одна живая душа, и не потому, что я вас жалею. А потому, что мне впервые за много лет по-настоящему неприятно, и я желаю знать, кто меня так употребил.

    — Кто он?

    — Кирилл Андреевич. — Жадовский сел обратно, и говорил он теперь сухо, по-деловому, как, должно быть, говорил в присутствии. — Двадцать шесть лет. Служит в нашей коллегии третий год, по азиатской части, и служит, скажу вам честно, хорошо. Умён, знает четыре языка, пишет чисто, не пьёт, не играет, за девицами не бегает. Над ним у нас посмеиваются, что он скучен. Я бы сказал, что он честен, а у нас это одно и то же.

    Я слушал и чувствовал, как у меня внутри тяжелеет.

    Честен, умён, скучен. Хуже ничего не придумаешь, потому что против такого мне нечего сказать ни барону, ни Насте.

    — Отец?

    — Генерал Ладомирский, умер лет семь назад. Мать вдова, добрая и неумная, в сыне души не чает. Дядя по матери…

    — Вышеславцев.

    Жадовский поглядел на меня быстро и остро.

    — Вышеславцев, — подтвердил он. — Лев Никанорович. Тайный советник. Вы его знаете?

    — Слыхал.

    — Слыхали, — повторил Жадовский и прищурился, но расспрашивать не стал, и я оценил это. — Тогда скажу вам то, чего вы, может статься, не слыхали. Лев Никанорович — человек, которого в свете почти не видно. Балов не даёт. Сам ни к кому не ездит, разве что к двум-трём домам. Зато у него обедают. А он, в свою очередь, обедает у тех, кто ему чем-нибудь обязан.

    — У Засекиных, к примеру?

    Жадовский поглядел на меня долгим взглядом.

    — У Засекиных, к примеру, — сказал он медленно. — Пётр Зиновьевич ему обязан местом. Это у нас все знают и никто не говорит вслух. Вот теперь я, кажется, начинаю понимать, за чьим столом я рассказывал свой анекдот. Так вот. Есть одна вещь, Салтыков, которую вы должны знать, раз уж вы пришли. После смерти генерала его имения остались сыну. Две губернии, Тверская и Ярославская, душ полторы тысячи. Сыну было тогда девятнадцать, и имения взяли в опеку до совершеннолетия.

    — Опекун?

    — Дядя, — сказал Жадовский. — И вот что любопытно. Совершеннолетия Кирилл Андреевич достиг четыре года назад. А опека, насколько я знаю, не снята до сих пор. Всё ещё что-то там не сведено, какие-то долги генерала, какие-то тяжбы. Мальчик получает от дяди на прожитьё, как на жалованье. Деньги у него есть, пока дядя даёт.

    Я сидел и молчал.

    Теперь всё ясно.

    Молодой человек может быть честен сколько угодно. Может искренне любить Настю, которая объясняла ему, как рисовать жилы. Может не иметь ни малейшего понятия, чем занимается его дядя.

    А на поводке он всё равно.

    И когда такой молодой человек войдёт мужем в дом Бутурлиных, в мой дом, вместе с ним туда войдёт тот, кто держит поводок.

    — Благодарю вас, Аполлон Гаврилович.

    — Не благодарите. — Жадовский проводил меня до двери и на пороге придержал за рукав. — Салтыков. Последнее. Я ведь понял, отчего вы пришли. И вам, и мне было бы проще, если бы вы сказали сами, но вы не сказали, и это правильно.

    — Я не могу говорить обо всём, вы сами понимаете.

    — Да, но… Вы опоздаете, — сказал он тихо. — В нашем свете такие дела решаются за неделю. Не опоздайте. Я буду за вас молиться.

    * * *

    На Литейную я вернулся затемно.

    В доме было тихо. Дарья Гавриловна писала наверху письма, и по тому, сколько свечей горело у неё в комнате, я понял, что писем много и что пишет она их всем, кому положено знать о радости семейства.

    Барон ещё не спал. Он окликнул меня из кабинета, и я вошёл.

    Пётр Кузьмич сидел в халате, с трубкой, довольный, как кот, и поманил меня к креслу.

    — Садись, Михайло. Дело у меня к тебе.

    — Слушаю, Пётр Кузьмич.

    — В воскресенье у нас будет Кирилл Андреевич. С матушкой. Первый визит, как положено. — Барон пыхнул трубкой. — Так вот. Ты у нас лекарь. И вот я тебя прошу по-свойски: погляди ты на него. Здоров ли, крепок ли. Мало ли что. У меня дочь одна.

    Я сидел и смотрел на него.

    Он просил меня осмотреть жениха Насти. Просил от чистого сердца, с трубкой в зубах, и не понимал, что делает.

    — Погляжу, Пётр Кузьмич.

    — Вот и спасибо. — Барон просиял. — Я знал, что на тебя можно положиться. Ты у нас как родной, Михайло, я тебе давно хотел сказать.

    Я поблагодарил, пожелал ему спокойной ночи и вышел.

    На площадке второго этажа я остановился.

    Настя сидела на верхней ступени.

    Сидела, обхватив колени, в домашнем платье, со свечой на полу рядом, и глядела на меня сверху так же, как и в январе, когда ждала меня здесь, чтобы отчитать за почерк.

    — Я вас жду, — сказала она.

    — Давно?

    — Час. — Она не пошевелилась. — Маменька думает, что я сплю.

    Я поднялся на две ступени и остановился ниже неё так, что лица наши оказались вровень.

    — Настасья Петровна…

    — Не надо «Настасья Петровна». — Голос у неё был ровный, слишком ровный, как у человека, который долго обдумывал, что скажет. — Я вас спрошу одну вещь, Михайло Алексеевич. И вы мне ответите честно. Вы ведь всегда отвечаете честно, даже когда это неприятно. Даже больным.

    — Спрашивайте.

    — Что вы думаете о Кирилле Андреевиче?

    Я молчал.

    Она ждала.

    И вот тут я понял, что за две жизни ни разу не стоял перед вопросом, на который у меня был ответ, и ответ этот я не мог произнести.

    Что я думаю о Кирилле Андреевиче. Что он честен, умён и скучен. Что он, по всему судя, искренне ею увлечён. Что против него лично мне сказать нечего. И что за его спиной стоит человек, который подсадил в этот дом истопника с наперстянкой, травил Тарусова мышьяком и, может статься, сам же и подсказал Засекину строку про неё.

    Ничего этого сказать было нельзя.

    — Он хороший человек, — сказал я наконец.

    Настя поглядела на меня долго.

    — Это не ответ, — буркнула она.

    — Это правда.

    — Правда, — повторила она. — Вы знаете, Михайло Алексеевич, я вас за это время выучила. Я знаю, как вы говорите, когда говорите всё. И знаю, как отличается, когда говорите не всё. Вот сейчас вы говорите явно не всё.

    Я не ответил.

    — Он весь вечер расспрашивал меня про жилы на рисунках, — продолжала она тише. — И про вас.

    Я поднял голову.

    — Про меня?

    — Про вас. — Настя поглядела на свечу. — Давно ли вы у нас живёте. Много ли у вас больных. Бываете ли вы у кого из сенаторов. Правда ли, что вы ездили с Виллие и что он вам доверяет. Я отвечала, мне было не жалко. А после подумала, что жених так про друга дома не расспрашивает. Так спрашивают про соперника или про дело.

    Вот так. Девушка, чью судьбу нынче решали, заметила то, чего я сам ещё не знал.

    — И что вы подумали?

    — Ничего не подумала. — Она снова поглядела на меня. — Он весь вечер расспрашивал меня про то, как я рисую тень под костью. Как учёный человек, маменька права. Ему было интересно. Мне с ним было не скучно. И он красиво танцует вальс, а я никогда прежде не танцевала вальс.

    — Я видел.

    — Знаю, что вы видели. — Она на секунду опустила глаза. — Я вас нашла потом глазами через всю залу. И вы на меня глядели так, что я…

    Она не договорила.

    Свеча на ступени трещала, и где-то внизу, в людской, пробили часы.

    — Маменька ждёт моего слова к воскресенью, — сказала Настя. — Она уже написала тётушкам. И Софье Павловне ответила, что Кирилла Андреевича будут рады видеть. Папенька доволен. Все довольны. Такие партии, говорят, дважды не приходят.

    — Настя…

    — Молчите. Дайте мне сказать, я час сидела и думала, как выразиться. — Она подняла на меня глаза, и они были сухие, только блестели. — Я не глупая девочка, Михайло Алексеевич. Я понимаю, что вы мне не жених. Что вы ничего мне не обещали и ничего не должны. Что вы друг дома и что вам, может статься, вовсе нет до этого дела. — Она помолчала. — Только я вас прошу об одном. Не как барышня. Как человек, который вам рисовал.

    Я стоял на две ступени ниже неё.

    — Слушаю вас, — ответил я.

    — Скажите мне одно слово, — сказала Настя. — И я ему откажу. Решать вам.

  

  
    Глава 10

    — Откажите, — сразу ответил я.

    Сказал сразу, не раздумывая, и сам потом услышал, как твёрдо это вышло.

    Настя не шелохнулась. Только пальцы, сцепленные на коленях, разжались.

    — Откажите ему, Настасья Петровна, — повторил я. — Только не завтра.

    — Отчего не завтра?

    — Оттого, что завтра это будет пощёчина. — Я говорил тихо, потому что наверху, за дверью, всё ещё скрипело перо Дарьи Гавриловны. — Маменька ваша уже ответила Софье Павловне, что Кирилла Андреевича будут рады видеть. Отказать ему до первого визита значит выставить его мать на смех перед всем городом. Такое не прощают. А отказать после визита, в понедельник, можно тихо и прилично. Не сошлись нравами, и всё. Так делают каждую весну в каждом втором доме.

    — А зачем вам визит?

    — Затем, что я хочу увидеть его своими глазами.

    Настя глядела на меня сверху, и я видел, что она не понимает и не требует понимания.

    — Вы не скажете мне почему, — сказала она. Это был не вопрос.

    — Не скажу. Не нынче. — Я выдержал её взгляд. — Когда-нибудь скажу. Когда смогу доказать то, что нынче могу только знать.

    Она помолчала.

    — Мне довольно, — сказала она наконец.

    И вот тут я увидел, что это не всё. Она не поднималась, хотя разговор был кончен, и глядела на меня так, как глядят, когда главное ещё впереди и его страшно спросить.

    — Михайло Алексеевич, — проговорила она совсем тихо. — А кому же мне тогда не отказывать?

    Свеча на ступени трещала.

    Я стоял на две ступени ниже и понимал, что сейчас скажу то, чего не говорил ни одной женщине в этой жизни. И что сказать это надо так, чтобы не соврать и не пообещать того, чего я не вправе обещать, покуда за этим домом ходят люди с мышьяком.

    — Тому, — сказал я, — кто придёт к вашему батюшке сам. Не пришлёт матушку с письмом на Фоминой неделе, а придёт сам и сам скажет. — Я помолчал. — Только дайте ему срок, Настасья Петровна. Он нынче при деле, которое надо довести до конца. Иначе он придёт в дом, куда следом за ним придёт беда.

    Она смотрела на меня очень долго.

    Я не знаю, что она увидела у меня на лице. Я и не пытался ничего скрыть. За две жизни я выучился держать лицо над открытым черепом, а тут не стал.

    — Хорошо, — сказала Настя.

    Она поднялась, взяла свечу со ступени и пошла вниз, мимо меня.

    И проходя, коснулась моей руки. Легко, пальцами, одно мгновение, так, что это можно было счесть случайностью, если бы кто-нибудь глядел.

    Она спустилась, свет её свечи ушёл за поворот лестницы, а я стоял в темноте и думал, что только что взял на себя обязательство, которое в этом веке стоит дороже любой подписи.

    * * *

    На другой день по Неве пошёл ладожский лёд.

    Петербургская весна умела обманывать. Невский лёд сходил в апреле, город выдыхал, открывали мосты — а через неделю-другую с Ладоги приходил второй лёд. Серый, рыхлый, тяжёлый, он идёт медленно, ломает сваи и забивает протоки, а вода под ним стоит такая, что рука немеет за полминуты.

    Мы с Терентием возвращались из больницы пешком, по Фонтанке, и у Аничкова моста я услышал крик.

    Кричали у дровяных барж.

    Их стояло там, как я насчитал, с десяток, гружённых берёзовыми плахами, и грузчики таскали дрова на берег по сходням. Одна сходня лежала криво, на мокрых досках, и по ней только что прошёл человек с вязанкой на плече.

    Прошёл, да не дошёл.

    Когда мы подбежали, его уже тащили из воды баграми, двое, зацепив за кушак. Вода была серая, в крошеве льда, и сколько он в ней пробыл, никто толком сказать не мог. Минуты четыре, пять.

    Вытащили его на мостки и положили.

    Мужик лет тридцати, крепкий, в рубахе. Лицо и губы синие, глаза полуоткрыты, я разглядел их сразу. Не дышал.

    Вокруг уже собиралась толпа, и она знала, что делать.

    — На бочку его! Катать надо, чтоб вода вышла!

    — За ноги! Вешай за ноги, говорю, из него вода польётся!

    — Солью натирать!

    Двое грузчиков уже подкатывали пустую бочку.

    — Стой! — крикнул я. — Не трогать!

    А между мною и утопленником вырос будочник.

    Толстый, в сером мундире, с алебардой, которую он держал поперёк, загораживая мне дорогу.

    — Не положено! — объявил он, отдуваясь. — Утопшего трогать не положено до прибытия квартального! Послано уже за квартальным! Отойди, барин!

    Я знал этот страх. В этом веке он убил утопленников больше, чем вода.

    Люди здесь, я знал, боятся тронуть мёртвого до полиции, потому что после будет следствие, и тот, кто трогал, попадёт в свидетели, а то и в подозреваемые. Лучше пусть лежит до квартального, а тот придёт через час. И человека, которого можно было вернуть в первые минуты, через час хоронят.

    — Я лекарь Мариинской больницы, — сказал я будочнику. — Салтыков. Отойди.

    — Не могу, ваше благородие! Не велено! А ну как помрёт, так с меня спросят…

    — Он уже помер. С тебя спросят, отчего он не ожил.

    Будочник заморгал, и я прошёл мимо его алебарды.

    Я встал на колени на мокрые доски. Положил мужика на спину, прямо, откинул голову назад и выгреб из рта пальцем песок и тину.

    Приложил ухо к груди.

    Сердца не было слышно. Я надавил пальцами на шею, туда, где бьётся жила. Ничего.

    Дальше я делал то, что в моём веке знает всякий школьник, а в этом не знает никто.

    Ладони я положил одна на другую, на середину груди, над грудиной. Руки прямые. И вниз, всем весом, быстро, так, что грудь проседает на два вершка. Отпустить. И снова.

    Толпа ахнула.

    — Он что делает-то⁈ — заорал кто-то. — Он ему рёбра ломает!

    Я не отвечал, потому что считал.

    Считал я про себя «Отче наш» так, как учил своих мужиков в школе, потому что молитву эту всякий читает ровно и в одном ладу. Одна молитва, и за это время ладони успевают опуститься сорок раз.

    Хрустнуло под руками. Ребро сломалось, может, и два. Я знал, что так бывает, и не остановился.

    В моём веке уже знали: для того, кто помогает на улице, одних нажатий бывает довольно. Грудь, проседая и расправляясь, сама гонит воздух, а сердце между грудиной и хребтом — кровь. Искусственно, слабо, по капле, но гонит. И мозг, которому эта капля нужнее всего, покуда держится.

    А ледяная вода, которая его убила, его же и бережёт. Остывший мозг держится, лишённый крови, дольше тёплого. В моём веке про утонувших в холодной воде так и говорят. Не мёртв, покуда не согрет.

    Руки у меня горели на третьей молитве.

    На четвёртой я почувствовал, что давлю слабее, чем надо.

    — Терентий!

    Он уже стоял на коленях рядом и глядел на мои руки так, как глядят, когда запоминают.

    — Смени меня. Ладони так же, одна на другую. Руки прямые. Дави всем телом, быстро. Считай про себя через «Отче наш».

    Терентий положил ладони и с первого раза начал правильно.

    А я сидел на досках, растирая руки, и держал пальцы у мужика на шее.

    Прошла молитва. Вторая.

    Толпа стояла молча. Будочник снял шапку.

    На третьей молитве Терентия под моими пальцами что-то толкнулось.

    — Стой!

    Терентий отнял руки.

    И утопленник вдруг дёрнулся, выгнулся и закашлялся, и изо рта у него хлынула серая речная вода, и он захрипел, втягивая воздух с таким звуком, который я запомню, кажется, навсегда.

    — Набок его. Набок, чтоб не захлебнулся.

    Его повернули. Он кашлял, хрипел и дышал.

    Дышал.

    — Тулупы сюда! — крикнул я. — Все, какие есть! И сани, живо, в Мариинскую!

    Тулупов набросали сразу пять.

    Уже когда мужика укладывали в сани, будочник подошёл ко мне бочком, держа шапку в руках.

    — Ваше благородие, — сказал он тихо. — Это ж он был покойник.

    — Был.

    — А вы его…

    — А мы его вернули. — Я поднялся с досок, и колени у меня гудели. — И запомни, братец. Другой раз, как вытащат, не жди квартального. Клади на спину и дави на грудь вот так, как ты видел. А квартальному скажешь, что велел лекарь Салтыков.

    Будочник глядел на меня так, как глядят на того, кто при тебе поднял мёртвого.

    А Терентий стоял рядом, вытирая руки о порты, и лицо у него было довольное.

    — Барин, — сказал он негромко. — Это ж мы его. Вдвоём.

    — Вдвоём, Терентий.

    Он помолчал.

    — Я этого своим ребятам покажу, — сказал он. — Всем двадцати. На Ипате. Пускай руки запомнят, покуда головы не поняли.

    * * *

    Тарусов встал в пятницу. Встал сам, никого не зовя, держась за спинку кровати, и стоял так минуту, прислушиваясь к себе, как прислушивается человек, которому полторы недели казалось, что он уже не встанет.

    — Стою, — сообщил он мне с удивлением.

    — Стоите, Никита Фомич. Садитесь теперь, на первый раз довольно.

    Он сел, и я впервые увидел его лицо почти прежним. Желтизна в белках поубавилась, кожа порозовела, щёки ещё не налились, но уже не были впалыми ямами.

    Я сел напротив и сказал то, ради чего пришёл.

    — Никита Фомич, вы обещали мне имя, когда встанете.

    Он поглядел на дверь. Потом на меня.

    — Обещал.

    — Имя я знаю и без вас. — Я говорил ровно. — Мне его назвал человек, который после этого прожил полчаса. Вышеславцев.

    Тарусов при мне не вздрогнул. Только медленно кивнул, и было видно, что ему стало легче, потому что не пришлось произносить самому.

    — Стало быть, знаете, — сказал он.

    — Знаю. Спрашиваю я о другом. У Вышеславцева есть племянник. Ладомирский, Кирилл Андреевич. Камер-юнкер, служит по иностранной части. Вы его знаете?

    И вот тут Тарусов усмехнулся.

    Усмешка вышла скверная. И я сразу понял: Тарусову было что рассказать. И ничего хорошего я сейчас не услышу.

    — Знаю, господин Салтыков. Кто ж его не знает, в конторе-то у дядюшки.

    — В конторе?

    — В конторе. — Тарусов откинулся на подушку. — У Льва Никаноровича своей конторы нет, в бумагах нигде ничего не значится, вы это знаете. Зато есть дом на Сергиевской. И в том доме есть кабинет, куда носят бумаги от торговых домов. Я туда ходил раз двенадцать за три года. И всякий раз бумаги у меня принимал он. Кирилл Андреевич.

    — Так и что вы мне о нём сказать можете? — спросил я.

    — Вам его, верно, иначе описывали, — продолжал Тарусов, глядя на меня. — Честный, скучный, служит хорошо, за девицами не бегает, дядя его держит на коротком поводке, опеку не снимает. Так?

    — Так.

    — Так его все и описывают. Он над этим годами трудился. — Тарусов помолчал. — Никто его, господин Салтыков, на поводке не держит. Он сам держит. У дяди он правая рука. Приходят поверенные вроде меня, и он читает, считает, говорит, куда и сколько. Дядюшка только кивает.

    — А опека?

    — А опека, — сказал Тарусов с особым выражением, — это ширма. Имения у мальчика большие, в двух губерниях. Покуда они в опеке, по ним можно гонять что угодно. Покупать через них, продавать через них, долги генеральские туда вписывать, которых отродясь не было. И ни в одной книге это не встанет, потому что опекунские книги проверяют раз в десять лет, и проверяет их, как вы понимаете, кто?

    — Дядя.

    — Дядя. — Тарусов кивнул. — Мальчику это выгодно не меньше, чем дяде. Может, и больше. Дядя стар, сердце у него, я слыхал, пошаливает. А племянник молод. Всё, что дядя построил, достанется ему, и он это знает.

    Я сидел и перекладывал картину.

    Жадовский видел Ладомирского в Коллегии. Там перед ним был честный камер-юнкер, скучный до зевоты, который служит по азиатской части, знает четыре языка и пишет чисто. Жадовский видел ровно то, что ему показывали.

    А Тарусов видел другого Ладомирского — в кабинете на Сергиевской, где этот скучный камер-юнкер решает, через какой торговый дом пройдут следующие восемнадцать бочек трухи.

    Маска, и умная, я это теперь понимал. Честного человека никто не подозревает. Честного человека пускают в дом и отдают за него дочь.

    И ещё одно легло на место. Частный дом, куда раз в месяц носили деньги из аптеки Функа, про который мне ещё прошлой зимой говорил Устин. Носила их домашняя прислуга того самого дома, приказчики там были ни при чём. Теперь у безымянного дома появилась улица, а у кабинета — хозяин помоложе.

    — Никита Фомич. Он знал про ваш обед на Мойке?

    Тарусов помолчал долго.

    — Этого я вам не скажу, — проговорил он наконец. — Оттого, что не знаю наверняка, а говорить вам то, чего не знаю, мне нынче дорого стоит. Скажу одно. Старший мой приказчик, тот, что наливал, ходил на Сергиевскую чаще меня. И возвращался всегда довольный.

    Я поднялся.

    — Благодарю вас.

    — Не благодарите. — Тарусов поглядел на меня снизу. — Господин Салтыков. Я слыхал, что его матушка нынче сватает. И слыхал куда.

    Я остановился в дверях.

    — Откуда?

    — Мне приказчик мой младший вчера записку принёс — про дела. И между делом пишет, что в городе говорят. — Он помолчал. — Я вам вот что скажу, раз уж вы меня с того света вытащили. Кирилл Андреевич не женится, ежели это не нужно дяде. А ежели дяде нужно, он женится хоть на кухарке. И будет с ней ласков. И она до смерти не узнает, за кем была.

    * * *

    Ладомирские приехали в воскресенье в третьем часу.

    Софья Павловна оказалась именно такой, какой мне её описал Жадовский. Добрая, пухлая, в лиловом, говорившая без передышки и в сыне души не чающая. Она расцеловалась с Дарьей Гавриловной, как с родной, похвалила дом, похвалила обои, похвалила Митю с Николенькой, которых по такому случаю умыли и вывели в гостиную, и через четверть часа знала про всех Бутурлиных больше, чем я узнал за полтора года.

    Кирилл Андреевич был безупречен.

    Он поцеловал руку баронессе, почтительно поговорил при мне с бароном о войне и о Данциге, с Митей о лапте, и ни разу не поглядел на Настю дольше, чем позволяло приличие. Когда же глядел, взгляд у него был тёплый и чуть робкий, такой, от какого у матерей тают сердца.

    Я сидел в углу и смотрел.

    И всё время видел я перед собой кабинет на Сергиевской, а вовсе не эту гостиную, где этот робкий молодой человек принимает бумаги у поверенных и говорит, куда и сколько.

    Настя держалась превосходно. Пила чай, отвечала, улыбалась, и только я, кажется, видел, что за весь визит она ни разу не взяла в руки чашку, чтобы не звякнуло.

    Разговор о здоровье завела сама Софья Павловна.

    — А мой Кирюша, — объявила она, когда речь зашла о какой-то общей знакомой, слёгшей в горячке, — за всю жизнь не хворал ни единого дня. Ни единого, Дарья Гавриловна! Ни корью, ни оспой, ни простудой. Лекари к нам в дом дорогу забыли.

    — Маменька, — мягко сказал Ладомирский.

    — А что? Правда ведь! Здоров, как молодой дуб.

    Барон, раскрасневшийся от чая и от удовольствия, вдруг захохотал.

    — А вот мы сейчас и проверим! — объявил он. — У нас в доме, Софья Павловна, свой лекарь имеется. Тот самый, про которого весь город толкует. У него трубка такая есть, он в неё сердце слушает и по сердцу, говорят, всё наперёд знает. Михайло! Подтверди-ка, что жених здоров, а то вдруг матушка хвалит понапрасну!

    Гостиная засмеялась.

    Софья Павловна захлопала в ладоши.

    — Ах, прелесть какая! Трубка! Я слыхала, слыхала! И про то, как вы голову мастеру сверлили, весь город говорил! Кирюша, ну уважь, это ж любопытно!

    Я поглядел на Ладомирского, ожидая, что он откажется, отшутится, сочтёт за неприличие.

    Он не отказался.

    Ладомирский улыбнулся мне, развёл руками с видом человека, покорного матушкиной прихоти, и поднялся.

    — Извольте, господин Салтыков. Раз уж все того желают.

    И вот тут я понял то, чего не понял бы, не поговори я с Тарусовым.

    Согласился он слишком охотно. Не потому, что был покорным сыном. Потому, что ему нужно было остаться со мной наедине не меньше, чем мне с ним.

    В кабинете барона я затворил дверь.

    — Сюртук снимите, Кирилл Андреевич. Жилет расстегните. Садитесь.

    Он сел на стул посреди кабинета, в одной рубашке, и глядел на меня с вежливым любопытством.

    Я делал всё, как делаю всегда.

    Пульс на запястье — семьдесят два удара в минуту, ровный, полный, хорошего наполнения. Язык чистый. Белки белые. Лимфатических узлов на шее не прощупывается. Руки тёплые, сухие, ни дрожи, ни пота.

    Я взял трубку и приложил к его груди.

    В трубке сердце билось ровно и сильно. Первый тон ясный, второй чистый, никакого шума, никакого хлопанья, никаких лишних шагов. Сердце молодого, здорового, спокойного человека.

    Лёгкие тоже чистые. Ни хрипа, ни сырости.

    Софья Павловна не врала. Её Кирюша был здоров, как молодой дуб.

    Я передвинул трубку чуть левее, к верхушке сердца, туда, где тоны слышнее всего, и сказал между делом, тем голосом, каким лекари говорят о пустяках, чтобы отвлечь больного.

    — Вы, Кирилл Андреевич, служите по иностранной части. Там, верно, и с торговыми людьми дело иметь приходится. Не знавали такого, Тарусова? Никиту Фомича?

    Лицо у него не дрогнуло.

    Ни одна жилка. Он даже чуть наморщил лоб, делая вид, что припоминает, и чуть пожал плечами.

    — Тарусов… Нет, не припомню. А кто таков?

    А сердце под моей трубкой сбилось.

    Пропустило удар, а потом понеслось. Семьдесят два превратились у меня в ушах в сто за четыре вдоха, и тоны стали громче, резче, чаще, как бывает, когда человека ударили, а он виду не подаёт.

    Лицо умеет врать. Сердце не умеет.

    Я держал трубку ещё полминуты, давая ему почувствовать, что я держу её слишком долго. Потом медленно отнял её от его груди и выпрямился.

    — Одевайтесь, Кирилл Андреевич. Вы совершенно здоровы.

    Он поднялся, взял жилет и стал застёгивать его, пуговицу за пуговицей, не торопясь. И пока застёгивал, лицо у него менялось.

    Не сразу, медленно, как меняется лицо у актёра, который ушёл со сцены за кулисы. Робость из него ушла. Теплота ушла. Осталось спокойное, умное, очень холодное лицо человека, которому больше незачем притворяться.

    — Трубка, — сказал он, застёгивая последнюю пуговицу. — Изрядная выдумка. Я, признаться, про неё много слышал, да не верил. Оказывается, и вправду слышно.

    — Слышно, Кирилл Андреевич.

    — Жаль. — Он надел сюртук и одёрнул его. — Я надеялся, что обойдёмся без этого разговора. Но раз уж вы так хорошо слышите, давайте поговорим как два разумных человека.

    Он подошёл к окну и поглядел на улицу, заложив руки за спину.

    — Настасья Петровна выйдет за меня, господин Салтыков. Я вам говорю это не из самонадеянности. Я вам говорю это как человек, который знает, как устроен свет. Её матушка уже написала всем своим. Её батюшка уже рассказал о нашем визите половине своего клуба. Отказ после таких приготовлений будет стоить этому дому очень дорого.

    — Это решать Настасье Петровне.

    — Разумеется. — Он обернулся и улыбнулся. — Только вы, я полагаю, будете ей советовать. Вы ведь друг дома. Вы здесь, как я слышал, почти родной.

    — Может, и так. А вас это не устраивает?

    — Мне это не важно. Так вот, господин Салтыков, я вам тоже дам совет. По-дружески. — Голос у него был ровный, почти ласковый. — Барон, как известно всему городу, человек сердечный. В прямом смысле. Вы сами слушаете его сердце, вы сами знаете, какое оно. Прошлой зимой он, говорят, едва не отдал Богу душу. От какой-то ошибки с каплями.

    Я с трудом сдержался, чтобы ему не врезать. Ведь именно его дядя отдал приказ отравить Бутурлина.

    — Было дело, — сухо ответил я. — Так к чему вы клоните?

    — Огорчения ему вредны, — продолжал Ладомирский. — Вы это знаете лучше меня. А огорчений у старика может случиться много. Дочь откажет достойному жениху, пойдут разговоры, семья окажется в неловком положении. Кто знает, чем это кончится для такого сердца.

    — Уж не беспокойтесь, — хмыкнул я. — За здоровьем этой семьи слежу я. И никто не навредит им. А любого, кто попытается навредить Бутурлиным, я сотру в порошок.

    Он улыбнулся и надел перчатки.

    — И ещё одно, раз уж мы начистоту, — добавил он. — У вас в больнице, я слышал, завели новое отделение. Приёмное. Очень разумно, очень полезно. Там, говорят, есть и отдельная комната, за одной дверью, для особых больных. — Он поглядел на меня. — Берегите их, господин Салтыков. Особые больные — они ведь такие хрупкие. — Он поклонился мне коротко и безупречно, как кланяются на службе. — Благодарю за осмотр. Матушка будет счастлива.

    И вышел в гостиную, где его встретил смех Софьи Павловны и голос барона, спрашивающий меня через дверь: «Ну что, здоров ли?»

    — Совершенно здоров, Пётр Кузьмич! — весело крикнул Ладомирский. — Господин Салтыков говорит, как молодой дуб!

    Я остался в кабинете один.

    Через приоткрытую дверь мне было видно, как Настя на секунду подняла голову на этот весёлый голос. И тут же опустила, налила чай Софье Павловне в чашку до краёв так, что пролилось на блюдце.

    Я всё понял сразу.

    Если в понедельник Настя откажет, первым, как я понимал, ударят по старику, у которого слабое сердце и который только что хохотал в гостиной.

    А если не откажет, этот человек войдёт в дом, где барон живёт.

    И что же это значит?

    Выходило одно: играм пришёл конец. Я помогу Насте. Действовать буду здесь и сейчас.

    Так уж вышло, что у меня уже созрела одна прекрасная идея, как избавиться от этого гада.

  

  
    Глава 11

    Ладомирский грозил мне приличиями. Приличиями я ему и отвечу.

    Трубку я сунул в карман сюртука, одёрнул манжеты и вышел из кабинета в гостиную, где пахло сдобой и фиалковыми духами Софьи Павловны.

    Барон повернулся ко мне в кресле всем корпусом, красный от удовольствия.

    — Ну, Михайло? Жених-то здоров?

    — Как дуб, Пётр Кузьмич, — ответил я. — Софья Павловна хвалила не зря.

    И это была правда, до последнего слова. Врать в этой гостиной я не собирался, мне хватало того, о чём можно промолчать.

    Софья Павловна захлопала в ладоши.

    — Я же говорила! Ни единого дня, Дарья Гавриловна, ни единого!

    Ладомирского я увидел у окна за креслом барона, и лицо у него опять было то самое, робкое и тёплое. Маску он надел обратно, пока шёл сюда из кабинета.

    Я сел на стул подле Софьи Павловны так, как лекарь садится к постели, когда разговор ещё не кончен.

    — Софья Павловна, раз уж мы о здоровье, — начал я. — Лекарю мало знать самого человека. Ему надобно знать и родню, от которой он пошёл. Покойный генерал сердцем не хворал?

    — Андрей-то? — Она махнула веером. — Бог миловал! Его лихорадка унесла, в одну осень. А сердце у него было, как у вола.

    — А по вашей линии?

    — По моей… — Софья Павловна задумалась, и задумываться ей было явно непривычно. — Разве что Лёвушка. Брат мой, Лев Никанорович. Он мне брат по матушке, отцы у нас разные, оттого и отчества разные, вечно все путают. Вот у него сердце шалит. А он себя не бережёт, всё дела, дела! Кирюша при нём до ночи на Сергиевской сидит, бумаги ему разбирает.

    — Маменька. — Ладомирский положил ей руку на плечо. — Петру Кузьмичу это скучно.

    — Отчего же скучно? — удивился барон. — Мне нынче про вас всё любопытно, Кирилл Андреевич.

    — А Лёвушка ведь и Кирюшины имения бережёт, как своё, — продолжала Софья Павловна, польщённая. — Опеку держит, покуда тяжбы генеральские не сведёт. Седьмой год сводит, бедный.

    Барон поставил чашку на блюдце.

    — Опеку? Позвольте, Софья Павловна. Кирилл Андреевич давно не отрок. Отчего ж опека?

    — Долги, — вздохнула она. — Андрей долгов наделал, царствие ему небесное, а Лёвушка теперь разбирает. Я в этом, Пётр Кузьмич, ничего не смыслю, у меня от цифири голова болит.

    Я заметил, что на слове «долги» Дарья Гавриловна поставила чайник мимо подставки, и по скатерти поползло тёмное пятно. Настя молча подложила салфетку.

    — Пустяки, Пётр Кузьмич, — улыбнулся Ладомирский. — К осени дядюшка всё сведёт. Там больше бумаги, чем дела.

    Отлично. Я вывел разговор именно туда, куда и планировал.

    Первый визит жениха с матушкой здесь зовут смотринами. Потом сговор, а к нему обе стороны готовят бумаги. Дочь отдают за человека вместе с его имением, и отец вправе знать, что это за имение. Так сватаются купцы и князья, и ни один жених на такое не обижается, если ему нечего прятать.

    — Пётр Кузьмич, — спросил я, — а бумаги к сговору вы когда думаете сводить?

    — Какие ещё бумаги? — не понял барон.

    — Обыкновенные. С вашей стороны роспись приданого, с той стороны — опись имений. Отчего бы стряпчим не свести всё загодя, до сговора? И Софье Павловне покойнее, и вам. Порфирий Саввич наш сорок лет в бумагах, он такие книги читает, как я пульс.

    Барон хлопнул себя по колену так, что звякнули чашки.

    — Дело говорит! Софья Павловна, так и порешим. Дочь, чай, не на ярмарку везём. В дом отдаём! Пускай стряпчие сведут, как у людей положено.

    — Пётр Кузьмич, — тихо сказала Дарья Гавриловна, — при гостях ли о бумагах…

    — При гостях оно честнее, Дарья Гавриловна, — отрезал барон и подмигнул мне.

    Теперь всё решал ответ Софьи Павловны, и она меня не подвела.

    — Да хоть завтра! — обрадовалась она. — Лёвушка всё покажет, у него всё по полочкам, как в аптеке! Кирюша, ты ведь скажешь дядюшке? Он любит, когда его за порядок хвалят.

    Улыбался Ладомирский превосходно, только перчатку в левой руке скрутил в тугой жгут, и жилка на виске забилась чаще. Трубка мне больше не требовалась.

    — Разумеется, маменька, — сказал он. — Дядюшка будет рад.

    Я выдохнул медленно, чтобы никто не заметил, и почувствовал, как отпускает плечи.

    В пятницу Тарусов объяснил мне, что опека над имениями Ладомирского есть ширма. Через эти имения гоняют деньги, в них вписывают генеральские долги, которых отродясь не было, и проверяет эти книги сам опекун. Покажет Вышеславцев книги — Порфирий Саввич за неделю найдёт всё, о чём говорил Тарусов. Не покажет — сватовство придётся сворачивать им самим.

    Готье назвал бы такое вилкой. Одна фигура бьёт по двум разом, и какую ни уводи, вторую отдашь. Проще говоря, я попросил их показать то, что нельзя показывать.

    Ладомирские уехали, когда часы в гостиной пробили пять. В передней Софья Павловна при мне расцеловалась с Дарьей Гавриловной, долго искала свою шаль, нашла её у себя на плечах и засмеялась над собой громче всех.

    Ладомирский задержался у двери, натягивая перчатку.

    — Вы играете в шахматы, господин Салтыков? — спросил он негромко.

    — Скверно. Меня учит француз, и учит терпеливо.

    — А я играю хорошо. — Он застегнул перчатку на запястье, пуговку за пуговкой. — До свидания.

    — До свидания, Кирилл Андреевич. Кланяйтесь дядюшке. И передайте, что Порфирий Саввич читает быстро.

    Он посмотрел на меня одно мгновение, и робости в его глазах не осталось вовсе. Потом вышел.

    Настя поднималась по лестнице, когда я обернулся от двери. На третьей ступени она остановилась.

    — Михайло Алексеевич. Мне в понедельник отказывать?

    — Не придётся, Настасья Петровна.

    — Отчего?

    — Оттого, что откажут вам. Сами. И вы будете совершенно ни при чём.

    Она поглядела на меня сверху, и уголок рта у неё дрогнул. Спрашивать дальше она не стала, повернулась и пошла наверх, придерживая юбку, и на повороте лестницы оглянулась ещё раз.

    А я взял шляпу. Ладомирский сказал «хрупкие», а этот человек слов на ветер не бросал. Если он заговорил про особых больных в гостиной у барона, значит, к особым больным уже кто-то шёл.

    * * *

    Мариинская стоит на той же Литейной, и извозчика я брать не стал. Дошёл быстрым шагом, чувствуя, как от спешки колет в боку, и вошёл в приёмное через главные двери.

    Плетнёв дежурил в смотровой. Увидев меня, он поднялся с лавки так поспешно, что задел локтем чернильницу.

    — Михайло Алексеевич! А я за вами хотел посылать.

    — Что стряслось?

    — Около трёх часов у самых ворот человека подобрали. Лежал на мостовой пластом, в чувство не приходил. Сторож с дворником занесли. — Плетнёв поправил чернильницу. — Осмотрел я его, как вы велели. Пульс есть, дышит ровно, а глаз не открывает. Нашатырь под нос совал, не берёт. Кровь пускать я не стал, вас ждал.

    — Где он?

    — Вон, на дальней лавке. Раз лежит в беспамятстве неведомо отчего, значит, подозрительный, в палату его нельзя. В отдельную тоже нельзя, там Никита Фомич. Вот я и оставил его тут, до вашего слова.

    — Вещи его где?

    — На подоконнике. Служитель, как снимал с него платье в жарку, всё выложил.

    Я подошёл к подоконнику. Там лежали медный крест на гайтане, сорок копеек медью в узелке платка и складной нож с треснутой ручкой. И бумажный пакетик, сложенный вчетверо, какие делают в аптеках под порошки.

    — Это откуда?

    — В поясе было зашито, — сказал Плетнёв. — Служитель нащупал, подпорол, думал, деньги. А там порошок. Я решил, от живота.

    Бумажку я развернул у окна. Порошок оказался белый и тяжёлый и ничем не пах. Такой продают в москательных лавках от крыс, и продают, не спрашивая, кому.

    Человека подобрали у ворот той самой больницы, где за одной дверью лежит Тарусов. И случилось это как раз в тот час, когда Ладомирский был у нас в доме и толковал мне про хрупких больных.

    А в поясе у больного был зашит мышьяк…

    Я сложил бумажку, спрятал её и подошёл к дальней лавке.

    Под больничным одеялом лежал мужик лет сорока с клочковатой бородой и дышал так ровно, что ему позавидовал бы всякий спящий. Пульс я насчитал восемьдесят, полный и ровный. Дышал он шестнадцать раз в минуту, и ни храпа, ни задержки в этом дыхании я не услышал. Я наклонился к его лицу. Запаха перегара не было никакого, и это в воскресенье, у ворот, где в такой день пьяных подбирают через одного.

    Я поднял ему веко большим пальцем.

    Веко напряглось у меня под пальцем и потянулось вниз, а глаз под ним ушёл вверх, под лоб, так что мне достался один белок. У человека, который по-настоящему в беспамятстве, веко поднимается, как мокрая тряпица, и само опускается назад, медленно. Глаз стоит там, где стоял. Этот глаз от меня убегал.

    Тогда я взял его правую руку, поднял её над его же лицом и разжал пальцы.

    Рука упала. Только упала она мимо носа на плечо и чуть скользнула к подушке. Бесчувственный себя не бережёт, его рука падает туда, куда тянет её тяжесть, хоть бы и прямо в лицо.

    — Так он что же… — Плетнёв глядел на эту руку. — Притворяется?

    — Притворяется, и притворяется хорошо, — сказал я. — Нашатырь вытерпел, а это не всякий сумеет. Сейчас проверим, вытерпит ли он воду. Принеси кружку воды из ледника, самой холодной.

    Плетнёв принёс кружку, и холод от неё заломил мне пальцы. Я повернул мужику голову набок, оттянул ухо и понемногу влил туда половину.

    Секунды три он держался. Потом его лицо перекосило, глаза сами распахнулись и заходили из стороны в сторону, мелко и часто. Мужик захрипел, вцепился в лавку обеими руками и сел, и тут же схватился за голову, потому что потолок для него поехал колесом.

    В ухе у человека, как учили меня на первом же курсе, сидит тонкий снаряд, по которому тело знает, где верх и где низ. Плесни туда холода, и у всякого, кто в памяти, мир пойдёт кругом, а бесчувственный этого даже не заметит. Этот заметил.

    Его вывернуло в таз, который Плетнёв успел подставить, и я подождал, пока он отдышится.

    В дверях уже стоял Фома Игнатьевич, смотритель, прибежавший на шум с ключами в руке. Он перевёл взгляд с мокрого мужика на таз и перекрестился.

    — Батюшка, Михайло Алексеевич… Второго за неделю воскрешаете.

    — Этот, Фома Игнатьевич, и не помирал. — Я повернулся к лавке. — Звать как?

    Мужик вытер рот рукавом больничной рубахи. Глядел он исподлобья, и страха в этом взгляде я видел больше, чем злобы.

    — Мокей.

    — Чей?

    — Сам свой. Мещанин, с Охты.

    Я положил на лавку рядом с ним развёрнутую бумажку.

    — А это чьё?

    Мокей глянул на порошок и на моих глазах посерел, под цвет больничного одеяла.

    — Сонный порошок, — выговорил он. — Мне дали.

    — Кто?

    — Мужик. В кабаке у Сенной, в тулупе. Целковый дал и ещё пять посулил после. Велел лечь у больничных ворот — мол, пал — и лежать, что бы со мной ни делали. А ночью, как уснут, пройти к купцу, что за дверью, и всыпать ему в питьё. Сказал, купец ему денег должен, заснёт крепко, так и подпишет, что надобно.

    — И ты поверил.

    — А чего ж не поверить, за целковый-то…

    — Этот порошок, Мокей, усыпил бы его навсегда, — сказал я. — А тебя наутро выловили бы из Фонтанки, потому что таких помощников в живых не оставляют.

    Он открыл рот, закрыл его и вдруг затрясся всем телом, так что застучали зубы.

    — В полицию его, Михайло Алексеевич? — спросил Плетнёв.

    — В полиции его к утру отпустят под поручительство такого же тулупа. Нет. Он поедет со мной. — Я повернулся к Мокею. — Ты мне, Мокей, живой нужен.

    Бумагу я написал тут же, на подоконнике. Кто, когда и где подобран, что найдено в поясе, по каким приметам видно притворство и что сказал сам подобранный. Подписали Плетнёв и Фома Игнатьевич, Мокей поставил крест. Список я велел снять трижды. Первый пойдёт Порфирию Саввичу, второй брату Андрею, к делу истопника, которое у него стоит, а третий останется у меня.

    Тарусов сидел на кровати одетый, когда я вошёл к нему за ту самую дверь, и по его лицу я понял, что шум из смотровой он слышал. Рядом стоял Терентий, как раз вернувшийся со двора, и кулаки он держал сжатыми.

    — Барин, — сказал он. — Я бы его ночью всё одно услышал. Я через стену сплю, у меня сон чуткий.

    — Знаю, Терентий. Только я не хочу, чтобы ты его слушал. Собирай Никиту Фомича, едем за Рогатку.

    Усмешка у Тарусова на этот раз вышла почти весёлая.

    — Второй раз меня травят, господин Салтыков, и второй раз мимо. Этак я, пожалуй, бессмертным сделаюсь.

    — Это ещё не всё, Никита Фомич. Нынче барон Бутурлин попросил у Льва Никаноровича опекунские книги Ладомирского. Перед сговором, по-хозяйски.

    Никита Фомич уставился на меня, и я увидел, как у него дёрнулось горло.

    — Книги, — повторил он. — Опекунские. Господи. Да ведь там мои векселя, сударь. На сорок тысяч, которых я отродясь не выдавал. Он эти книги скорее в печь кинет.

    — Кинет у себя, — сказал я. — А копии лежат в тамошних дворянских опеках, в Тверской губернии и в Ярославской. Опекун обязан подавать туда отчёт всякий год. Их в печь не кинешь.

    Купец помолчал.

    — Вы, господин Салтыков, лекарь или стряпчий?

    — Лекарь. Стряпчий у меня свой.

    Закрытую карету с извозчичьего двора подали к заднему крыльцу в восьмом часу. Тарусов сел в неё сам, Мокея усадили напротив, между мной и Терентием, и всю дорогу до Рогатки он глядел в пол и крестился на каждом ухабе.

    Ртищев, отставной поручик и хозяин наших ворот, встретил нас с фонарём, припадая на правую ногу, и выслушал меня так, как слушают на посту.

    — Двоих на постой, Антон Николаевич. Одного беречь, другого стеречь.

    — Которого беречь?

    — Купца.

    — А стеречь, стало быть, того, что зелёный. — Ртищев поднял фонарь к лицу Мокея, и тот зажмурился. — Будет сделано. Караул я удвою.

    В окнах дома через улицу, где ночевали мои ученики, горел свет, и кто-то там вслух читал «Отче наш» в одном ладу. Соломенному нашему манекену Ипату, надо думать, опять доставалось по груди.

    Отдельная комната в Мариинской стояла теперь пустая. Тарусова теперь стерёг двойной караул Ртищева, а через улицу ночевали двадцать моих учеников. Подобраться к нему здесь было куда труднее.

    * * *

    На Литейную я вернулся в одиннадцатом часу, и барон меня ждал.

    Он сидел у себя в кабинете, при двух свечах, и при моём появлении отложил газету.

    — Явился! А я жду. Сердце моё слушать будешь, или у тебя нынче другие сердца?

    — Ваше, Пётр Кузьмич. Прочие подождут.

    — А ловко я про книги-то, а? — Барон сам расстегнул ворот рубахи, не дожидаясь просьбы. — Софья-то Павловна как обрадовалась! Я, брат, старый солдат. Ни одной подводы в полк вслепую не принимал, всякую по описи. А тут дочь!

    — Ловко, Пётр Кузьмич, — согласился я и спрятал улыбку, наклонившись с трубкой к его груди.

    Сердце его я слушал долго. Шестьдесят четыре удара, тоны глуховатые, но ровные, и лишних шагов я нынче не насчитал. Потом я надавил пальцем ему на голень над щиколоткой, и под пальцем осталась ямка, неглубокая, и расправлялась нехотя. Ветчину со Святой барон, по всему судя, доедал до сих пор.

    Дверь отворилась, и вошла Дарья Гавриловна со свечой в руке.

    — Михайло Алексеевич, — сказала она, не садясь. — Спугнёте вы мне жениха своими книгами. Я уж всем тётушкам написала.

    — Хорошего жениха книги не спугнут, Дарья Гавриловна.

    Баронесса смотрела на меня поверх свечи, и глаз я не отвёл.

    — Вы, голубчик, ничего зря не спрашиваете, — проговорила она наконец.

    — Ничего.

    — Тогда я подожду.

    — Дарья Гавриловна, пришлите мне Настасью Петровну, если она не спит. И бумагу потолще, и линейку.

    — Не спит. — Баронесса усмехнулась одними губами. — В этом доме, голубчик, нынче никто не спит.

    Настя пришла через пять минут с бумагой и линейкой и молча села к столу. Коробку красок она захватила сама, никто её об этом не просил.

    — Начертите мне сетку, Настасья Петровна, — попросил я. — Слева направо вечера, на месяц вперёд. Снизу вверх — удары пульса, от сорока до ста, через каждые десять ударов — черта. А на шестидесяти одну черту красную.

    Она придвинула свечу и провела по линейке первую линию, да так чисто, что барон рядом со мной хмыкнул.

    — Это что ж будет?

    — Карта, Пётр Кузьмич. Карта вашего сердца. — Я сел напротив него. — Всякий вечер я считаю вам пульс и ставлю точку против числа. Точки соединяем. Покуда линия идёт над красной чертой, всё хорошо. Пошла вниз, к красной — значит, капли копятся в крови и их надо убавить. Легла ниже — капель не давать вовсе и слать за мной, хоть ночью. И ещё две приметы. Ежели свеча вам покажется в жёлтом венце или замутит ни с того ни с сего, тоже за мной.

    — Опять крепость? — проворчал барон. — Караул? Ты мне, Михайло, и год назад замок сватал.

    — Сватал, Пётр Кузьмич. Вы отказали сперва, но потом всё равно поставили. А вскоре шкаф ломали долотом.

    Старик замолчал, и щека у него дёрнулась. Капитона он не забыл, и того, как его самого рвало над тазом, тоже. Дарья Гавриловна держала тогда этот таз и ни разу не отвернулась.

    Настя тем временем открыла коробку и повела красную черту киноварью, той самой, которой раскрашивала жилы на моих таблицах.

    — Постой-постой, — сказал барон совсем другим голосом и подался к столу. — Это ж диспозиция! Вот рубеж, вот линия. Ниже красной, стало быть, не отходить?

    — Не отходить, Пётр Кузьмич.

    — Сам буду ставить, — объявил он. — Тебе, Михайло, веры нет. Ты мне пульс занизишь, чтоб капли урезать.

    Говорил он это несерьёзно. Просто сам хотел разобраться.

    — Ставьте сами. Только считать буду я. — Я достал из шкафа склянку с наперстянкой. — И вот ещё что. Склянку я отныне держу у себя и капаю сам. Нет меня — капает Настасья Петровна по этой карте, и больше никто в доме к ней не прикасается.

    — Я? — подняла голову Настя.

    — Вы. У вас рука верная.

    Барон пошёл проводить Дарью Гавриловну до спальни, ворча на ходу, что в собственном доме его сажают под караул, и тогда Настя посмотрела на меня.

    — Это для папеньки, — сказала она тихо. — Или против кого-то?

    — Для папеньки. А против кого — линия сама покажет, если понадобится.

    Она кивнула и больше ничего не спросила.

    В моём веке такой лист висит у каждой больничной кровати. Здесь пульс пишут числом, в строчку. А линия показывает беду с одного взгляда. И ежели кто-нибудь снова подменит барону капли, она покажет это на второй вечер, задолго до того, как старик упадёт.

    Первую точку барон поставил сам против шестидесяти четырёх и нажал пером так, что прорвал бумагу. А я подумал, что через неделю такой лист должен висеть у каждой койки в Мариинской.

    * * *

    Егорыч, отставной унтер барона и лучший мой соглядатай, ждал меня утром во дворе, у сарая. Сидел он на колоде так прямо, что я сразу понял, что рапорт у него готов.

    — Первое, барин. «Тулуп» ваш вчерась в кабаке у Сенной с пропойцей сидел. Целковый ему дал, я видал. Ну, вы поняли, о ком я говорю? «Тулуп» — тот мужчина, что следил за вами столь внимательно.

    — Знаю. А пропойца ночует у Ртищева.

    Старик одобрительно кивнул и продолжал.

    — Второе. Вечером «тулуп» у больницы крутился, у заднего крыльца. А как со двора закрытая карета ушла, он бегом. И побежал не на Гороховую, барин. Не к аптеке.

    — А куда?

    — На Сергиевскую. В тот дом. Там окна до света горели, во всём этаже. А в четвёртом часу подкатила карета, и вылез из неё господин с ящиком. По всему видать, лекарь.

    Я постоял над ним, складывая. Вчера за обедом Софья Павловна, надо думать, рассказала брату про книги, радостно. А к ночи «тулуп» принёс весть, что человек его пойман и купец увезён неведомо куда. Две такие вести за один вечер больному сердцу впору. Что там случилось ночью, мне было неведомо. Но в доме на Сергиевской звали лекаря, и этого мне пока хватало.

    — Молодец, Егорыч.

    — Знаю, барин, — ответил старик и поднялся с колоды.

    За завтраком Дарья Гавриловна распечатала письмо, которое чужой лакей принёс спозаранку, и лицо у неё вытянулось на первой же строке.

    — От Софьи Павловны, — сказала она и стала читать вслух.

    «…Лёвушке ночью сделалось худо с сердцем, лежит, никого к себе не пускает, и Кирюша от него не отходит. О сговоре покорнейше просим не гневаться и отложить его до Лёвушкиного выздоровления. Книги же Лёвушка, как встанет, покажет непременно…»

    — Хворь не выбирают, — сказал барон и потянулся за хлебом. — Подождём, Дарья Гавриловна. Не на пожар.

    — Я тётушкам написала, — вздохнула баронесса.

    — Напишете ещё раз. Им в радость, им писать не о чем.

    Митя перевёл глаза с матери на отца.

    — А сговор — это когда пирог дают?

    — Когда книги читают, — поправил его Николенька, который, как всегда, слушал внимательнее всех.

    Настя не поднимала глаз от чашки, покуда не допила.

    Отказывать сегодня никому не пришлось. Сговор отложился с их стороны, тихо и прилично. Я доедал хлеб и ждал. Отсрочку Вышеславцев получил, но проблему книг она не решала.

    Ход пришёл через четверть часа.

    — Барин, — доложил Гришка, появившись в дверях столовой. — К вам господин Ладомирский. В передней стоит, раздеваться не желает.

    Барон отложил хлеб, а я встал и вышел в переднюю.

    Ладомирский стоял у самой двери в том же сюртуке, что и вчера, и я сразу увидел, что сюртук этот он с вечера не снимал. Под глазами у него легла синева, и щёки темнели вчерашней щетиной. Маски на нём не было никакой, ни робкой, ни холодной.

    — Господин Салтыков. — Голос у него сел. — Дядюшка велел отдать вам. В собственные руки.

    Он протянул мне сложенный лист, запечатанный наспех, и оттиск на сургуче вышел кривой.

    — Что с ним?

    — С ночи худо. Лекарь был, пустил кровь, стало хуже. Он велел звать вас. Только вас.

    Я сломал сургуч.

    На листе стояло одно слово, выведенное крупно и неровно, рукой, которая с трудом держала перо.

    «Наперстянка».

    Недавно этой травой едва не убили барона Бутурлина. По приказу человека, который нынче прислал мне это слово.

    Да как это возможно? Не мог же он сам себя отравить.

    Либо это ловушка, либо…

    Либо и моих друзей, и моих врагов травит кто-то другой.

  

  
    Глава 12

    Лист я сложил вдвое и сунул за обшлаг. Ладомирский проводил его глазами.

    Лечить человека, по чьему слову травили барона, я не собирался. Но и дать ему умереть от наперстянки не мог, и дело тут было не в одной клятве, которую я давал в другом веке. Умри он сейчас, всё, что он построил, досталось бы вот этому молодому человеку в несвежем сюртуке, и об этом мне ещё в пятницу сказал Тарусов.

    Записку он писал с расчётом. Начну я лечить его своими руками, и ежели к ночи он помрёт, завтра весь город скажет, что Салтыков уморил дядю соперника. Откажу, и скажут, что лекарь Салтыков бросил умирать тайного советника, который звал его. Выход из такой западни, впрочем, знает всякий лекарь этого века, и зовётся он консилиумом.

    — Поеду я к вашему дяде, — сказал я. — Только не один, Кирилл Андреевич. Со мною поедет Ефрем Данилыч Кологривов, старейший из лекарей Мариинской. Лечить станет он, я буду советовать.

    — Дядюшка звал именно вас.

    — Дядюшка звал того, кто знает эту траву. Я её знаю и буду при нём в комнате. Щупать же его станут другие руки, и лист консилиума подпишут трое. Иначе не поеду.

    Ладомирский помолчал ровно столько, сколько нужно умному человеку, чтобы понять, что торговаться бесполезно.

    — Карета у крыльца, — сказал он.

    За трубкой я поднялся к себе через ступеньку, а на обратном пути встретил на лестнице Настю и отдал ей склянку с бароновыми каплями. Она взяла её обеими руками, глянула мне за плечо, в переднюю, где ждал Ладомирский, и ничего не спросила.

    Кологривова мы взяли в Мариинской прямо с обхода. Слушал он меня в коридоре, держа в руке банку с пиявками, и лицо его вытягивалось с каждым моим словом.

    — Консилиум, — повторил он. — У тайного советника. Сударь, меня за всю жизнь ни разу не звали на консилиум к тайному советнику. Позвали, извольте видеть, с обхода и натощак.

    — Пиявок не берите.

    — Это ещё отчего? — хмыкнул он.

    — На месте увидите.

    Банку он сунул Плетнёву, нахлобучил шляпу и пошёл к карете раньше меня, ворча, что на старости лет его возят по консилиумам, как чудотворную икону по дворам.

    Ладомирский сел против нас и всю дорогу глядел в окно, а я глядел на него.

    В воскресенье я, устами барона, попросил у его дяди опекунские книги, которых тот показать не мог, потому что в них сидели как минимум фальшивые векселя Тарусова на сорок тысяч. Тем же вечером я разоблачил в Мариинской их человека, подосланного к Тарусову с мышьяком, а купца увёз за Рогатку. Ночью у Вышеславцева сделалось худо с сердцем, а утром он прислал мне слово, от которого около года назад едва не умер барон Бутурлин.

    — Так что за хворь, сударь? — спросил Кологривов.

    — Поглядите сами. Я вам скажу только, куда смотреть.

    Он хмыкнул и сложил руки на животе.

    — Кирилл Андреевич, — сказал я, — кто даёт дядюшке капли?

    — Маменька, — ответил Ладомирский, не отрываясь от окна. — По десять, как лекарь велел.

    — С каких пор?

    — С поста.

    Ответ я запомнил. Проверить его было у кого.

    Дом на Сергиевской выходил на улицу тремя этажами, и балов в нём, как и говорил Жадовский, не давали. Зато здесь обедали. В растворённые двери залы я увидел длинный стол на двадцать кувертов, затянутый сукном, и голые простенки, где у любого другого хозяина висели бы зеркала.

    Вышеславцева я нашёл в кабинете, на кожаном диване, под стёганым одеялом. Папки на столе возле него лежали стопками, угол к углу, а спальня за приоткрытой дверью стояла пустая. Даже больной, он лёг там, куда носят бумаги.

    Был он крупный, с тяжёлым подбородком, и даже лёжа занимал собою полкомнаты. Лицо у него было серое, с желтизной у крыльев носа, губы обметало. На сгибе локтя белела свежая повязка, в углу стоял таз, прикрытый полотенцем, и от таза тянуло кислым. Жила на шее вздрагивала редко и неровно, и видел я это от самой двери.

    У изголовья дежурил немец в чёрном сюртуке с раскрытым ланцетом в пальцах, а в креслах подле дивана сидела Софья Павловна, красная от слёз, и при виде меня всплеснула руками.

    — Вы прочли моё слово, — сказал Вышеславцев.

    Говорил он тихо и ровно. Повышать голос этому человеку, как я понял, не приходилось много лет.

    — Прочёл, ваше превосходительство. — Он перевёл глаза на Кологривова и вернул их ко мне. — И приехали с конвоем.

    — С консилиумом. Лечить вас станет Ефрем Данилыч, он в лекарях дольше, чем я живу на свете. Я постою у окна и буду говорить ему, куда смотреть.

    — Боитесь подойти?

    — Не боюсь. Не хочу.

    Веки его на миг опустились. Немец шагнул было к дивану со своим ланцетом, и Вышеславцев перевёл на него взгляд, не поворачивая головы. Ни одного слова я при этом не услышал. Ланцет лёг в футляр, и немец отступил к стене.

    — Ваш купец, я слышал, переехал за Рогатку, — произнёс хозяин. — К отставному поручику, который припадает на правую ногу. Кланяйтесь ему.

    Узнал он это меньше чем за сутки, не вставая с дивана.

    — Передам. И велю удвоить караул ещё раз.

    Я встал у окна, спиной к свету, и заговорил так, как говорю в палате с Плетнёвым.

    — Ефрем Данилыч, возьмите мою трубку. Приложите под левый сосок, на два пальца ниже, и считайте удары сердца вслух, целую минуту, по моим часам. А вы, господин лекарь, в ту же минуту считайте жилу на запястье. Про себя.

    Кологривов взял трубку, приложил и склонился к ней ухом. Немец, которого, как я узнал после, звали Штраухом, взял хозяина за руку. Я поднял часы.

    Считал Кологривов сипло, шевеля губами и загибая пальцы свободной руки, и в тишине я слышал, как хозяйская сестра комкает мокрый платок.

    — Сорок восемь, — сказал он наконец.

    — Господин лекарь? — обратился я к немцу.

    — Сорок два, — ответил Штраух и поднял на меня глаза.

    Кологривов отнял трубку и уставился на неё с подозрением.

    — Шесть ударов пропало, — проговорил он. — Сердце бьёт, а до руки не доносит.

    — Не доносит. Иной удар выходит таким слабым, что жилы не толкнёт. Рвало его? — спросил я.

    — С вечера трижды, — всхлипнула Софья Павловна.

    — Теперь спросите, каким ему видится огонь свечи.

    Спрашивать Кологривову не пришлось.

    — Жёлтым, — сказал Вышеславцев. — С венцами. Я вам это, сударь, написал одним словом.

    Про жёлтые венцы вокруг свечей в этом городе знали немногие, и откуда узнал про них он, я понимал. Из того самого дела, которое год назад он затеял на Литейной, подослав к бароновым каплям истопника. Штраух побелел. Кологривов, ничего этого не знавший, хмыкнул и полез за табакеркой, на этот раз за своей.

    — Наперстянка, — сказал я. — Вы не ошиблись, ваше превосходительство. Худо вам нынче от лишней травы, и сердце её не выносит.

    — Я прописывал по десять капель! — вскинулся Штраух.

    — Это мы и запишем.

    Кологривов пристроил лист на угол стола, отодвинув локтем хозяйские стопы.

    — Капли отменить все, — сказал я. — Нынче и впредь, покуда вы сами не велите иначе.

    Старик записал крупно.

    — Крови не пускать.

    — Кровь уже пустили, — сказал Штраух. — Ночью, восемь унций.

    — Оттого к утру и стало хуже. Сердцу и так нечем толкать, а вы убавили то, что оно толкает. Рвотного тоже не давать.

    — Рвотное выгнало бы яд!

    — Выгнало бы, ежели бы капли выпили час назад. Их пили неделями, они давно в крови, и рвота их оттуда не достанет. А сердце, которое уже спотыкается, на рвоте споткнётся крепче.

    Кологривов перестал писать.

    — Сударь, вы всё отменили. Давать-то что?

    — Уголь. Берёзовый, толчёный, просеянный сквозь холст. По ложке в воде каждые четыре часа, и так три дня.

    — Уголь, — повторил старик. — Покойный Ловиц им водку от сивухи чистил, это я знаю.

    — Им и чистил. Трава эта ходит в теле кругом. Из крови в желчь, из желчи в кишку и из кишки опять в кровь. Уголь перехватывает её в кишке и назад не пускает.

    — Кругом, — пробормотал Кологривов и записал.

    — Дальше отвар кураги с изюмом, сколько станет пить. Лежать пластом и не вставать, судно подавать в постель. Всякий час считать пульс и записывать. Ляжет ниже сорока, дать пятнадцать капель белладонны и слать за вами, Ефрем Данилыч, хоть ночью.

    — За мной, — повторил он, покосился на меня поверх листа и больше ничего не сказал.

    Двести лет спустя этому больному первым делом смерили бы в крови калий. Здесь его в крови не видит никто. Зато я знал, что после трёх рвот калия в нём наверняка убыло, а при нехватке его наперстянка бьёт по сердцу вдвое злее. Калий есть и у Лемке, в солях, только из склянки его легко лишнего перелить, раз мерить нечем. Курага с изюмом дадут его мягко, сколько тело возьмёт.

    — Осталась последняя графа, — сказал я. — Сколько капель принято и кем даны. Пишите со слов того, кто капал.

    — По десять дважды в день, — сказал Штраух. — Я прописывал сам.

    — Прописывали вы. А капал кто?

    Софья Павловна подняла голову от платка.

    — Я, Иван Карлович. Кто ж ещё? Я у Лёвушки с поста живу, я ему всё сама… По двадцать капель. А как ему худо сделается, так и по тридцать.

    В кабинете стало тихо.

    — По двадцать⁈ — Штраух шагнул к ней. — Сударыня, я велел по десять!

    — Так Кирюша сказал… — Она растерянно оглянулась на сына. — Кирюша сказал, вы велели прибавлять. Как худо, так прибавлять.

    Ладомирский замер у двери, и в лице его ничего не дрогнуло.

    — Я ослышался, маменька.

    — Втрое ослышались, Кирилл Андреевич, — сказал я от окна.

    Вышеславцев повернул голову на подушке и нашёл глазами племянника. Молчал он так долго, что Кологривов перестал сопеть над листом, и я услышал, как в соседней зале бьют часы.

    — Выйди, Кирюша, — попросил он.

    Ладомирский поклонился дяде, потом матери и вышел неторопливо. Дверь он притворил за собою так, что не щёлкнул замок. Мать всхлипнула ему вслед, а Вышеславцев к сестре даже не повернулся.

    Лист мы подписали втроём. Кологривов первым, размашисто, Штраух вторым, мелко и косо, я последним, с пометкой, что при больном находился и советовал, к больному же не прикасался. Графу о каплях Кологривов заполнил со слов сестры больного, список снял тут же, и его я забрал себе. Вышеславцев видел это и промолчал.

    — Господа, извольте готовить ваш уголь, — сказал он. — Соня, ступай с ними. А вы, Салтыков, останьтесь.

    Я остался у того же окна.

    — Лечить вы меня не стали, — проговорил он, когда дверь закрылась.

    — Не стал.

    — Стало быть, я вам ничего не должен.

    — Ничего. Заплатите Ефрему Данилычу, он ехал к вам с обхода.

    Веки его снова опустились.

    — Сговора не будет, — сказал он. — Барону передайте мои сожаления, книги ему не понадобятся. Родниться с домом, где живёт Салтыков, мне больше неинтересно. — Он помолчал, глядя в потолок. — Я человек терпеливый, сударь.

    Про это терпение я уже слышал. В последнюю свою минуту мне сказал о нём Красовский, когда я спросил, что у этого человека на меня.

    — Терпение при вашем сердце полезно, — сказал я. — Только капли отныне считайте сами.

    Ладомирский ждал меня на площадке лестницы. Ни робости, ни холода в лице у него не осталось, одно внимание, с каким разглядывают доску после проигранной партии.

    — Благодарю за урок, господин Салтыков, — сказал он. — Впредь стану считать капли точнее.

    Я спустился мимо него, не ответив.

    Врагов на Сергиевской у меня теперь было двое.

    Ситуация становилась крайне любопытной. Похоже, теперь я знаю, кто отравил Вышеславского.

    Его собственный племянник. Возникает вопрос…

    А кто же из них на самом деле мой главный враг?

    * * *

    Наутро Кологривов доложил мне в коридоре Мариинской, что пульс у больного на Сергиевской к ночи поднялся до пятидесяти двух и рвота унялась. Жёлтые венцы, правда, ещё держались. Доложил и прибавил, что за консилиум ему прислали золотом и он со вчерашнего вечера не решит, креститься ему или радоваться.

    А в смотровой приёмного меня ждали шесть новых приборов.

    Заказал я их ещё на Святой, и три недели мастера работали сами. Аким Фадеич выдул шесть трубок с плавным коленом и перебил при этом, по собственному счёту, всего девять. Винты точил Шамшев, пузыри в холст зашивала всё та же Матрёна и ругалась теперь вшестеро громче. Ртуть я купил у Лемке на свои, чтобы не трогать Штоссову тетрадь, где и так всё сходилось впритык.

    Шкалы к новым трубкам Шамшев нарезал на медных линейках по французской мере. В дюймах я не помнил ни одной нормы. В моё время напор писали в миллиметрах ртутного столба, и сто двадцать на восемьдесят я знал назубок. Миллиметр французы ввели лет десять назад, а в нашем дюйме их двадцать пять с четырьмя десятыми, так что Шамшеву я велел разбить десять дюймов на двести пятьдесят четыре доли. Он объявил это блажью и к утру сделал.

    Верхнее число я получал с первого же прибора, пальцем на запястье, и купцу его хватило. Таблице нужно было два. В моей памяти всякая строка стояла двумя числами через черту, потому что верхнее показывает, как сильно бьёт сердце, а нижнее, как туго держат жилы кровь между ударами. С одним верхним я видел полчеловека.

    Как слушают нижнее, я помнил со студенческой скамьи. Рукав накачивают выше верхнего числа, трубку ставят на сгиб локтя, пониже рукава, и спускают помалу. Покуда рукав давит наглухо, в трубке тихо. Когда напор в нём сделается меньше верхнего, кровь начнёт прорываться в пережатую жилу толчками, и всякий толчок стукнет. А когда рукав перестанет мять жилу вовсе, кровь пойдёт ровно, и стук пропадёт. Знать это я знал. Слышал же его в последний раз студентом, и звук забыл напрочь.

    Гаврилу я усадил первым. Тощий и молодой, в первый же день он дал самое низкое число из всех. Терентий взялся за винт. Трубку я приставил к сгибу его локтя, пониже холщового рукава, два пальца другой руки положил ему на запястье и велел крутить.

    Ртуть поползла вверх. Пульс под моими пальцами пропал, я велел дать ещё немного, а потом отпускать, по одной доле, медленно.

    В трубке сперва было тихо.

    Потом стукнуло.

    Звук вышел глухой и короткий, как стук ногтем в дальнюю дверь. За ним я услышал второй, за вторым третий, и пошли они ровно, в лад его сердцу.

    — Сколько? — спросил я, не поднимая головы.

    — Сто пятнадцать, барин.

    — Отпускай.

    Стук шёл, делался громче, потом глуше, стал мягким, шуршащим и вдруг оборвался. Я послушал ещё несколько ударов и не услышал ничего, кроме собственного дыхания в дереве.

    — Сколько?

    — Семьдесят.

    Лет через сто этот стук услышит здесь же, в Петербурге, русский военный лекарь. Услышит он его детской трубкой, ничуть не лучше моей, и стук назовут его именем. Мне же он достался нынче, в смотровой для бедных, на тощем Гавриле.

    К полудню стук у меня слышали все. Мейер слушал трижды и всякий раз снимал очки, хотя слушал ушами. Плетнёв поймал нижнее число с первого раза и ходил после того красный от гордости, а Кузьма, приложив трубку к локтю Гаврилы, уверял, что стучит там, как мышь в подполе.

    Потом я придвинул Мейеру чистый лист.

    — Чертите, Карл Фёдорович. Пять строк. Слева числа, справа, что они значат.

    Мейер, который любит графы, как иные любят пасьянс, взял линейку прежде, чем я договорил.

    — Первая, — продолжил я. — Сто двадцать сверху, восемьдесят снизу и всё, что ниже. Ровный напор, как у Гаврилы. Такому ничего не велим, разве что мерить раз в год.

    — Ровный, — повторил Мейер, выводя.

    — Вторая. До ста сорока на девяносто. Повыше ровного. Соли убавить, мерить раз в полгода. Третья, от ста сорока на девяносто. Первая степень. Соль до щепоти, вина не пить, ходить ногами и мерить всякий месяц.

    — Четвёртая, — подсказал Мейер, не поднимая головы.

    — От ста шестидесяти на сто. Вторая степень. Всё то же, только строже, и мерить всякую неделю. Пятая, от ста восьмидесяти на сто десять и выше. Третья степень.

    — А здесь что писать?

    — Пишите, что удар уже за дверью.

    Это означало, что ещё немного — и наступит инсульт.

    Карл Фёдорович посмотрел на меня поверх очков и написал.

    — И внизу мелко, — прибавил я. — Ежели верхнее число стоит в одной строке, а нижнее в другой, судить по худшему.

    — Удар за дверью, — повторил Кологривов. Сидел он с утра у стола, мрачный, красный лицом, и тёр висок. — Красиво пишете, сударь. А за дверью-то что?

    Я повернулся к ученикам.

    — Напор годами бьёт по тонким жилам. Первая беда в голове. Жилка там либо лопнет и зальёт мозг кровью, либо закупорится, и кусок мозга, куда кровь не дойдёт, умрёт. Это и есть удар. У одного после него висит рука и тянет набок рот, а другой не встаёт вовсе.

    — Такое видали, — буркнул Кузьма.

    — Вторая беда в сердце. Оно кормится кровью по своим жилам, тонким, с бечёвку, и под напором они грубеют и сужаются. Покуда сужаются, человек ходит, только на лестнице хватается за грудь. Это грудная жаба. А как одна из них закупорится совсем, кусок сердца умрёт, как умирает отмороженный палец. Человек падает с болью за грудиной, боль уходит в левую руку, и ежели кусок велик, он больше не встаёт.

    В моём веке это зовут инфарктом, и большинство упавших ставят на ноги. Здесь такого не умеет никто.

    — А ежели не лопнет и не закупорится? — спросил Гаврила, который так и сидел с рукавом на плече.

    — Тогда сердце, которое годами качает против такого напора, устанет. Раздастся, как мех, начнёт не поспевать, и пойдёт водянка, ноги опухнут, лёжа станет нечем дышать. А ещё под напором сохнут почки и слепнут глаза, только это идёт тише и дольше.

    Кологривов поднялся из-за стола.

    — И что прикажете делать с вашей таблицей? Повесить на стену и молиться на неё? Сорок пять лет я пускаю полнокровным кровь, и им легчает. Вы кровь не велите. Трав от этого нет. На что ваши числа, коли лечить нечем?

    Вопрос был честный, и ответ у меня на него имелся.

    — Садитесь, Ефрем Данилыч.

    — Это ещё зачем?

    — Затем, что вы с утра трёте висок, а лицо у вас нынче цвета кирпича.

    Старик глянул на меня, потом на прибор, махнул рукой и сел, засучивая рукав.

    Терентий крутил винт, я слушал. Стукнуло высоко, на ста семидесяти. Стихло на ста пяти.

    Я молча показал ему на четвёртую строку.

    Кологривов прочёл её сам, вполголоса, и долго молчал.

    — Вторая степень, — выговорил он наконец. — Стало быть, удар ещё не за дверью. На крыльце.

    — На крыльце.

    — Сорок пять лет пускаю кровь…

    — Начните с себя. С соли.

    — А наливку можно оставить? — спросил он с надеждой.

    — Нельзя.

    В тот же день я велел мерить в приёмном всякого, кому за сорок, делать это вдвоём и писать оба числа в Мейеров лист. Карты с пульсом, как у барона, Плетнёв за ночь расчертил для каждой койки, и наутро сиделки, поворчав, стали ставить на них точки.

    К вечеру у меня в записях набралось двадцать три человека. У одиннадцати напор вышел ровный или повыше ровного. У пятерых первая степень, ещё у пятерых вторая и у двоих третья.

    Всем двенадцати я мог прописать пресную кашу да совет ходить пешком.

    * * *

    В среду Хотяинцева встретила меня книжкой журнала, заложенной шпилькой, и слушать себя позволила лишь после того, как я прочту.

    Разбор напечатан был на третьей странице и подписан полным именем, с чином. Засекин писал, что рисунки к моей книге исполнены рукою девицы Бутурлиной с точностью, редкою в российских изданиях, что удостоились они высочайшего внимания и что сочинитель разбора почитает долгом известить о том публику.

    — Похвала вышла длиннее прежней брани, — сказал я.

    — Вдвое, — отозвалась Анна Гавриловна. — Я считала строки.

    Сердце я выслушал ей после, и недолго. Дверца заедала по-прежнему, лёгкие остались сухие, а Мейеровы капли не давали сердцу частить.

    — А теперь слушайте, что про вас говорят, раз уж я у вас в ушах, — сказала она, когда я убрал трубку. — В Мариинской, говорят, завели приёмный покой, какого нет ни в одной больнице города, и лекари из Обуховской ездят глядеть, как вы раздеваете мужиков. Лекарь Салтыков меряет кровь ртутью и ставит больным числа, как приказчик в лавке. И все спрашивают, где вы принимаете. Одной генеральше я сказала, что в больнице для бедных, и она, вообразите, собралась ехать. В очередь с мещанами.

    — Пусть едет. Очередь у нас движется быстро.

    — Ещё чего! — Она постучала веером по подлокотнику. — Вам, сударь, пора завести свой кабинет, с приёмной и с отдельным крыльцом. Генеральшу в больницу для бедных не повезёшь. К Бутурлиным в гостиную тем более.

    Потом она сложила веер.

    — И вот ещё что. Я вам, между прочим, подобрала три партии. Елизавета Юрьевна меня отговаривает, говорит, вы женаты на своём деле. А я ей отвечаю, что дело щей не сварит.

    — Партии поберегите для других, Анна Гавриловна. Мне нынче нужен дом.

    Она глядела на меня долго, и глаз я не отвёл.

    — Дом, — повторила она. — Что ж. На Кирочной, у самой Литейной, вдова Гофман продаёт каменный дом в два этажа, с флигелем и садиком. Едет к дочери в Москву и хочет продать до Петрова дня, оттого и цену не задирает. Минут десять ходу от вашей больницы.

    — Откуда вы всё знаете?

    — Лежу, сударь, и слушаю. — Она засмеялась, закашлялась и отмахнулась от моей руки. — Одна беда. Дом с садиком под один кабинет брать дорого. Разве что в нём будет кому ждать хозяина к ужину.

    Отвечать на это я не стал. Попросил только, чтобы про дом она покуда молчала.

    — Молчу, — сказала Анна Гавриловна. — Сплетничать, сударь, я умею с разбором.

    Вечером я достал свои записи и сел считать.

    Дворовые деньги жили у Штосса в тетради, куда шли трубки и градусники, соль и известь. Туда я не лазил и лезть не собирался, двадцать учеников были мне дороже любых стен. Жалованье сверхштатного старшего лекаря уходило на сапоги и на извозчиков. Книгу после Павловска стали спрашивать в лавках, и моя доля с неё впервые стала заметной. А больше всего этой весной выросли визиты. Прежде мои гонорары шли на жалованье нашим людям на дворе, идут и теперь, только с весны звать меня стали вдвое чаще, и платили так, как платят модному лекарю, золотом и не торгуясь. Всё, что выходило сверх двора, я относил Порфирию Саввичу и последний раз заглядывал в эти деньги перед войной.

    Полтора года я прожил у Бутурлиных на всём готовом, в карты не играл и лошадей не держал. Выходило, что на небольшой каменный дом у Литейной мне хватает, ежели половину отдать сразу, а другую в рассрочку до Рождества.

    В моём веке я двадцать лет выплачивал банку за квартиру. Здесь на половину дома я заработал за год с небольшим, работая так, как работаю.

    Кабинет Хотяинцева угадала, только в моём счёте он шёл последним.

    Первыми шли слова Вышеславцева про дом, где живёт Салтыков. Покуда я живу на Литейной, всякий, кто метит в меня, попадает в барона. Истопника подсылали к его каплям из-за меня, жениха к его дочери тоже из-за меня. Съеду, и бить в этом доме станет некого.

    Вторую причину я не сказал бы вслух даже Хотяинцевой, хоть она её, по всему видно, угадала.

    Жилец в доме барона в этом веке зовётся приживалом, и просить руки баронской дочери ему не с чего. Прошлой осенью, над тюком из типографии, Настя сказала, что рисовальщицу из учёной книги никто замуж не возьмёт. Я ответил, что найдётся смельчак. Свататься ему предстояло из собственного дома.

    Порфирию Саввичу я сказал в четверг, у него в конторе, и больше никому.

    Стряпчий выслушал, снял очки и долго протирал их платком.

    — Под двор? — спросил он.

    — Под себя.

    — Давно пора. — Порфирий Саввич надел очки. — Погляжу, нет ли на доме запрещения да не заложен ли он где. Вдова спешит в Москву, Михайло Алексеевич, а у покойного мужа могли остаться долги, про которые она и сама не знает.

    — И никому ни слова. Барону тоже.

    — Барону в особенности, — согласился стряпчий. — Пётр Кузьмич к вечеру сам выберет вам дом. И выберет не тот.

    * * *

    Сожалений Вышеславцева я барону передавать не стал. Такие вещи здесь присылают бумагой, и она пришла в пятницу, писанная чужой, писарской рукой за подписью Софьи Павловны. Сговор в ней, по болезни Льва Никаноровича, отменялся вовсе, с сожалениями и с поклоном Дарье Гавриловне.

    Барон гремел за обедом с четверть часа, и я ему не мешал. Потом он бросил салфетку и объявил, что так он и знал, что жених, который бумаг боится, ему не жених, и что спугнул их он сам, по-хозяйски. Дарья Гавриловна вздохнула и села писать тётушкам во второй раз. А Настя за весь обед не сказала ни слова и съела два куска пирога, чего с ней не случалось с самой Пасхи.

    В воскресенье выдалось первое настоящее тепло, и барон повёз в Летний сад всё семейство, а с ним и меня.

    Липы оделись там в первую клейкую листву, и от Невы сквозь решётку тянуло свежестью. Готье шёл впереди с Митей и Николенькой и вёл с ними учёный разговор о мраморных богах, из которого мальчики вынесли главным образом то, что богам не шьют штанов. Барон ступал медленно, как я велел, с остановками, опираясь то на трость, то на мою руку, и у третьей скамьи объявил привал.

    — Считай, Михайло. Для диспозиции.

    Пульс я считал ему прямо на скамье, по часам, и соседи наши, старичок в пудреных буклях и дама с моськой на коленях, замолчали и стали слушать.

    — Шестьдесят восемь, Пётр Кузьмич.

    — Над красной?

    — Да.

    Барон повернулся к старичку и сообщил ему, что линия у него держится выше рубежа, капли в доме стоят под караулом, который несёт родная дочь. Старичок кивал с большим уважением и ничего не понимал. Дама с моськой спросила меня, не считаю ли я пульс собакам.

    Настя пошла со мной вдоль Лебяжьей канавки, на виду у всей аллеи. Готье с мальчиками держался в десяти шагах, а барон со своей скамьи видел нас обоих.

    — Дело кончено? — спросила она, глядя на воду.

    — Нет ещё. Но стало короче.

    — Вы были у них в понедельник.

    — Был. Лечил не я. Я стоял у окна и говорил, куда смотреть.

    Она помолчала, и носок её туфли прочертил по песку дорожки короткую черту.

    — Папенька всем рассказывает, что это он их спугнул.

    — Пусть рассказывает. Бумаги он спросил сам, при гостях, и это правда.

    — А вы?

    — А я сидел рядом.

    Уголок рта у неё дрогнул, как тогда на лестнице, и больше она ни о чём меня не спрашивала.

    Назад ехали по Литейной, и у Кирочной я повернул голову.

    Дом вдовы Гофман, про который я слышал в среду, узнать было нетрудно, на воротах у него белел билет о продаже. Стоял он вторым от угла, в пять окон по улице, с белыми тягами под карнизом. Одно окно во втором этаже было отворено, и на подоконнике проветривалась подушка.

    — Вы на что так глядите? — спросила Настя.

    — На окна, Настасья Петровна.

    Она посмотрела туда же, ничего особенного не увидела и пожала плечами. А я смотрел, покуда угол не заслонил от меня дом.

    Перед сном я накапал барону его капли, и точку против шестидесяти шести он поставил на карте сам, а потом сам же проверил, не подвинул ли я её.

    Записка ждала меня на столе. Принёс её служитель из Мариинской, покуда мы гуляли.

    «Соль бросил. Наливку бросил. Голова болит по-прежнему. Что дальше? К.»

    Рядом лежала моя тетрадь с пятничными числами Николая Мироныча. Сто семьдесят на сто. Третий месяц пресной каши и наливка, сданная мне под расписку, а всё ещё вторая степень. Режим своё делал, в марте у купца стояло почти восемь дюймов, это около двухсот по-новому. Только делал он это месяцами, а звонок у Мироныча уже был, зимой, за столом, когда на полчаса отнялась правая рука.

    Удар столько ждать не станет. Ни у него, ни у тех двоих, кому я записал третью степень.

    Склянка с бароновой наперстянкой стояла у меня тут же, возле записки, и свеча просвечивала тёмное стекло насквозь.

    Лет тридцать назад, как я помнил ещё с лекций, англичанин Уитеринг выспросил у деревенской знахарки, чем она поит водяночных, и нашёл в её отваре вот эту траву. Самое сильное сердечное средство Европы вышло из знахаркиного горшка.

    Я отставил склянку и придвинул к себе чистый лист, как в ту ночь, когда написал на таком же одно слово, «Напор».

    Лекарства от напора нет ни у меня, ни у кого на свете. Так я сказал ученикам, когда собрал первый прибор, и сказал правду.

    Только теперь я знал, где его взять.

    Да… Точно. Я знаю, как лечить давление в девятнадцатом веке!

  

  
    Глава 13

    Сверху на чистом листе я вывел «Напор». А под ним, крупно, написал ещё два слова.

    «Раувольфия змеиная».

    Ниже, помельче, я приписал имя, которым её зовут на родине. «Сарпагандха».

    Это индийский куст, как я помнил, невысокий, взрослому человеку чуть выше колена, и лечит в нём только корень. Индийские лекари поят им от змеиного укуса уже тысячу лет. Буйных помешанных там отпаивают им же, чтобы те утихли. В середине двадцатого столетия из этого корня добыли первое настоящее лекарство от давления, назвали его резерпином и лечили им потом по всему свету.

    У моей бабушки в серванте, в жестяной коробке из-под леденцов, всегда лежал «Адельфан», и в каждой его таблетке сидел тот самый резерпин. Бабушка пила его по половинке, ругала врачей и дожила до девяноста лет.

    Действует корень, если объяснять моим здешним больным, просто. В теле есть нервы, которые держат жилы в сжатом кулаке, и чем крепче кулак, тем выше напор. Корень эти нервы успокаивает. Кулак понемногу разжимается, жилы делаются шире, и напор падает. Только падает он медленно, за две, а то и за три недели, и торопить его нельзя.

    Лишний корень бьёт по человеку сразу с нескольких сторон. Он закладывает нос и клонит в сон, а пульс от него редеет. Если же давать его долго и много, приходит чёрная тоска, такая, что человек перестаёт вставать с постели. Из-за этой тоски корень в конце концов и отложили, когда нашлись лекарства получше, и было это уже на моей памяти. Здесь лучших не найдётся ещё полтора столетия.

    Значит, давать его надо по крупице и всякую неделю мерить напор двумя числами, сверяясь с таблицей Мейера. Выходило, что приборы и таблица понадобились мне как раз для этого, хоть неделю назад я о таком и не думал.

    Бед у меня было три, и все три были мне ясны.

    Первая сидела в здешних аптеках. «Змеиным корнем» тут зовут совсем другой корень, виргинский, из Америки. Его пьют от лихорадки и от слабости желудка, и он годами, потихоньку губит почки. Двести лет спустя это докажут, а здесь, кроме меня, об этом не знает никто.

    Вторая беда была в том, что сарпагандха растёт в Индии, и ни в одной петербургской аптеке я её не видел.

    Третьей было время, и про него во всём городе знал я один. Летом государь помирится с Бонапартом. К зиме мы рассоримся с англичанами, и английские корабли перестанут ходить в Кронштадт, а с Персией мы воюем уже не первый год. К зиме закроются все дороги, по которым индийский товар мог бы дойти до Петербурга, кроме одной, самой долгой.

    Для начала мне нужно было настоящее имя этого куста в здешних книгах и настоящая картинка. А уж по ней потом можно искать и сам корень.

    Записку Кологривова я перечитал ещё раз и ответил на обороте, тут же, при свече.

    «Ефрем Данилыч. Дальше будет лекарство. Соли не возвращайте и ждите. С.»

    * * *

    Утром, до больницы, я зашёл в аптеку к Лемке на Мещанскую.

    Адам Васильевич встретил меня за прилавком, в фартуке, с весами в руке, и по моему лицу сразу понял, что пришёл я не за хинной солью.

    — Мне нужны все змеиные корни, какие у вас есть, Адам Васильевич, — сказал я. — Все до единого.

    — Змеиные? — Лемке поднял брови. — Он у меня один, герр Салтыков. Зато самый лучший.

    Он принёс из задней комнаты толстую склянку с притёртой пробкой, поставил передо мной и повернул ярлыком ко мне.

    — Radix Serpentariae virginianae, — с удовольствием прочёл Лемке вслух. — Змеевик виргинский. От лихорадки, от гнилой горячки, от слабости желудка. В Российской фармакопее стоит. Его вся Европа двести лет пьёт.

    Я вынул пробку и понюхал. Пахло горько, с камфарой. Его я помнил по книгам своего века под русским именем, кирказон, и знал про него то, чего не знала ещё ни одна фармакопея.

    — Этот корень я вам советую убрать подальше, — сказал я, закрывая склянку. — Он сушит почки. Медленно, годами, так что на корень никто и не думает.

    Уши у Лемке побагровели, а за ними и щёки.

    — Двести лет, Михайло Алексеевич! — воскликнул он. — Двести лет его пьют!

    — И двести лет у тех, кто пьёт его долго, отказывают почки, — ответил я. — Только пишут про них, что померли от водянки и от старости. Скажите мне лучше, был у вас покупатель, который брал этот корень годами?

    Лемке открыл рот, чтобы возразить, и закрыл его. Я видел, как он вспоминает, и видел ту минуту, когда он вспомнил.

    — Советник Кнопф, — проговорил он медленно. — С Садовой. Брал у меня по полфунта каждую осень, от лихорадки. Лет десять брал. — Он снял очки. — Помер позапрошлой зимой. Ноги опухли, и мочи под конец почти не было.

    — Вот его и помяните, когда станете продавать этот корень следующему, — сказал я.

    Старый аптекарь долго молчал. Потом взял склянку, унёс её в заднюю комнату, и я услышал, как он лезет на лестницу, к самой верхней полке. Вернулся он, вытирая руки о фартук.

    — Какой же корень вам нужен? — спросил он тихо.

    — Индийский. На родине его зовут сарпагандхой, змеиной травой. Линней у вас есть?

    Раувольфией этот куст назовут лет через семьдесят, и искать его под таким именем в нынешних книгах мне было бесполезно. Искать надо было по змее и по Индии.

    Линней у Лемке нашёлся, старый, в кожаном переплёте, с пометками самого Лемке на полях, и мы вдвоём склонились над ним у прилавка. Аптекарь водил пальцем по латыни, бормотал по-немецки и через четверть часа остановился.

    — Ophioxylon serpentinum, — прочёл он. — Змеиное дерево змеевидное. Растёт в Индии. — Он поднял на меня глаза. — И ссылка на ван Реде, Михайло Алексеевич. На шестой том «Малабарского сада».

    — Что это за книга? — спросил я.

    — Голландская, про травы Малабарского берега, в двенадцати томах, с гравюрами в целый лист. Её лет сто двадцать назад делали по приказу тамошнего голландского губернатора, и индийские лекари сами показывали голландцам, какая трава от чего. — Лемке протёр очки фартуком. — Я её видел один раз, молодым. В Академии наук, в библиотеке, в Кунсткамере.

    Имя было чужое, но второе слово совпадало, и совпадала Индия. Окончательно меня убедила бы картинка.

    — Тогда мне нужна Академия, — сказал я. — И нужен человек, который перерисует эту гравюру так, чтобы по рисунку можно было узнать корень в любой лавке.

    — Где же вы такого возьмёте? — спросил Лемке.

    — Он у меня есть, — ответил я.

    * * *

    В Академию мы поехали во вторник, после обеда, целым посольством.

    Одну Настю к учёным людям барон бы не отпустил, да я бы её одну и не повёз. Поэтому с нами отправились Готье и оба мальчика. Им объявили, что едут они на урок естественной истории, и поняли они из этого одно. В Кунсткамере показывают уродов в банках.

    Карету пустили по наплавному мосту на Васильевский остров. Нева под мостом шла тяжёлая и серая, мост покачивался на плашкоутах, и Митя, высунувшись в окно, объявил, что мы сейчас утонем. Этим он был очень доволен, покуда Готье не усадил его обратно рядом со мной.

    Кунсткамера стоит на самом берегу, с башней посередине. Пётр Великий собирал для неё всё, чему удивлялся по заграницам, а в одном из её крыльев с тех пор держат библиотеку Академии. У входа меня и моё посольство встретил сторож в засаленном мундире и спросил, по какой надобности.

    Библиотекарь оказался сухим немцем лет шестидесяти, в чёрном кафтане и в парике, какие в Петербурге уже почти не носят. Звали его Кнабе. Меня он выслушал со вниманием, а на Настю посмотрел так, как смотрят на кошку, забравшуюся на стол с рукописями.

    — Библиотека Академии, сударь, есть место для учёных занятий, — сказал он мне. — Барышням здесь делать нечего. Книгу я вам покажу, извольте. Но срисовывать из неё барышне я не позволю.

    — Рекомендую вам, господин Кнабе, — ответил я. — Настасья Петровна Бутурлина.

    Кнабе поджал губы. Потом разжал их и оглядел Настю ещё раз, уже иначе.

    — Бутурлина, — повторил он. — Та самая? Про которую писал в журнале господин Засекин? Чьи анатомические таблицы её величество изволила отдать в Смольный?

    — Та самая, — сказала Настя и глаз не опустила.

    Библиотекарь молча повернулся и ушёл в глубину зала, где полки поднимались под самый потолок. Вскоре он вернулся с помощником. Вдвоём они несли огромный том в телячьей коже, величиной с каминный экран, и уложили его на стол у окна.

    Лемке прочёл мне у Линнея ссылку на шестой том, и Кнабе нашёл нужный лист быстрее, чем я успел снять перчатки.

    На листе, во всю его ширину, стоял куст. Невысокий, с листьями, собранными на стебле по три и по четыре. Мелкие трубчатые цветы сидели на длинных ножках, а ягоды попарно. А внизу гравёр вырезал корень. Толстый и кручёный, он и вправду походил на змею, которая уползает в землю.

    Подпись под кустом я разобрал не сразу, она шла латынью и чужими, малабарскими буквами. «Tsjovanna-Amel-Podi».

    Такой корень я видел однажды на картинке в учебнике фармакологии, студентом, и узнал его сразу, по этим змеиным изгибам. Сомнений у меня не осталось. Ван Реде сто двадцать лет назад нарисовал ровно то, что мне было нужно.

    Готье, который знал латынь лучше меня, склонился над текстом и стал переводить вслух, строку за строкой.

    — Цветы белые, с розовым… Ягоды чёрные… Корень снаружи бурый, внутри желтоватый и весьма горек. — Он поднял голову. — Туземцы дают его против укуса змей, мсье. И когда трясёт лихорадка.

    И от безумия, как прибавил я про себя. Этого ван Реде мог и не записать, зато мне это было известно и так.

    Настя разложила бумагу, открыла коробку с красками и села к листу не торопясь, так, как садится к трудному больному хороший лекарь. Кнабе постоял у неё за плечом минуту, потом другую. А после сам принёс ей второй стул, под краски, и от неё уже не отходил.

    Мальчики тем временем извелись. Уродцев в банках Готье им показывать не стал, зато увёл их в круглый павильон по соседству, к Большому Готторпскому глобусу, внутри которого, как ему рассказали, можно сидеть за столом вдесятером и глядеть на звёздное небо. Вернулись они через час, красные и счастливые, и Митя первым делом спросил у меня, что это за трава и отчего её рисуют.

    — Индийская, — ответил я. — Корень у неё змеиный. В Индии верят, что мангуст, зверёк вроде нашего хорька, перед дракой с коброй бежит в лес и жуёт этот корень, и оттого кобра не может его отравить.

    — А мангуста нам можно? — немедленно спросил Митя.

    — Его кобрами кормить надо, — рассудительно заметил Николенька. — А у нас кобр нет.

    — Будут, — пообещал Митя, и Готье закрыл глаза.

    Настя дописывала корень, когда вдруг заговорила со мной, не поднимая головы.

    — Это для Николая Мироныча?

    — Для него. И для Ефрема Данилыча, и для всех, у кого удар уже на крыльце.

    Кисть у неё остановилась.

    — А папеньке он поможет?

    — Нет, — сказал я. — Папеньке его нельзя. Сердце у него держится на наперстянке, и пульс от неё и так редкий. Сарпагандха делает его ещё реже. Вдвоём они его уронят.

    Настя кивнула и снова повела кистью по корню, медленно, от толстого конца к тонкому.

    — Тогда я буду рисовать для других, — сказала она.

    Покуда краски сохли, Кнабе из одной любезности провёл меня в анатомическую залу. Мальчиков Готье туда благоразумно не пустил. Там хранились препараты голландца Рюйша, которые Пётр купил лет девяносто назад, и я задержался у них дольше, чем собирался. Жилы в них были налиты красным воском так тонко, что видны были самые мелкие веточки, толщиной в волос, и за девяносто лет воск не потёк и не потускнел. И в моё время так сумел бы не всякий анатом. Настя, которая рисовала для моей книги руку с жилами, подошла к стеклу вслед за мной и долго не могла отойти.

    На обратном пути, уже на мосту, я попросил её сделать мне списки.

    — Двенадцать, Настасья Петровна. Попроще, одним карандашом. Корень и ветку с цветами. Чтобы было с чем обойти все аптеки и лавки в городе, где торгуют кореньями.

    — К пятнице, — ответила она. — Раньше не успею, если делать хорошо.

    — Делайте хорошо, — сказал я.

    * * *

    Записку Николаю Миронычу я отправил во вторник вечером и спрашивал в ней одно, нет ли у него на примете купца, который возит товар из Индии. В четверг утром купец сам заехал за мной в больницу в своей тяжёлой карете, от которой шарахались извозчики.

    — Индийский корень, — повторил он, усаживаясь напротив меня. — От напора. Лекарь, вы мне скажите одно. Он поможет?

    — Поможет, Николай Мироныч. Не сразу, недели через три, и если давать его с умом.

    — С умом это по вашей части. А достать его уже по моей. — Он постучал пальцами по колену. — Есть у меня человек на Невском, у армянской церкви. Ованес Аветович Мирзоев, по-нашему Иван Аветович. Шёлк возит да пряности. И родня у него в Мадрасе, в самой что ни на есть Индии.

    Мирзоев принял меня с Николаем Миронычем в конторе над лавкой, где пахло кофеем и сандалом, а ковров на полу хватило бы застелить всю баронову залу. Был он седой, с живыми чёрными глазами, и говорил по-русски чище иного петербургского чиновника, только слова ставил чуть иначе. Кофе нам подали в крохотных чашках, густой, как дёготь, и Николай Мироныч, отхлебнув, перекрестился.

    Я положил на стол Настин рисунок.

    Мирзоев взглянул на него один раз, и чашка в его руке остановилась на полпути.

    — Сарпагандха, — сказал он. — Откуда у вас это, господин лекарь?

    — Из голландской книги в Академии, — ответил я. — Вы её знаете?

    — Книги не знаю. Траву знаю. — Он поставил чашку. — Мой дядя в Мадрасе поил ею соседа. Тот был буйный, бил жену и собак, а потом полгода пил отвар и сделался тихий, как ягнёнок. Вся улица кричала, что это чудо, а дядя показывал им корень. — Он посмотрел на меня внимательно. — А вам он зачем? У вас в Петербурге буйных много?

    — Мне он нужен от напора крови, Иван Аветович, — ответил я. — От удара.

    Армянин задумался, водя ногтем по краю рисунка.

    — Достать можно, — сказал он наконец. — Дорог отсюда в Индию немного. Первая морем. Письмо в Мадрас на английском корабле, а оттуда корень в Лондон и из Лондона к вам. Полгода, а может и раньше, если Бог даст ветер.

    Про англичан я знал больше, чем Мирзоев, и больше, чем кто-нибудь в этом городе. Через полгода английских кораблей в Кронштадте уже не будет.

    — Вторая через Персию, — продолжал Мирзоев. — Из Бомбея морем в Бушир, а там караваном через всю Персию к Каспию и на Астрахань. Только с Персией у вас война, господин лекарь, и на той дороге нынче больше солдат, чем купцов.

    — А третья? — спросил я.

    — Третья долгая, зато верная. В Бухаре сидят индийские купцы, и индийские снадобья у них водятся всегда. Я напишу своему человеку в Бухару, он купит и отправит с караваном на Оренбург. — Он развёл руками. — К Рождеству, коли Бог даст. Может, к Масленой.

    — Везите третьим, — сказал я.

    Купец удивлённо на меня покосился, но при чужом человеке спорить не стал.

    Дальше заговорили купцы, и я замолчал, потому что в этом деле был лишним.

    Торговались они при мне час, со вкусом и по всем правилам. Мирзоев поминал горы и разбойников, бухарские пошлины и верблюдов, которые дохнут в пути. Николай Мироныч поминал свои седины и дружбу с покойным Мирзоевым-отцом. Дважды Мирзоев вставал и уходил к окну, дважды мой купец брался за шапку, а на третий раз они ударили по рукам, и Мирзоев велел подать ещё кофею.

    Деньги давал купец, половину сразу, половину по приходе товара. Уговор вышел такой, что корень шёл в мои руки, для больных, а излишек купец волен был продавать сам. По его лицу было ясно, что он уже прикидывает, сколько в столице полнокровных гильдейских.

    Своё условие я поставил, когда кофей подали во второй раз.

    — Корень везти целым, Иван Аветович. Сушёным, как его сушат у них, но не толчёным. Никакого порошка. И в каждый тюк положить сушёную ветку с листом и цветком, для сверки.

    — Отчего так строго? — прищурился Мирзоев.

    — Оттого, что порошок не проверишь. В порошок можно намолоть что угодно, хоть виргинский змеевик, от которого у человека сохнут почки. А целый корень с веткой я узнаю по этому рисунку сам, и узнает всякий аптекарь.

    Мирзоев посмотрел на меня дольше прежнего.

    — Будет целым, — кивнул он.

    На улице Николай Мироныч молчал, покуда мы шли к экипажу, и только у самой дверцы придержал меня за рукав.

    — Лекарь. А ведь вы опять что-то знаете. Как тогда с корой. — Он смотрел на меня в упор. — Отчего вам морской путь не люб? Он вернее, лекарь. Англичане возят исправно и быстрее всего.

    — Оттого, Николай Мироныч, что удар ждать не станет, — ответил я. — Ни корабля, ни каравана. Надо наверняка.

    Купец побледнел, и рука его сама потянулась к затылку, туда, где у него по утрам гудит голова, как он мне жаловался ещё зимой.

    — К Рождеству, — проговорил он. — Это ж полгода, а может и дольше выйдет, кто там знает.

    — Полгода меня устроят, — согласился я.

    Срок этот был велик и для Николая Мироныча, у которого удар уже раз стучался в дверь, и для Кологривова, у которого он стоял на крыльце. Выходило, что караван мне нужен для завтрашнего дня, а для нынешнего корень надо искать здесь, в Петербурге.

    Индийский товар уже два века ходит в Европу через голландцев и англичан, и хоть горсть этого корня за такой срок должна была осесть в чьей-нибудь аптеке. Под чужим именем, в дальней склянке, с ярлыком, который никто не читает.

    Найти его можно было только по рисунку, а их мне Настя обещала к пятнице.

    * * *

    В пятницу утром она отдала мне двенадцать листов, перевязанных тесёмкой. На каждом был змеиный корень, а над ним ветка с листьями и цветами, и под каждым рисунком её ровным почерком были выведены имена, латинское и индийское.

    Терентий и Гришка ушли с этими листами в город, каждый по своей стороне Невского. Я велел им обойти все аптеки и москательные лавки, кроме Функовой на Гороховой, спрашивать, нет ли где такого корня, и ничего не покупать. Если найдут, запомнить место и вернуться ко мне.

    Кологривов перехватил меня в коридоре Мариинской, у дверей приёмного, и первым делом доложил о больном на Сергиевской.

    — Встал, сударь. Венцы прошли, пульс шестьдесят, ест с аппетитом. — Он хмыкнул. — И велел передать вам, что капли отныне считает сам.

    — Хорошо, — кивнул я.

    — Теперь про меня. — Старик понизил голос. — Записку вашу я получил. Про лекарство. Так вот что, сударь. Когда оно будет, пробуйте его на мне первом.

    — Это ещё зачем? — удивился я.

    — Затем, что я старый, меня не жалко. А ежели оно вредное, так лучше пусть на мне узнают, чем на молодом.

    — Мне вас жалко, Ефрем Данилыч, — честно ответил я. — Первым его попробую я сам.

    Ефрем Данилыч глянул на меня из-под бровей.

    — Сами? А ежели что?

    — А ежели что, вы меня и откачаете. Уголь вы знаете, белладонну знаете. Лучшего лекаря для этого мне не найти.

    Старик крякнул, отвернулся и долго сморкался в огромный клетчатый платок. Потом ушёл к себе в палату, так ничего мне и не сказав.

    Порфирий Саввич явился после обеда, с портфелем, и снимал очки он так неторопливо, что новости стали мне ясны раньше слов.

    — Дом чист, Михайло Алексеевич, — сказал он. — Запрещения на нём нет, и в залоге он не был. Вдова ждёт нас к пяти.

    Хозяйка дома, вдова Гофман, оказалась румяной немкой лет пятидесяти, в чепце с лентами, и встретила меня со стряпчим у ворот. Дом она показывала сама, по-хозяйски, распахивая перед нами двери одну за другой.

    На лепнину я почти не смотрел. Печи во всех комнатах были изразцовые, голландские, и тянули ровно, я проверил каждую, поднося свечу к дверце. Подвал оказался сухим, с кирпичным полом. Задние окна второго этажа выходили в сад, где стояла старая яблоня, а флигель на две комнаты, стоявший торцом к улице, имел своё крыльцо прямо на мостовую.

    Для кабинета лучше и не придумать. Мои больные будут входить с улицы и уходить на улицу, и ни один из них не пройдёт через комнаты, где живут.

    — Вы, господин лекарь, первый покупатель, который смотрит в печку. Все прочие глядели на потолок, — заметила вдова, когда я вылез из-под лестницы, где проверял балку. — Покойный Гофман тоже так смотрел. Он был переплётчик и любил, чтобы всё держалось.

    — Я тоже люблю, чтобы держалось, — ответил я.

    По рукам мы ударили у неё в гостиной, под портретом покойного переплётчика. Порфирий Саввич составил запродажную запись, вдова её подписала, и я отсчитал задаток из тех денег, что лежали у стряпчего, и получил расписку. Купчую решено было совершить через две недели, как только стряпчий управится с бумагами.

    Выходя, я заметил, как вдова Гофман, не дожидаясь, пока мы отъедем, окликнула соседку через забор. К понедельнику про мой дом будет знать вся Кирочная, к среде весь город. Барон должен был услышать об этом от меня раньше, чем от своего клуба.

    * * *

    Сказал я в субботу, за обедом, когда подали жаркое.

    — Пётр Кузьмич, Дарья Гавриловна. Хочу, чтобы вы узнали это от меня, покуда не узнали от соседей. Я покупаю дом. На Кирочной, у самой Литейной. Вчера ударили по рукам, купчую совершим через две недели, а к осени я съеду.

    Ложка у Дарьи Гавриловны звякнула о край тарелки. Барон отложил нож и уставился на меня, не понимая, по-русски ли я говорю.

    — Съедешь, — повторил он. — Это как же?

    — Больных у меня стало много, Пётр Кузьмич. Генеральш в больницу для бедных не повезёшь. Принимать их в вашей гостиной я тоже не стану. Мне нужен свой кабинет, с отдельным крыльцом.

    — Кабинет! — Барон стукнул ладонью по столу, и звякнули рюмки. — Тесно тебе у нас? Бери библиотеку! Бери хоть весь бельэтаж, я туда всё одно не хожу!

    — А кормить вас там кто станет, голубчик? — тихо спросила Дарья Гавриловна.

    Настя положила вилку на скатерть и больше за неё не взялась. Пальцы у неё легли на край стола и побелели на костяшках, а лицо осталось совершенно спокойным, и этому спокойствию я не поверил ни на минуту.

    — А мы к вам в гости ходить будем? — спросил Митя.

    Николенька ничего не спросил. Он посмотрел на сестру, потом на меня, и мне стало ясно, что этот мальчик, как всегда, увидел за столом больше всех. Готье над своей тарелкой улыбнулся одними глазами и промолчал.

    Остаток обеда барон просидел молча и ни разу на меня не взглянул. Жаркое он не доел. Пирог с вишнёвым вареньем, самый его любимый, баронесса нарочно велела испечь к субботе, и его барон даже не тронул.

    Когда встали из-за стола, барон бросил салфетку на стул.

    — Михайло, — сказал он, не глядя на меня. — Зайди ко мне.

    В кабинете у барона пахло табаком и старой кожей. Над столом, прибитая гвоздиками, висела его карта с пульсом, Настина сетка с красной чертой, и вчерашняя точка на ней держалась над чертой, как ей и положено. Барон прошёл к окну, постоял там, повернулся ко мне, и я увидел, что лицо у него пошло красными пятнами, а жила на виске бьётся часто и тяжело.

    Огорчения ему вредны. Это мне с угрозой напомнил Ладомирский, и это я знал сам лучше всех в городе.

    — Ты мне прямо скажи, Михайло, — проговорил барон, и голос у него сел. — Чем мы тебе не угодили?

    Я молчал, и он заговорил дальше, всё громче.

    — Я тебя, шалопая, из части два раза вытаскивал. Отцу твоему слово давал, что выправлю. И выправил! Весь город тебе кланяется, государыня тебя помнит. Дарья Гавриловна за тебя, как за родного, всю войну ночи не спала. Настя тебе таблицы до полуночи рисует… — Он махнул рукой. — А ты, значит, дом. Кабинет тебе. С крыльцом!

    Настоящую причину я собирался назвать ему через две недели, с купчей в кармане, когда дом станет моим и мне будет с чего начинать такой разговор. Только старик стоял передо мной красный, с тяжёлой жилой на виске, и всякая моя недомолвка била сейчас прямо в сердце, которое я сам держу на наперстянке.

    Ждать две недели было нельзя. Ему нельзя было ждать даже до вечера.

    — Всем угодили, Пётр Кузьмич, — сказал я. — Только руки дочери из чужого дома не просят.

    — То есть… — оторопел он.

    — Да. Я прошу руку вашей дочери Анастасии, — заявил я.

  

  
    Глава 14

    Барон опустился в кресло так тяжело, что оно под ним скрипнуло, и потянулся к трубке. Набивал он её долго и мимо чашечки, табак сыпался ему на жилет, а он этого не замечал. Я смотрел на жилу у него на виске. Минуту назад она билась часто и тяжело, а теперь, покуда он возился с табаком, толчки под кожей пошли реже.

    — Так дом-то, — проговорил он наконец, не поднимая глаз. — Дом на Кирочной. Это что ж, для неё?

    — Для неё, Пётр Кузьмич, — ответил я. — Вы мне за обедом библиотеку предлагали. Только жену в чужую библиотеку не приводят.

    Он поднял на меня глаза, и я увидел, как до него доходит весь этот обед вместе с моим кабинетом и нетронутым вишнёвым пирогом.

    — Ах ты ж лис! — Барон хлопнул трубкой по колену, и остатки табака полетели на ковёр. — Лис ты этакий! Я из-за тебя к пирогу не притронулся!

    Хохотал он долго, до кашля и до слёз, и отирал глаза тыльной стороной ладони, в которой так и держал пустую трубку. Мешать ему я не стал. Смех этот был его сердцу куда полезнее той красноты, с какой он встретил меня у окна, и жила на виске билась теперь ровнее и мельче.

    Отсмеявшись, барон вдруг посерьёзнел и ткнул в мою сторону мундштуком.

    — А Настя знает?

    — Знает, что к вам придёт тот, кто станет просить её руки сам, — сказал я. — Кто именно придёт, я ей не говорил. Сперва спрашивают отца, Пётр Кузьмич.

    Старик помолчал, хмыкнул и медленно кивнул.

    — По-людски, — одобрил он. — Это по-людски. Согласен, Михайло. Спасибо тебе за это.

    Потом он откинулся в кресле и оглядел меня от сапог до макушки, как оглядывал, должно быть, новобранцев на смотру.

    — Ну, докладывай, жених. С чем ты к моей дочери идёшь?

    Ждал я этого вопроса давно и ответил на него по-хозяйски, как он сам любил.

    — Опись моего имения лежит у Порфирия Саввича. Жалованье сверхштатного старшего лекаря, доля с книги да визиты. И дом на Кирочной, за который задаток отдан, а купчую совершим через две недели. Зовите стряпчих, Пётр Кузьмич, пусть сводят.

    Лицо у барона снова пошло пятнами, только теперь он давился смехом, и мне оставалось следить, чтобы он не подавился им всерьёз.

    — Стряпчих! — Он грохнул ладонью по столу, и чернильница на нём подпрыгнула. — Меня ж моим же ружьём! Я у Ладомирских опись спрашивал, а ты мне свою несёшь! — Он утёрся рукавом и покрутил головой. — Отцу твоему я слово давал, что выправлю тебя, шалопая. Вот и выправил. Себе в зятья. — Он набрал воздуху и крикнул во весь свой полковой голос. — Дарья Гавриловна!

    Баронесса пришла скоро, со сложенной салфеткой в руке, которую так и принесла из столовой, и остановилась на пороге, глядя то на мужа, то на меня. Лицо у мужа было мокрое и красное. За полтора года в этом доме я выучился различать, отчего краснеет барон, и Дарья Гавриловна, судя по тому, как у неё разгладился лоб, различала это не хуже моего.

    — Михайло Алексеевич просит Настиной руки, — объявил ей барон. — Дом он, изволите видеть, под неё купил. Представляете? Вот как вышло!

    Дарья Гавриловна сложила салфетку вчетверо, потом ещё раз и ещё, пока та не сделалась с ладонь, и только тогда посмотрела на меня.

    — Что ж вы молчали, голубчик? — спросила она, и голос у неё дрогнул. — Я тётушкам два раза писала!

    — Напишете и в третий, Дарья Гавриловна, — ответил я. — Только теперь уже в последний.

    Звать Настю не пришлось. Отцовский крик долетел наверх быстрее любого посыльного, а у Бутурлиных, где сердце барона держали на каплях, всякий крик принимали за беду. Настя вбежала, придерживая юбку, увидела отца красным и смеющимся и встала у косяка, сцепив пальцы перед собой. По шее у неё из-под кружевного ворота поднималось розовое пятно, и я смотрел на это пятно, потому что смотреть ей в лицо при отце мне было пока не с руки.

    Барон поднялся из кресла, медленно, как я его учил, одёрнул жилет и встал перед дочерью по-военному.

    — Настя, — сказал он, и голос у него сел. — Михайло Алексеевич просит твоей руки. Моё слово будет после. Сперва скажи своё.

    Настя посмотрела на отца, потом на меня. Смотрела она долго, и я выдержал этот взгляд так же, как выдержал его тогда, на ступенях, ничего не делая со своим лицом.

    — Согласна, папенька, — сказала она.

    Дверь за её спиной распахнулась и стукнула о стену. В кабинет влетели оба мальчика, и по малиновым ушам Мити мне стало ясно, что подслушивали они с самого начала. Следом вбежал Готье и поймал обоих за воротники уже на ковре.

    — А мангуста на свадьбу подарите? — выпалил Митя.

    — Я же говорил, — сказал брату Николенька.

    Готье поглядел на меня поверх их голов и поклонился коротко, по-французски, как кланялся над доской в тех редких случаях, когда я ставил ему мат.

    Последним в кабинет вошёл мой брат Павел, опираясь на палку. Он возвращался от Андрея, у которого с начала месяца просиживал дни над Варенькиными бумагами, и по лицу его мне было видно, что шум он услышал ещё с улицы.

    — Что тут у вас, штурм? — спросил он, оглядывая кабинет.

    — Михайло сватается! — крикнул ему Митя, выворачиваясь из рук Готье.

    Павел перевёл взгляд с Насти на меня и выдохнул во всю грудь.

    — Ну наконец-то! — Он хлопнул меня по плечу свободной рукой. — А я уж думал, до Покрова не решится.

    Барон дождался, пока стихнет смех, и поднял руку, и в кабинете замолчали все, даже Митя.

    — Слушай мои условия, Михайло. — Барон загнул палец. — Первое. Отцовское благословение. Покуда Алексей Петрович не отпишет, сговора не будет. Второе. Венчаться после Успенского поста, и никак не раньше. В дом, где на полу стружка, я дочь не отдам. Отделаешь его к осени, тогда и под венец.

    — Принимаю, Пётр Кузьмич, — сказал я.

    — То-то. — Барон повернулся к жене. — Серёже в полк отпишите, Дарья Гавриловна. Пускай знает, что у него зять завёлся.

    Запястье его я поймал, когда он садился обратно в кресло. Он руки не отнял, только покосился на меня.

    — Сколько?

    — Девяносто два.

    — Много?

    — Для вас много, Пётр Кузьмич.

    — Это от радости, — объявил барон и потянулся к перу. — Сам поставлю.

    Точку он поставил на карте сам, под самым верхним краем сетки, и приписал рядом мелко, по-писарски, «от радости». Спорить я не стал, хоть точки на этой карте ставились только по вечерам.

    На лестнице Настя остановилась на третьей ступени, там же, где стояла в тот вечер, когда уехали Ладомирские, и обернулась ко мне.

    — Я ведь думала, вы от нас насовсем съезжаете, — призналась она.

    — Съезжаю, — ответил я. — Только не один.

    * * *

    Павла я осматривал в воскресенье после обедни, в его нижней комнате, куда его уложили ещё зимой.

    Мерил я его лёжа, на жёстком, как делал бы в своём веке, только сантиметровой ленты у меня не было, и я обошёлся вощёной бечёвкой. Один конец я прижал пальцем к острой косточке на тазу, которую всякий нащупает у себя спереди, сбоку от паха, а другой протянул до косточки на щиколотке и отметил чернилами. Смерил я обе ноги дважды, и оба раза, приложив бечёвку к аршину, получил одну и ту же разницу.

    Потом я прошёл ладонью по бедру, там, где зимой под белым камнем срасталась кость. Мозоль лежала под мышцей толстым валиком. Я взял бедро обеими руками, выше и ниже неё, и попробовал согнуть, и кость не подалась ни на волос.

    — Ну? — спросил Павел, глядя в потолок.

    — Срослась, — кивнул я. — В этом месте кость у тебя теперь крепче прежней. А короче стала на вершок, даже чуть меньше.

    — Это я и сам вижу. Хожу, как утка по льду.

    — Поправим. Завтра Гришка снесёт твой правый сапог к сапожнику, и тот подобьёт каблук и подошву. На три четверти вершка, на весь не надо, остальное тело доберёт само. К четвергу будет готов.

    — И я перестану хромать?

    — Почти перестанешь. Палку пока не бросай. Верхом сядешь в Москве, только не вскачь и не в первую же неделю.

    Брат сел на постели, спустил ноги и сунул руку под подушку.

    — Теперь ты меня послушай, — сказал он и подал мне письмо. — От Львова. У Андрея меня дожидалось. Слушание Варенькино перенесли.

    — На когда?

    — На после Казанской. Двоюродные просили отсрочки. У них, изволишь видеть, лекарь захворал. Тот самый, что объявил старика сумасшедшим.

    Письмо я пробежал глазами. Писал Львов коротко и сухо, как пишут люди, которым совестно за чужую подлость, а в конце отдельной строкой кланялся от Вареньки. Лекарю их и вправду было отчего захворать. В июле ему предстояло отвечать на суде мне и объяснять, в чём именно повредился покойный, коли тот сам считал деньги и узнавал соседей.

    — Я еду в понедельник, через неделю, — продолжал Павел. — Отпуск мне дали по ранам, до осени, Андрей выхлопотал. По твоим пунктам батюшка в Москве людей уже опрашивал, а кого не застали, тех я обойду сам. Соседа покойного я знаю, приказчика найду, а листы мне Андрей уже расчертил, он это с малолетства любит. Спрашивать стану по порядку и писать слово в слово, как ты велел. — Он помолчал. — А батюшке с матушкой про тебя с Настасьей Петровной скажу сам. Такое письмом не пишут.

    — Письмо всё одно нужно, — возразил я. — Благословения просят своей рукой.

    Отцу я написал тут же, за столом Павла, и вышло у меня коротко, в отцовскую меру, три строки о деле и одна о главном.

    «Милостивый государь батюшка. Слушание Варенькино перенесено на после Казанской, и к сроку я буду в Москве, как обещал. Павел едет к вам в понедельник, нога его держит. Кого из свидетелей не застали, тех он опросит сам. Прошу вашего благословения на брак мой с Анастасией Петровной, дочерью барона Петра Кузьмича Бутурлина. Сын ваш Михайло».

    Павел прочёл, шевеля губами, и захохотал.

    — По-салтыковски, — выговорил он сквозь смех. — Батюшка тебе ещё короче ответит. Две строки, и одна из них будет про Вареньку.

    Потом он сложил письмо, сунул его за обшлаг и посерьёзнел.

    — А война, Михайло? Государь при армии, гвардия там же. Я до осени в отпуску, а ну как к осени всё только и начнётся?

    — К июлю кончится, — ответил я.

    — Почём знаешь?

    — Знаю.

    Прищурился он на меня так, как щурился, верно, на рекрутов, когда те врали ему про больной живот.

    — Андрей мне сказывал, — проговорил он, — что ты и с подрядом осенью знал наперёд. Сидел за Шавлями, писал вслепую и попал слово в слово.

    — С подрядом я посчитал, Павел, — сказал я. — Прикинул, как бил бы сам, будь я на их месте.

    Про нынешнее мне считать было нечего. Фридланд и плот посреди Немана я знал из учебника, прочитанного в другом веке, и пересказать такое брату было нельзя. Знал я и то, что гвардия будет в том деле, а в ней служил Сергей Бутурлин, и думать об этом при Павле я себе не позволил.

    Павел откинулся к стене, и улыбка вдруг вышла домашняя, какой я у него прежде не видел.

    — Ну, коли знаешь… Стало быть, жену с детьми увижу и до зимы от них никуда не денусь. — Он хлопнул себя по здоровому колену. — Слышишь, Михайло? Уговор-то наш сам собой сходится. Ты летом ко мне в Москву, а я к тебе осенью на свадьбу, со всеми. И с семьёй прибуду.

    — Я буду очень рад этому, — согласился я.

    Когда я уходил, он окликнул меня ещё раз.

    — Михайло. Матушка тебя ждёт. Как отец ей зимой про нас всё рассказал, она, Марья Сергеевна пишет, по воскресеньям молебен за нас обоих заказывает.

    Я кивнул и вышел. В этой жизни я не видел её ни разу, и ехать мне к ней предстояло женихом, с лицом её сына, которое она помнит лучше меня самого.

    Вечером меня разыскал Терентий. Свою сторону Невского он обошёл ещё в субботу, а нынче, отстояв обедню, пошёл через наплавной мост на Васильевский и пропадал там до ужина.

    — Нашёл, барин, — сказал он с порога. — В Третьей линии, у старого голландца. Склянку он мне показал, а купить я не купил, как вы велели.

    — Что на ярлыке?

    — Не по-нашему писано. — Терентий вытащил из-за пазухи клочок бумаги. — Я срисовал, как умел.

    Буквы на клочке были выведены крупно и криво, одна к одной, и складывались в два латинских слова. «Radix Mustelae». По-русски выходило «корень ласки», и мне хватило минуты, чтобы понять, откуда у корня такое имя. Мангуста, зверька вроде нашего хорька, в Европе мало кто видел, и голландские аптекари окрестили его по сходству лаской. Во вторник, в Кунсткамере, я рассказывал Мите, как этот зверёк перед дракой с коброй бежит жевать змеиный корень.

    А в понедельник с утра мы с Терентием наняли извозчика и покатили Невским к наплавному мосту. У Казанского собора извозчик придержал лошадь, пропуская ломового с камнем, и я взглянул вверх. Собор строили седьмой год. Стены его поднялись уже высоко, по лесам в несколько ярусов ходили люди с носилками, полными камня, а наверху скрипели вороты, и скрип этот был слышен на весь проспект.

    Потом на лесах треснуло, и закричали двое разом.

    Доска сорвалась с нижнего яруса и ещё летела вниз, кувыркаясь, а человек, стоявший на ней, уже лежал на земле. Падал он сажени три, пришёлся на ноги, тут же сел и завалился на спину у кучи песка. Всё это я увидел за одно мгновение и соскочил с дрожек, не дожидаясь, пока извозчик остановит лошадь.

    Когда я подбежал, двое мужиков уже взяли его под мышки, третий ухватил под колени, и все трое примеривались поднять его рывком, в охапку, чтобы нести под навес.

    — Не трогать! — крикнул я. — Положите, где лежал!

    Крикнул я, видно, так, что они разом разжали руки и отступили, а один перекрестился. Упавший охнул и остался лежать на спине, серый лицом, с мокрым от пота лбом.

    — Как звать? — спросил я, опускаясь рядом на колени.

    — Архип, барин.

    — Головой ударился, Архип?

    — Не… Задом сел. Спину ломит, вот тут, поперёк.

    Он попробовал поднять руку, показать, и я прижал её к земле.

    — Лежи. Руками тоже не маши. Ноги чуешь?

    — Чую.

    — Пальцами пошевели. Теперь стопами. Толкни мне в ладонь, сперва левой, потом правой.

    Пальцами он шевелил, и в ладонь мне толкнул обеими ногами, хоть и слабо, морщась. Тогда я вынул из галстука булавку и кольнул его в голень, потом в стопу, сперва слева, потом справа.

    — Колется, — пожаловался Архип.

    — Везде одинаково?

    — Одинаково, барин.

    Пятки я ощупал, и обе оказались целы. Живот под ладонью был мягкий. Потом я подсунул руку ему под спину, не приподнимая его, и повёл пальцами вверх по хребту, от крестца, позвонок за позвонком. На уровне нижних рёбер один позвонок выпирал бугром, и когда я до него дотронулся, Архип вскрикнул так, что вся артель подалась назад.

    Хребты были моим ремеслом наравне с черепами, и что у Архипа со спиной, я понял сразу. В моём веке это зовут взрывным переломом. Человек падает на ноги, вся тяжесть тела бьёт снизу в хребет, и позвонок лопается, как орех под каблуком, а осколки его задней стенки нередко уходят в канал, где идёт спинной мозг.

    Покуда человек лежит прямо, они стоят смирно. А согнут его, и осколок войдёт в мозг. Там, у себя, я поглядел бы на снимки, уложил бы Архипа на стол и поставил бы ему четыре винта в соседние позвонки. Здесь снимков не было, и лечить его приходилось, как худший случай. Голову в этом веке я уже вскрывал, зимой, у Шамшева, и трепан тогда у меня был. Для хребта у меня не нашлось бы ничего, да и не требовалось. Ноги его чуяли и двигались, и сберечь их значило не дать ему согнуться, пока кость не срастётся.

    Сквозь артель ко мне протолкался десятник, рослый ярославец с бородой, седой от известковой пыли.

    — Ваше благородие, дозвольте, мы его в артельную снесём, — попросил он. — Отлежится до вечера, авось встанет. Нам к обеду ряд класть, подрядчик с меня голову снимет.

    — Я лекарь Салтыков, из Мариинской, — сказал я. — В артельную вы его не донесёте. У него хребет треснул. Покуда он лежит прямо, осколок стоит смирно. Согнёте его, осколок сядет на становую жилу, и ноги у него отнимутся навсегда. Будет лежать пластом до самой смерти и ходить под себя. Кормить его станет артель?

    Десятник открыл рот и закрыл. Вокруг меня зашептались, и кто-то из задних сказал громко, на всю толпу.

    — Митрич, это ж тот самый! Который мастеру голову сверлил!

    Митрич поглядел на меня, потом на Архипа и стянул шапку.

    — Сказывай, барин, чего делать.

    — Дверь, — велел я. — Снимите с петель дверь, самую ровную, какая есть. И три кушака.

    Будь при мне мои носилки, я не взял бы и их, потому что парусина под спиной провисает гамаком. Дверь притащили от подрядчиковой конторки, дубовую и тяжёлую. Весной на таком же дверном полотне при мне выносили из-под балки Трофима.

    Троих мужиков я поставил на колени с одной стороны, у плеч, у пояса и у колен, а Терентий с одним из артельных держал дверь наготове с другой. Голову я взял сам.

    — Слушать меня! — Я оглядел всех пятерых. — Поворачиваем его на бок, к себе, разом и одним бревном. Кто согнёт, того я сам рядом уложу. Раз, два… три!

    Повернули его ровно. Дверь подсунули под спину, и так же разом, одним бревном, мы опустили Архипа на неё. Кушаками я привязал его в трёх местах, а под голову велел свернуть чей-то армяк. Терентия я погнал вперёд, в Мариинскую, чтобы к нашему приходу сколотили щит.

    Ломовой, которого мы пропускали, никуда не уехал и ждал у ограды со своими дрогами. Камень с них сгрузили в две минуты, настелили сена, и шестеро артельных подняли дверь и опустили на сено ровно, не качнув. До Мариинской мы шли шагом, Невским до Литейной и дальше по Литейной, и мужики шли по бокам и придерживали её на выбоинах. Я держал два пальца на запястье у Архипа всю дорогу и на каждой остановке велел ему шевелить пальцами ног.

    В приёмном его тем же порядком переложили на щит, который Терентий успел сколотить из досок и уложить под тюфяк, и я ещё раз проверил ноги. Пальцы шевелились. Сиделкам я расписал на листе, что поворачивать его всякие два часа, днём и ночью, втроём и одним бревном, чтобы не пролежал спину. Мочу мерить, и коли он к вечеру не помочится, слать за мной.

    — Долго мне так лежать, барин? — спросил Архип со щита.

    — Шесть недель на щите, — ответил я. — Потом наденем на тебя корсет из белого камня, в нём и встанешь. А на леса с камнем полезешь не раньше осени.

    * * *

    К голландцу я попал только под вечер.

    Аптека его помещалась в нижнем этаже узкого дома в Третьей линии, и под потолком там, как в старинных аптеках, висело чучело крокодила, серое от пыли. Хозяин, голландец Янсен, встретивший меня за прилавком, оказался старичком лет восьмидесяти, в парике и в кафтане такого покроя, какой носили ещё при Елизавете. По-русски он говорил медленно, выбирая слова, хоть и прожил тут, по его словам, полвека.

    Склянку он снял с верхней полки сам и лезть на лестницу мне не позволил. Была она тёмного стекла, с притёртой пробкой, и на ярлыке выцветшими чернилами стояло «Radix Mustelae», а ниже, помельче, «Amsterdam, 1768».

    — Мой учитель выписал его для одного капитана Ост-Индской компании, — сказал Янсен. — Капитан привык к этому корню в Батавии и пил его от лихорадки. Он умер, не дождавшись. А змей в Петербурге нет, господин лекарь. Никто больше и не спрашивал.

    Высыпав корень на лист бумаги, я положил рядом Настин рисунок. Куски были кривые, в палец толщиной, в продольных морщинах, и кора на них бурая, с сероватым налётом. Один кусок я переломил. Излом вышел короткий, и под тонкой корой открылась светло-жёлтая древесина, какой ей и положено быть. Крошку я положил на язык, и горечь пошла такая, что у меня свело скулы, и держалась она потом до моста.

    С корнем ошибиться я не мог. Сомневался я в другом, в его силе. Сколько её осталось за сорок лет в тёмной склянке, не знал никто на свете, и узнать это можно было одним способом.

    Купил я всё, что было, полфунта с небольшим. Этого хватало на четверых больных до Рождества, до Мирзоевского каравана, если не давать лишнего. Заплатил я Янсену, как за хинную корку, и старик проводил меня до крыльца.

    Пробовать я решил в ту же ночь, в больнице. Дома, при бароне с его сердцем, я таких опытов устраивать не хотел. В приёмном стояли приборы, и вся больничная аптека была под рукой. Истолок я корень сам, в бронзовой ступке, и развесил на аптекарских весах. Больным я собирался давать по два грана поутру, а себе отвесил десять, впятеро больше, чтобы старый корень за одну ночь успел показать всё, на что годен.

    Кологривов, узнав про десять гран, побагровел.

    — Впятеро! Сударь, да в своём ли вы уме?

    — В своём, Ефрем Данилыч. Больных я травить не стану. Про корень мне надо знать нынче же, сколько в нём силы. Уголь при вас?

    — При мне, — проворчал он и похлопал себя по карману. — И белладонна при мне. И сам я при вас до утра, коли уж вы меня откачивать приставили.

    Корень я принял в девятом часу, запив водой. Терентий крутил винт, Кологривов слушал у меня на сгибе локтя, и Терентий же записывал числа в лист, как записывал их теперь десятки раз на дню. До приёма у меня вышло сто восемнадцать на семьдесят четыре, пульс семьдесят два. Мерили всякий час. Между часами Кологривов садился на лавку у стены, складывал руки на животе и засыпал, а Терентий будил его, когда подходил срок.

    За окнами так и не стемнело, в Петербурге шли белые ночи, и Литейная за стёклами была серая и светлая, с пустой мостовой и будочником на углу. К полуночи у меня заложило нос. Около часу меня потянуло в сон, да так, что я дважды поймал себя на том, что закрываю глаза посреди фразы, и пульс, который считал Кологривов, опустился до шестидесяти. А в три часа напор вышел сто восемь на шестьдесят восемь, пульс пятьдесят восемь, и дальше числа не падали.

    Всё шло, как я и ждал. Сон и редкий пульс в третьем часу ночи сами по себе доказывали мало, ночью они у всякого такие. Доказывал нос, заложенный посреди тёплой сухой ночи, и напор, который пошёл вниз вместе с ним, пусть и немного, потому что полную силу корень набирает неделями.

    Проснулся я на лавке, под чьим-то сюртуком, когда за окном вовсю светило солнце. Кологривов сидел напротив и глядел на меня из-под бровей.

    — Ефрем Данилыч, — сказал я, и голос мой прозвучал в нос. — Я жив.

    — Вижу, что живы, — буркнул старик. — Храпели вы, сударь, на всё приёмное. Сиделки аж крестились.

    В среду с утра корень получили первые четверо. Двое были из приёмного, те, кому я в первый же день новых приборов записал третью степень, и ждать им было дольше всех нельзя. Кологривов принял своё при мне, запил из кружки и сморщился от горечи.

    Николай Мироныч принимал свою долю в конторе, перекрестившись на икону, а заодно и на ртутную трубку, и велел приказчику записывать в книгу, в котором часу хозяин пьёт лекарство. Числа у обоих держались прежние, сто семьдесят на сто пять у старика и сто семьдесят на сто у купца. Мерить всех четверых я собирался всякую неделю, а прибавлять не раньше третьей, и то по крупице, коли числа не тронутся.

    — Нос заложит, переживу, — сказал Кологривов, возвращая мне кружку. — А тоска у меня и так от ваших запретов, сударь. Хуже не будет.

    * * *

    Субботним вечером в гостиной на Литейной собрался весь дом, и впервые за много недель мне некуда было спешить.

    Вечернюю точку барон поставил в кабинете, против шестидесяти шести, и вышел к нам довольный. Субботнюю, недельной давности, с припиской «от радости», он успел показать всем домашним и половине своего клуба.

    Дарья Гавриловна дописывала Сергею в полк третий лист. Тётушкам она, по её словам, собиралась писать не прежде, чем придёт ответ из Москвы, и перо у неё то и дело замирало над бумагой. Настя сидела у окна над большим листом и расчерчивала план дома на Кирочной, комнату за комнатой, по шагам, которые я намерил ей в пятницу, и флигель с отдельным крыльцом вышел у неё таким, каким я его себе и представлял.

    Павел ходил по гостиной взад и вперёд в подбитом сапоге, который сапожник принёс ещё в четверг, и почти не хромал. Палку он носил под мышкой, как носят трость щёголи на Невском, и я ему это спускал, покуда дело не выходило за порог гостиной.

    Проходя мимо меня, он всякий раз сообщал, сколько шагов прошёл. Уезжать ему было послезавтра, и сундук его уже стоял в передней, перевязанный верёвкой. Потом он сел к Готье за шахматы, проиграл ему две партии кряду и потребовал отыграться.

    Мальчики давно спали. Сирень в саду распустилась за одну неделю, окна были отворены, и тянуло оттуда так, что Дарья Гавриловна дважды вставала затворить окно и так его и не затворила. Я сидел напротив Насти и ничего не делал, чего со мной не бывало с самого поста.

    В передней постучали, часто и кулаком. Гришка, пошедший отворять, заговорил с кем-то вполголоса, потом по лестнице загремели сапоги, быстро, через ступеньку, и я узнал эту походку раньше, чем он показался в гостиной.

    Мой главный помощник лекарь Никитин стоял на пороге в дорожном плаще, серый от пыли с сапог до самой шляпы. Щёки у него запали, и по красным векам я понял, что спал он последний раз не в эту ночь и не в прошлую. Шляпы он так и не снял. Барон привстал в кресле, а Никитин нашёл меня глазами и шагнул ко мне.

    Вернулся. Вернулся с войны!

    — Михайло Алексеевич, — сказал он хрипло. — Я к вам прямо с дороги. Есть новость, и ждать она не станет.

  

  
    Глава 15

    Никитина я обнял прямо на пороге, пыльного, каким он был, и почувствовал под ладонями, как он исхудал за эти пять месяцев. Лопатки его торчали под плащом, а от плаща несло конским потом и дорогой.

    — Говори, Алексей, — сказал я. — Что за новость?

    Никитин покосился на барона, на Дарью Гавриловну, на Настю у окна и замялся.

    — При нас говори, — велел барон, поднимаясь из кресла. — У меня сын в гвардии.

    Тогда он полез за пазуху и вытащил два письма. Одно, толстое и казённое, под сургучной печатью, он отдал мне. Второе было маленькое, сложенное вчетверо и затёртое на сгибах так, как затирается письмо, которое неделю возят на груди.

    — Это вам, Пётр Кузьмич, — сказал он барону. — От Сергея Петровича. Я ехал мимо гвардейских квартир, он меня на дороге признал и велел отвезти.

    Дарья Гавриловна ахнула и села. Барон принял его обеими руками, поглядел на знакомый почерк на обороте и протянул жене.

    — Читайте вы, Дарья Гавриловна. У вас глаза лучше.

    Читала она вслух, и голос её сперва не слушался. Сергей писал коротко и бодро. Стоят по квартирам, погода тёплая, кормят исправно, а каша в роте такая, что повар Английского клуба позавидует. Дальше ещё полстраницы шло про кашу. Такие письма он и обещал матери писать всю жизнь. Я помнил тот вечер, когда он рассказывал нам про Аустерлиц и просил матушке из рассказа не говорить ни слова. Внизу была приписка для меня.

    «Михайле скажите, что белую соль я в воду сыплю, как он учил, по крупице на ведро. У меня в роте животами никто не мается. У соседей мается через одного».

    Барон дослушал, глядя в окно, и хмыкнул.

    — Про кашу пишет, — сказал он негромко. — Стало быть, дело близко.

    Я сломал печать на пакете Виллие. Внутри лежало предписание лекарю Салтыкову, состоящему при главном инспекторе, немедля явиться в главную квартиру действующей армии. Под ним, отдельным листом, было письмо, писанное рукой самого Виллие. Прочёл я его сперва про себя, а потом, поймав взгляд барона, вслух.

    «Салтыков. Армия идёт вперёд, и скоро будет большое дело. В апреле государь обходил госпитали в Бартенштейне, и я показал ему ваш пакет и ваш счёт под Пултуском. Триста девять принятых, восемнадцать умерших. Государь спросил, кто делал, и я назвал вас. Он велел, чтобы к делу подвижной лазарет стоял при каждой дивизии, какая пойдёт в огонь. Поставить их некому, кроме вас. Никитин свой лазарет держит исправно, но держать один и поставить разом шесть есть вещи разные, и вы это знаете лучше меня. Везите пакеты, сколько успеете, и везите вашу бумагу о носильщиках. Её прочтут там, где её можно подписать».

    Ниже, другими чернилами, Виллие приписал ещё строку, и её вслух я читать не стал. «Довольно просить. Приезжайте требовать».

    Почти теми же словами Виллие говорил со мной зимой под Пултуском, на крыльце лазарета, когда пообещал поддерживать своим именем и своей властью всё, что я затею. Выходило, что обещание своё он держал.

    — Он так и сказал, Михайло Алексеевич, — заговорил Никитин, видя, что я дочитал. — Воротишься, говорит, один, отправлю назад. Я его спросил, отчего непременно вы. Он ответил, что поставить лазарет по бумаге может всякий, только по бумаге он развалится в первый же день дела. А вы ставили его своими руками и знаете, где у него ломается. И что счёт в армии умеют вести двое, он да вы, и второй ему нужен при деле.

    — А лазарет твой на кого? — спросил я.

    — На Юлиусе и на рябом фельдшере. — Никитин чуть усмехнулся. — Виллие мне потом передал, что вы ему сказали зимой. Что оставляете порядок, который стоит сам. Он и стоит, Михайло Алексеевич. За него я не боюсь.

    — А что за чиновник спрашивал в марте про мои пакеты? — спросил я. — Ты мне про него писал.

    — Тот был из комиссариата, считал, во что обошлись двести пакетов, что вы прислали. — Никитин кивнул. — А после Бартенштейна приезжали уже из походной канцелярии. Государь, сказывают, ваш пакет сам развязал и велел узнать, почём такой обходится и сколько их можно сделать к лету.

    В комнате стало тихо. Барон перевёл взгляд на листок сына на коленях у Дарьи Гавриловны и больше от него не отрывался.

    Что за дело будет у армии, в этой комнате знал я один. Второго июня под Фридландом Беннигсен поставит войска спиной к реке Алле, Бонапарт прижмёт их к воде, мосты у них за спиной сгорят, и к ночи армия недосчитается двадцати тысяч человек, многие из которых утонут на переправе. Гвардия будет в том деле до темноты. А через неделю государь попросит у Бонапарта перемирия. Сказать об этом вслух я не мог, и помешать этому тоже не мог.

    Зато считать я умел. До главной квартиры отсюда вёрст с тысячу, на перекладных дней семь, а то и восемь, если гнать и ночами. Выехав завтра, я попадал к армии в самый день сражения, с одним ящиком инструмента и с пустыми руками. Лазарет за одну ночь не ставится, я их ставил и знаю, сколько на это уходит. Лишний лекарь под ядрами пользы не принесёт. А раненым после этого дела понадобятся и пакеты, и лазареты, и не на один день.

    — Выезжаю во вторник на рассвете, — сказал я. — Два дня мне нужны, чтобы сделать пакеты и сдать здесь все дела в надёжные руки.

    — Найди мне его там, Михайло, — сказал барон.

    Сказал он это ровно, по-командирски, и только пальцы, которыми он опирался о стол, побелели на костяшках.

    — Он меня сам найдёт, Пётр Кузьмич, — ответил я. — Осенью, перед моим отъездом, я ему сказал, чтобы искал госпиталь, где меньше всего кричат. Там я и буду.

    Павел, так и сидевший над шахматной доской, стукнул палкой об пол.

    — Была бы нога, поехал бы с тобой.

    — Твоя война нынче в Москве, — сказал я. — У Вареньки.

    Настя за всё это время не проронила ни слова. Она стояла у окна над листом с планом дома и держалась обеими руками за край подоконника.

    — Надолго? — спросила она, когда все замолчали.

    — К июлю буду дома, — ответил я. — К Казанской поеду в Москву, на Варенькин суд, как обещал. А после Успенья, как уговорились с Петром Кузьмичом.

    Она кивнула, отпустила подоконник и пошла распорядиться, чтобы Никитину постелили в библиотеке.

    Дарья Гавриловна велела подать ему ужин прямо в гостиную. Никитин ел, клюя носом над тарелкой, а барон сидел напротив и расспрашивал его про гвардейские квартиры и про кашу, и слушал его так, как при мне слушал только военные диспозиции.

    Никитин проспал до полудня воскресенья, и будить его я запретил. Сам я после обедни уехал за Рогатку, на свой двор.

    Там у меня делали трубки и градусники, варили хлорную известь, а через улицу, в доме у заставы, жили двадцать учеников моей школы, которых к августу я должен был выучить в фельдшеры. Собрал я их всех под навесом, вместе с моим помощником Терентием, с Иваном Георгиевичем Штоссом, который вёл у нас счёт деньгам, и с Ртищевым, отставным поручиком, хозяином наших ворот.

    — Слушайте, братцы, — сказал я. — Армии нужны наши пакеты. Во вторник поутру я уезжаю к Виллие и хочу увезти с собой восемьсот штук. Выходит по сорок на брата за две ночи.

    — Сорок мы, барин, и за одну ночь навяжем, — отозвался рыжий Кузьма. — Нам бы холста.

    — Холста у нас на шестьсот, — сказал Штосс, даже не заглядывая в тетрадь. — Прочее надобно докупать, а Гостиный двор в воскресенье заперт.

    — Терентий завтра с утра поедет в Гостиный, — решил я. — Деньги возьмёшь у Порфирия Саввича, я ему напишу.

    Штосс поджал губы, но записал.

    Под навесом тут же раскатали холсты. Соломенного Ипата, ученического болвана для перевязок, оттащили в угол, чтобы не путался под руками, и Кузьма, проходя мимо, по привычке поправил ему повязку.

    Когда ученики разошлись по верстакам, Терентий подошёл ко мне сам.

    — Возьмите меня, барин, — сказал он. — Я три года в строю отходил, в лазарете служил. Под ядрами я не пропаду.

    — Знаю, что не пропадёшь, — ответил я. — Потому и не беру.

    Терентий нахмурился, и я объяснил ему по порядку, почти как на уроке.

    — Смотри сам. Школа. До выпуска два месяца, и учишь их нынче лучше всех ты, я это видел своими глазами. Дальше Мариинская. Там четверо больных пьют мой корень, и винт у прибора крутишь ты, Мейеру одному не управиться. Дальше купец Тарусов, которого Антон Николаевич здесь бережёт от отравителей. И дом на Литейной, где барон с семьёй, а у нас с тобой хватает людей, которые желают им зла. Кому я всё это оставлю, коли ты уедешь со мной?

    Он помолчал, глядя на свои руки.

    — Некому, барин, — сказал он наконец. — Езжайте с Богом. Всё удержу.

    Перед отъездом с двора я расписал уроки до самого выпуска, по дням, и отдал лист Штоссу, чтобы читал его Терентию вслух. Терентий выслушал дважды и повторил мне всё наизусть. Второй лист, про прибор и корень, он всё равно сложил вчетверо и спрятал за пазуху.

    Ртищеву я наказал держать караул двойным, пока меня нет. Он выслушал это, привычно перенеся вес на левую ногу, и только кивнул.

    А Штосс, когда я уже садился в дрожки, догнал меня у ворот и сунул мне в руку сложенный лист.

    — Двенадцать вопросов, Михайло Алексеевич, — сказал он, и уши у него покраснели. — К Ларрею. Про ампутации в первые сутки и про его летучие фуры. Ежели вам попадётся пленный французский хирург, спросите хоть про половину.

    Доминика Ларрея, главного хирурга Бонапартовой гвардии, Штосс боготворил с тех пор, как прочёл его рапорты, и я это знал. Лист я спрятал во внутренний карман.

    — Спрошу, Иван Георгиевич. Про все двенадцать.

    Вечером я заехал в Мариинскую сдать больничные дела. Робек прочёл предписание Виллие и подписал мне отпуск тут же, только вздохнул, что лекарей у него опять становится на одного меньше. Приёмное давно держалось на Мейере, Кологривове и Плетнёве по очереди, так что менять там было нечего.

    Корень я отдал Карлу Фёдоровичу Мейеру, потому что в больнице не было человека, который любил бы таблицы сильнее. Четверо больных, по два грана поутру, мерить всякую неделю, прибавлять не раньше третьей и только по крупице. Заложит нос, это ничего. А ежели кто затоскует так, что перестанет вставать с постели, корень отменять сразу и писать мне немедля. Мейер записал всё это в свою тетрадь, разлиновал её прямо при мне и остался доволен.

    Каменщика Архипа, который лежал на щите с переломом хребта, я поручил Плетнёву. Поворачивать втроём, одним бревном, всякие два часа, и через четыре недели позвать Шамшева, чтобы снял мерку для корсета. Ему же, как и осенью, я оставил барона.

    Кологривов выслушал всё это молча, а после поднял палец.

    — Позвольте, сударь. Я ведь сам на вашем корне сижу. Кто ж мне прибавлять станет?

    — Мейер, Ефрем Данилыч.

    — Мейер, — повторил старик с отвращением. — Он же мне и соли не даст.

    — Не даст, — согласился я. — За тем и оставляю.

    * * *

    Павел уезжал в понедельник на рассвете.

    Коляска стояла у крыльца, сундук его увязали ещё с вечера, и по Литейной тянуло холодком с реки. Брат спустился по ступеням в своём подбитом сапоге, почти не хромая, и палку на улице держал в руке, как я велел. Моё письмо к отцу лежало у него за обшлагом.

    — Вот и разъезжаемся, — сказал он. — Я в Москву, ты опять туда.

    — Доживи, брат, — сказал я.

    Павел поглядел на меня и усмехнулся. Так он сам говорил зимой у костра, в первую ночь нашего обоза из-под Пултуска, когда лежал с раздробленным бедром и мы с ним заключили наш уговор.

    — Я-то доживу. Меня лекарь хороший чинил. — Он обнял меня одной рукой, крепко, по-солдатски. — Ты сам доживи. У тебя нынче причин вдвое больше.

    Он сел в коляску, и ямщик тронул. Пока коляска не дошла до угла, Павел не оборачивался. На углу он обернулся и поднял палку.

    День ушёл на бумаги. Никитин с утра отпросился к матери и воротился только к ночи, с узелком пирогов на дорогу.

    Подорожную на двоих мой старший брат Андрей выправил в Военной коллегии к полудню. Сделал он это молча и быстро, как делал всё, и только, прощаясь, сказал, чтобы я писал ему с каждой почтой, хоть бы по строчке. Со стряпчим Порфирием Саввичем мы съездили в Гражданскую палату, и там я подписал на его имя верющее письмо. Купчую на дом вдовы Гофман он теперь совершал сам, по этому письму и моими деньгами.

    Вечером я постучался к Готье.

    Лука Осипович сидел у себя над книгой. Я положил перед ним лист Штосса.

    — Переложите мне это по-французски, Лука Осипович. И напишите ещё одно письмо, короткое. К господину Ларрею, от русского лекаря, который читал его рапорты и желал бы с ним говорить.

    Готье прочёл вопросы, потом поднял на меня глаза.

    — Мсье, это письмо к неприятелю.

    — Покуда к неприятелю, — ответил я.

    Отца его, лионского адвоката, когда-то судила революционная комиссия, и писать в армию Бонапарта ему было непросто. Это я понимал и торопить его не стал.

    Он смотрел на меня долго, так же, как смотрел над доской, когда пытался угадать мой следующий ход. Потом придвинул чернильницу и стал писать. Писал он с полчаса, а когда закончил, я сказал, что набело перепишу письмо сам, буква в букву.

    — Вашей руки там не будет, Лука Осипович. Война ещё не кончилась.

    — Вы осторожнее меня, мсье, — сказал Готье и впервые за вечер улыбнулся.

    Настя ждала меня на лестнице, на третьей ступени, и в руках у неё была бумага, свёрнутая в трубку.

    — Это план дома, — сказала она. — Все комнаты, по вашим шагам. Одну я оставила пустой. Решим, когда вернётесь.

    Лист я принял бережно и разворачивать не спешил. Развернуть его я собирался в дороге, когда останусь один.

    — И ещё, — сказала Настя. — Коли увидите там Бонапарта, привезите мне его рост. В вершках. Про него говорят, что он маленький, а я хочу знать наверное.

    — Привезу, — сказал я.

    Она кивнула и пошла наверх. На повороте лестницы остановилась, оглянулась на меня и только потом ушла.

    Выехали мы во вторник, едва рассвело.

    Провожал меня весь дом, как оно было и осенью. Барон вышел на крыльцо и отдал мне письмо для Сергея, запечатанное его печаткой. Дарья Гавриловна снарядила в кибитку корзину, которой хватило бы на роту. Митя опять потребовал французскую саблю, а Николенька молча положил мне в карман сухарь. Готье стоял чуть позади всех, со шляпой в руке.

    Осенью Настя нарисовала мне это крыльцо со всеми, кто на нём стоял, и себя поставила с краю. Нынче она стояла рядом с отцом.

    Кибитку нагрузили так, что Никитину пришлось сесть на тюк. В двух тюках лежали восемьсот пакетов, а между ними втиснули ящик с инструментом, бочонок хлорной извести и папку с моей бумагой о носильщиках, где лежал двадцать один лист представлений и все отказы на них. Ямщик свистнул, кибитка качнулась, и Литейная поплыла назад.

    Я вернусь. И в этот раз тоже вернусь!

    * * *

    Ехали мы днём и ночью.

    Нарву прошли к вечеру того же дня, Дерпт на вторые сутки, а в Ригу въехали под утро пятницы. На станциях я вылезал только затем, чтобы размять ноги и проследить, как перекладывают тюки.

    В кибитке мы с Никитиным писали. Я диктовал бумагу о подвижном лазарете при дивизии, по пунктам, с числом подвод, людей и котлов, а он записывал на колене, на дощечке, и ругался, когда колесо попадало в выбоину и перо уходило в сторону.

    Покуда в Риге меняли лошадей, я развернул Настин план. Комнаты она вывела тушью и каждую подписала ровным почерком. Флигель с отдельным крыльцом назвала кабинетом и нарисовала у крыльца три ступени. Одна комната во втором этаже, окнами в сад, осталась пустой, и подписи на ней не было. Я смотрел на неё, покуда ямщик не крикнул, что готово.

    За Ригой пошло хуже. Лошадей на станциях не давали, всё шло под фельдъегерей и казённые обозы, и мы простаивали по полдня.

    От Митавы дорога повернула на Шавли. Эти места я помнил с осени. Под Шавлями, на станции, я писал ночью письма домой, не зная, что творится в Петербурге с моим двором.

    В Шавли мы въехали ранним утром второго июня.

    Лошадей не было. Смотритель, отставной унтер с седыми усами, развёл руками и сказал, что всех угнали под фельдъегерей, а новых приведут через час. Я вошёл в станционную избу и остановился.

    Красный угол у смотрителя был убран берёзовыми ветками, и на полу лежала свежая трава.

    — Троица нынче, ваше благородие, — сказал смотритель, заметив мой взгляд. — Сами убирали.

    Троица в этом году выпала на второе июня. А по-европейски шло четырнадцатое, и это число я знал ещё со школы, из учебника, где про Фридланд было полстраницы. Где-то в двухстах с лишним верстах к югу отсюда французские пушки уже били по нашим, и до темноты всё будет кончено. Гвардия была сейчас там. Я сел на лавку и попросил у смотрителя квасу. Помочь тем, кто стоял сейчас под ядрами, было нечем, и я сидел, дожидаясь лошадей.

    Долго сидеть мне не пришлось. Со стороны Таурогена к станции подкатила кибитка, и с козел ещё на ходу соскочил солдат.

    — Лекаря! — закричал он. — Есть тут лекарь? Барин помирает!

    В кибитке на соломе полусидел офицер лет двадцати пяти, в расстёгнутом егерском мундире, и хватал ртом воздух. Губы у него посинели. Жилы на шее вздулись, и я увидел это ещё с крыльца. Одной рукой он вцепился в край кибитки так, что пальцы побелели, а другой держался за грудь справа, где под мундиром угадывалась тугая повязка.

    — Где ранен? — спросил я солдата.

    — Под Гутштадтом, двадцать четвёртого. Пулей в грудь. Фельдшер полковой заткнул рану и перевязал накрепко, и мы домой поехали, в Псковскую губернию. Вчера на выбоине его тряхнуло, он закашлялся кровью и с того часу стал задыхаться, а нынче вот так.

    Я забрался в кибитку и положил поручику палец в ямку над грудиной. Дыхательное горло ушло влево, на добрый палец от середины. Правая половина груди не поднималась вовсе. Левая ходила часто и мелко. Я постучал пальцем по правому боку, и он загудел пусто, как бочка. Трубку я приложил справа и не услышал там ничего. Сердце билось слева, часто, под сто сорок, и слабо.

    — Алексей, ящик! — крикнул я. — Троакар и спирт!

    Никитин уже тащил ящик из нашей кибитки.

    — Что с ним, Михайло Алексеевич?

    — Пуля пробила лёгкое, и оно травит воздух в грудь, — объяснил я, расстёгивая на поручике рубаху. — Рану заткнули наглухо, и выйти воздуху некуда. Он копится в груди, как в пузыре, давит лёгкое и сдвигает сердце. Ещё полчаса, и сердце встанет.

    В моём веке это называют напряжённым пневмотораксом, и лечить его учат по одним приметам, покуда человек ещё дышит. Иначе здесь и нельзя было, поручик синел у меня на глазах.

    Троакар лежал в ящике на своём месте. Им спускают воду из живота при водянке, и за всю весну он мне ни разу не понадобился. Руки я сполоснул в известковой воде из нашего бочонка, а троакар протёр спиртом. Опий давать было некогда. Я нашёл на правой стороне груди второе межреберье, под серединой ключицы, и приставил остриё к верхнему краю третьего ребра. Жилы и нерв идут под нижним краем каждого ребра, и тронуть их мне было нельзя.

    — Держи его за плечи, Алексей. Крепко.

    Я надавил. Кожа и мышца подались, и остриё провалилось в пустоту. Я вынул стилет из трубки, и из неё со свистом ударил воздух, тёплый, с тонким запахом крови.

    Поручик втянул в себя воздух так глубоко, что застонал. Потом ещё раз. Синева начала уходить с губ, медленно, от краёв, и жилы на шее опали.

    Никитин выдохнул вместе с ним.

    Трубочку троакара я придерживал пальцами, пока воздух выходил, и думал про то, что будет дальше. Оставлять её открытой было нельзя, на вдохе грудь потянет воздух внутрь. В моём веке конец такой трубки опустили бы в бутыль под воду, и воздух выходил бы пузырями, а назад вода не пускала бы ничего. Только бутыль эта должна всё время стоять ниже груди. Поставит её кто-нибудь на лавку повыше, и вода уйдёт в грудь, а опрокинет ногой, и грудь потянет воздух. Оставлял я поручика на солдата да на уездного лекаря, который такой бутыли в жизни не видал. Нужен был клапан, который выпускает воздух и не пускает обратно, и такой простой, чтобы чужие руки его не испортили. Таких в этом веке не делают.

    — Алексей, мазь в ящике, в банке, что под пузырём.

    Банку с мазью Лемке завязывал бычьим пузырём, как делали все аптекари. Никитин подал её, и я ножом срезал пузырь с горлышка. Из пузыря я свернул рукав длиной в два пальца, надел на конец трубки, примотал ниткой и смочил водой. На выдохе рукав раздувался и выпускал воздух наружу. На вдохе мокрые стенки слипались и не пускали его обратно.

    Трубку я прихватил к груди крест-накрест полосками липкого пластыря, чтобы она не выскочила, когда поручика понесут в избу. Пластырь был обычный аптечный, свинцовый, на холсте, и пристаёт он только тёплым, так что Никитин отогревал полоски в ладонях, покуда я их накладывал.

    — Дышит, — сказал Никитин с таким удивлением, что солдат перекрестился.

    Повязку, которой фельдшер затянул рану, я ослабил и переложил, чтобы не давила грудь. Потом написал записку для здешнего уездного лекаря, что трубку не вынимать, покуда пузырь не пролежит неподвижно целые сутки. А ежели пузырь порвётся или слипнется от крови, менять его на новый. Крови, впрочем, я ждал немного. В груди она стекает вниз, к спине, а трубку я поставил высоко, под ключицу, куда поднимается воздух.

    Звали поручика Лыков, и служил он, как сам мне сказал, в егерях из авангарда Багратиона. Отдышавшись, он заговорил, и остановить его было невозможно.

    — Под Гутштадтом мы Нея гнали, господа, — говорил он, глядя на меня блестящими глазами. — Гнали! Беннигсен наступает, француз уходит. К Троице, глядишь, до самого Берлина его погоним.

    — Нынче Троица, ваше благородие, — тихо сказал Никитин.

    — Ну, стало быть, уже гонят, — засмеялся Лыков и закашлялся.

    Я ничего ему не ответил. Лошадей к этому времени привели, и я велел запрягать.

    * * *

    К Неману мы подъехали четвёртого июня, к вечеру.

    От Таурогена дорога шла полем и перелесками, и за последним перелеском навстречу нам потянулись подводы. Сперва по одной, а там сплошной вереницей, и на каждой лежали люди в серых шинелях. Кто стонал, кто молчал. Возчики гнали лошадей на север, не глядя по сторонам.

    Наплавной мост у Тильзита, когда я его увидел, был забит в обе стороны. С того берега ползли подводы с ранеными, а на мост с нашего берега лезли обозные, и на середине они сошлись, упершись друг в друга.

    Я соскочил с кибитки, развернул своё предписание и пошёл к мосту.

    Первым, кого я там увидел из своих, был Юлиус, дерптский студент, которого прошлой зимой я оставил в лазарете с Никитиным. Он сидел на передке подводы, серый от пыли, с рукавами, чёрными от засохшей крови, и узнал меня раньше, чем я его.

    — Михайло Алексеевич! — закричал он и спрыгнул ко мне. — Вы здесь?

    — Здесь. Докладывай, друг!

    Докладывал он так, как я учил, с чисел. Лазарет вывез сто шестьдесят человек, в дороге умерли одиннадцать. Остальных полковых раненых везут следом, и сколько их, не знает никто. Бились позавчера под Фридландом, с утра до ночи. Наших притиснули к речке Алле, мосты за спиной загорелись, и переправлялись вброд, под огнём.

    — А гвардия? — спросил я.

    — Гвардия стояла до ночи, — ответил Юлиус. — Больше я ничего не знаю.

    Я поставил его с рябым фельдшером у въезда на мост разбирать подводы на три части, по тяжести, как у нас было заведено, и сам пошёл вдоль подвод. Никитин уже гнал обозных с моста, крича моими словами. Мост надо было очистить засветло, иначе к утру подводы встанут через весь Тильзит, и раненые пролежат на них ещё сутки.

    На пятой подводе меня схватили за локоть.

    Держал меня молоденький гвардейский прапорщик в изодранном мундире, с левой рукой на перевязи и с чужой кровью на обшлаге. Глаза у него были красные, и пальцы его дрожали.

    — Вы ж лекарь Бутурлиных? Там… Сергей звал вас. Звал… Пока ещё мог говорить.

  

  
    Глава 16

    Прапорщик вёл меня вдоль вереницы подвод, и я бежал за ним, перескакивая через оглобли и брошенные ранцы. Сердце колотилось у меня под самым горлом. Что могут значить слова «пока ещё мог говорить», я знал слишком хорошо и гадать не стал. Сперва надо было его увидеть.

    Подвода стояла на лугу, в стороне от дороги, куда прапорщик свернул её, чтобы не затоптали. На соломе, навзничь, лежал Сергей Бутурлин, которого я не видел с зимы, с тех самых пор, как гвардия ушла в поход. Узнал я его не сразу. Лицо у него посерело и осунулось, а губы растрескались так, что в трещинах запеклась кровь. Мундир так и не просох после брода и заскоруз от речного ила.

    — Сергей! — позвал я, наклоняясь к нему. — Слышишь меня?

    Он застонал, но глаз не открыл.

    — Он вас звал, — заторопился прапорщик у меня за спиной. — Всю дорогу звал. Дубасов я, ваше благородие, прапорщик, мы с ним в одной роте. Под Фридландом…

    — Потом расскажете, — оборвал я. — Сперва его.

    Руки мои работали сами, в том порядке, который я заучил за десятки лет. Я приподнял Сергею одно веко, потом другое. Зрачки были ровные, одинаковые, и на свет, когда я отвёл ладонь, сузились оба. Я сжал ему палец у самого ногтя, и он отдёрнул руку и сердито пробормотал что-то невнятное. Ногами он тоже двигал. Голову я ощупал всю, ото лба до затылка, и не нашёл на ней ни шишки, ни ссадины. Приметы удара по голове я знал по прежнему своему ремеслу, и ни одной из них здесь не было.

    — Помогите мне его раздеть, — велел я прапорщику.

    Мундир мы с Сергея срезали, рубаху тоже. Ран на теле не нашлось. Плечи и спина посинели широкими полосами, какие остаются от ремней и тяжёлой ноши, а ноги, когда я стянул с него сапоги, оказались сбиты в кровь. Живот под моей ладонью был мягкий. Я собрал на тыльной стороне его кисти кожу в складку и отпустил, и складка расправлялась медленно, нехотя. Язык был сухой, пульс частил и едва прощупывался, а руки и ноги, липкие от холодного пота, были ледяные.

    Я достал из футляра градусник и сунул ему под мышку, и ртуть остановилась на тридцати пяти с половиной. Трубкой я выслушал ему грудь. Хрипов в ней не было, речная вода в лёгкие не попала.

    Вот тут я выдохнул в первый раз за весь вечер.

    — Он не ранен, — сказал я Дубасову. — Он выжат до дна. Сколько он не спал?

    — С той ночи, что перед делом. Двое суток на ногах был, а со вчерашнего утра вот так лежит.

    — Ел что-нибудь? Пил?

    Прапорщик подумал и помотал головой.

    Двое суток на ногах, бой с утра до ночи, брод по грудь в холодной реке, а после ещё сутки в сыром мундире на подводе, и за всё это время ни глотка воды. Жажда и холод довели его до беспамятства. В моём веке такого солдата положили бы под капельницу и под тёплое одеяло, и к утру он просил бы есть. Капельницу тут взять было неоткуда, и воду в него придётся вливать через рот, по ложке.

    Дальше всё было просто. Ноги я положил ему повыше, чтобы кровь шла к голове, на седло, которое Дубасов стащил с соседней подводы. Остальное сырое мы сняли до нитки, натянули на него сухую рубаху из моего тюка и укутали моей шинелью. Никитин, завидев меня на лугу, принёс котелок тёплой воды и мою флягу с известью. Сбитые ноги я промыл и обмотал сухими портянками из того же тюка, а в кружку бросил щепоть соли и ложку мёду из корзины Дарьи Гавриловны и размешал.

    Сперва я лишь смочил ему губы с ложки и ждал. Сглотнул он через минуту. Тогда я дал ему вторую ложку, за ней третью, придерживая его под затылок. На десятой он открыл глаза и долго смотрел на меня, не узнавая.

    — Михайло, — выговорил он наконец. — Нашёл-таки… А говорил, тут тихо.

    Жив. И цел!

    — Пей, — велел я. — Матушка твоя корзину собрала, на всю роту хватит. Это её мёд.

    Сергей взял кружку обеими руками, и пальцы его тряслись так, что вода плескала через край. Я придерживал кружку снизу, чтобы он не выпил всё разом, и он пил мелкими глотками, зажмурившись.

    — Ты-то здесь откуда? — спросил он, отдышавшись.

    — Виллие позвал. Опоздал я на двое суток.

    — Ничего. — Сергей прикрыл глаза. — Работы тебе теперь хватит надолго.

    Руку Дубасову я взялся перевязывать тут же, у подводы, и, пока я снимал с неё грязную тряпку, прапорщик рассказывал мне, как было дело.

    Под вечер второго числа, по его словам, их полк прижали к самой реке. Мосты за спиной горели, и переходили вброд, по грудь в воде, под картечью. На середине брода пуля пробила Дубасову руку, он оступился и ушёл под воду с головой. Сергей нырнул за ним и вытащил его за ворот. На другом берегу Дубасова шатало, идти он не мог, и Сергей всю ночь нёс его на закорках вслед за полком, а под утро уложил на подводу и лёг рядом сам.

    — А потом он заговариваться начал, — говорил Дубасов. — Всё твердил, что надобно искать госпиталь, где меньше всего кричат. Там, говорит, наш лекарь Салтыков. Я думал, бредит. Где ж тут тихо, кругом стон стоит. После он замолчал, и растолкать его я уже не мог.

    — Как же вы меня нашли?

    — На мосту услыхал, как ваш человек гонит обозных и кричит, что так велел лекарь Салтыков. Тут я вас и кинулся искать.

    Про госпиталь, где меньше всего кричат, я сказал ему сам, прошлой осенью, за шахматами у барона, когда собирался к Виллие. Сергей тогда хмыкнул и пообещал запомнить. Твердил он это потом даже в бреду.

    Я поглядел на мост. У въезда, где Юлиус с рябым фельдшером разбирали подводы, раненые уже лежали рядами, перевязанные и напоенные, и стонали вполголоса. Дальше, на самом мосту, куда мы ещё не добрались, кричали.

    Пуля прошла Дубасову насквозь, через мякоть предплечья, и кости не задела. Пальцы он сжимал и разводил исправно, укол иглой чуял и мизинцем, и большим, а жила на запястье билась ровно. Рану я промыл известковой водой, наложил пакет и подвесил руку на косынку. Прапорщик всё это вытерпел молча и только раз скрипнул зубами.

    Поить Сергея дальше я поручил ему же. По глотку всякий раз, как тот откроет глаза, а ежели станет рвать, повернуть на бок. Сам я ушёл к подводам, где меня ждали уже человек сорок.

    К полуночи, когда я вернулся, Сергей сидел на подводе, закутанный в мою шинель, а Дубасов спал, привалившись к колесу. Я отдал Сергею письмо барона. Читал он долго, у костра, шевеля разбитыми губами, потом поднял на меня глаза.

    — Отец пишет, ты к Насте посватался.

    — Сватался. Пётр Кузьмич согласен, коли отец мой благословит.

    — Так ты мне теперь зять, выходит? — Он слабо засмеялся и тут же закашлялся. — Ну, держись, Михайло. А венчаться когда?

    — После Успенского поста. Пётр Кузьмич велел к осени дом отделать.

    — Отпрошусь, — сказал Сергей. — Хоть с войны, а на свадьбу отпрошусь.

    — Отец держится, — сказал я, предупреждая его вопрос. — Выслушал твоё письмо про кашу и сказал, что, стало быть, дело близко.

    — Раскусил-таки батюшка, — хмыкнул Сергей.

    Потом он попытался слезть с подводы, сказав, что ему надобно в роту, и ноги его не удержали. Я поймал его под мышки и уложил обратно.

    — Рота твоя проживёт и так, — сказал я. — А ты лежишь и пьёшь, покуда я не позволю встать. Это я тебе как лекарь говорю. Как зять я бы тебя ещё и к подводе привязал.

    * * *

    За ночь на нашем берегу встали три лазарета. По государеву слову лазарет полагался всякой дивизии, какая была в огне, только людей у меня хватило на три, и подводы я делил между ними по дивизиям. Первым правил Никитин, вторым Юлиус, третьим рябой фельдшер, который разбирал раненых вернее иного лекаря. В каждом у входа стоял свой разбор, за ним перевязочная под навесом из жердей и рогож, а дальше котлы, ровно так, как я расписывал в дороге для Виллие.

    Разбирали мы по-нашему, на три части. В первую голову брали тех, кто к вечеру умер бы, не дождавшись помощи, и кого эта помощь могла вытащить. Кто мог дотерпеть до завтра, тех клали в сторону и поили. А тем, кому помочь было уже нельзя, давали покой и питьё, а от боли опий. Меловой крест на рукаве значил первую очередь, черта значила ждать.

    Утром в лазаретах объявились трое с кровавым поносом. Заразу они принесли с собой, и мне оставалось узнать, чем её тут разнесут.

    Я пошёл вдоль берега и скоро это увидел. Солдаты, пришедшие с подводами, рыли ямы для нужды у самой воды, а ниже по течению, шагах в ста, другие солдаты черпали из той же реки воду котелками, пили и варили на ней кашу. За неделю в таком лагере кровавый понос выкосил бы больше людей, чем французская картечь.

    Распорядился я быстро. Троих больных положить отдельно, с отдельной ямой, а кто за ними ходит, тому мыть руки известковой водой. Старые ямы засыпать и рыть новые подальше от берега, ниже лагеря по течению. Воду брать только выше, у самой рощи, и ставить там часового. Пить одну кипячёную, а ежели кипятить не на чем, сыпать в ведро крупицу белой соли, хлорной извести из моего бочонка, и давать постоять.

    Тут меня и нашёл штаб-лекарь Гюбнер.

    Был он сухой немец лет шестидесяти, ведал лекарской частью всего здешнего лагеря и при армии, как сам мне сообщил, служил сорок лет.

    — Господин Салтыков, — сказал он, глядя на моего часового у рощи, — солдат из реки сроду пил. При Суворове пил, при Румянцеве пил. Вы мне весь лагерь на два котелка посадите.

    — А вы мне его на кладбище положите, господин штаб-лекарь, — ответил я. — У меня с утра трое с кровавым поносом. Оставите ямы, где они были, и завтра будет десять, а к концу недели сотня.

    — Понос в лагере бывает всегда. От сырости и от гнилого воздуха.

    — От воды, — сказал я. — От той самой, что течёт мимо ваших ям прямо в солдатские котелки.

    Гюбнер поджал губы, и мне стало ясно, что спорить он будет до темноты, а у меня столько времени не было. Тогда я подозвал гвардейцев, которые пришли из роты проведать Сергея и принесли ему запасной мундир. Их я тут же приставил носить воду от рощи.

    — Скажите-ка господину штаб-лекарю, братцы, много ли у вас в роте маются животами?

    — Никак нет, ваше благородие, — ответил усатый унтер. — У нас их благородие Бутурлин с зимы в каждое ведро соль сыплет, крупицу. Сперва ругались, что вода аптекой пахнет. А нынче соседи к нам ходят просить. У них-то через одного.

    Мне вспомнилось, как осенью, за той же шахматной доской, Сергей морщился от аптечного вкуса и пророчил, что солдаты меня за него не полюбят. Готье тогда возразил, что полюбят к весне, когда сосчитают, кто дожил. Выходит, сосчитали.

    Штаб-лекарь поглядел на унтера, потом на меня и поджал губы.

    — Белая соль, — проговорил он наконец. — Покажите мне, сколько её на ведро.

    Показал я ему тут же, у бочонка, и до заката у нижних ям встал уже его часовой.

    К полудню раненые пошли через мост так густо, что Юлиус перестал записывать их по одному и стал записывать подводами, сколько людей на каждой. Пакеты таяли у меня на глазах, и к ночи из восьмисот оставалось сто двадцать.

    В самую толчею мне принесли солдата с разбитой челюстью. Его уложили на спину, и он захлёбывался собственной кровью и бил руками по земле. Я перевернул его на бок, лицом вниз, пальцем выгреб ему изо рта сгустки и осколки зубов, и кровь пошла наружу. Солдат закашлялся и задышал.

    — Глядите сюда все, — сказал я фельдшерам, собравшимся вокруг. — Кто лежит в беспамятстве и при нём никого нет, или у кого разбито лицо, того на спину не класть. Кровь и рвота зальют ему горло, и он захлебнётся у вас на глазах, покуда вы ищете лекаря. Только на бок. Всем ясно?

    — Ясно, ваше благородие, — отозвался рябой фельдшер, и по его голосу я понял, что к ночи это будут знать во всех трёх лазаретах.

    Поздно вечером, когда поток подвод наконец поредел, Юлиус подсел ко мне у костра. Руки он перед тем вымыл в известковой воде до локтей, как я его учил, и сидел молча, глядя в огонь.

    — Помните, Михайло Алексеевич, в Дерпте я вас спросил, что делать, ежели раненых привезут разом две сотни, а лекарей при них двое?

    — Помню.

    — Вот и привезли. — Он усмехнулся одними губами. — Тысячу.

    — И что ты делал?

    — То, что вы мне тогда сказали. — Юлиус достал из-за пазухи книжечку, ту самую, дерптскую, и раскрыл её на заломленной странице. — Разбирал на три части. И работал в первую голову с теми, кто нынче умрёт сам, а с моей помощью выживет.

    Страница, которую он мне показал, протёрлась на сгибе почти насквозь.

    * * *

    Виллие приехал шестого, к вечеру.

    Главная квартира перебралась к нам днём, и вслед за ней потянулись штабные фуры. Виллие слез с коня у первого моего лазарета, и я едва его узнал. Он посерел и оброс щетиной, мундир его до самых локтей был в чужой крови, а стоял он, держась за стремя, булто не спал третьи сутки.

    По лазарету он прошёл молча. Заглянул в перевязочную и в котлы, дошёл до моего часового у воды. У разбора постоял подольше, глядя, как Никитин делит подводы на три части и метит раненых мелом по рукаву.

    Потом вернулся ко мне.

    — Опоздали, Салтыков, — сказал он.

    — На двое суток, Яков Васильевич. Зато с пакетами.

    — Знаю. — Он кивнул на гору пустых обёрток у навеса. — Ваши пакеты я ещё с моста увидел, на подводах у въезда. По ним вас и нашёл. — Он оглянулся на лазарет. — Тихо у вас. У меня в главной квартире кричат громче.

    — А вы где были в тот день?

    — Под Фридландом, у третьей батареи. — Виллие провёл ладонью по небритой щеке. — Резал до темноты, покуда ядра не стали ложиться в мою фуру. Двести ваших пакетов, что пришли весной, кончились у меня к полудню. Выбыло у нас тысяч двадцать, Салтыков, а сколько из них утонуло на бродах, не скажет никто.

    Я подал ему папку. В ней лежала моя бумага о носильщиках при каждой роте и двадцать один лист представлений с отказами, а поверх них новая, о подвижном лазарете при дивизии, с числом людей и подвод. Её Никитин всю дорогу писал под мою диктовку.

    Виллие сел на опустевший тюк из-под пакетов, раскрыл папку на коленях и стал читать прямо тут, при свете моего костра. Читал он медленно и перевернул каждый лист.

    — Летучие лазареты, — сказал он, дочитав. — У французов такое давно завёл Ларрей, главный хирург их гвардии. Летучие фуры, которые забирают раненых с поля, покуда идёт бой. Слыхали про него?

    — Слыхал. У меня в Петербурге на этого Ларрея молится Штосс. Все его рапорты, какие удалось достать, прочёл по многу раз.

    — Ваш Штосс знает, на кого молиться. — Виллие закрыл папку. — Счёт ведёте?

    — Ведём. — Я окликнул Юлиуса, и тот принёс свою книгу. — С вечера четвёртого числа через три лазарета прошло тысяча двести сорок человек. Умерло тридцать девять, почти все из тех, кому помочь было уже нельзя.

    Я смотрел, как Виллие ведёт пальцем по графам сверху вниз. Ни слова он не сказал, пока не дошёл до последней строки.

    — А сколько умерло у меня, я не знаю, — проговорил он наконец. — Считать было некому. — Он вернул книгу Юлиусу. — Перепишите мне это набело к утру. Обе бумаги и ваш счёт я отдам государю сам. Из рук в руки.

    Потом он заговорил о другом деле, и голос у него переменился.

    — Завтра поутру последние полки переходят Неман. Мост за собой сожжём.

    — Знаю, — сказал я. — Иначе француз пойдёт следом.

    Виллие поглядел на меня внимательно, однако спрашивать, откуда я это знаю, не стал.

    — В Тильзите, в кирхе, у меня лежат сорок человек, которых везти нельзя, — продолжал он. — Пробитые животы, раздробленные бёдра. Их и сюда довезли от Фридланда на телегах, из двоих одного. Второй такой дороги они не выдержат. По обыкновению их оставят при лекаре на попечение неприятеля.

    — Я своих не оставлю, — сказал я.

    — Знаю. Под Пултуском вы мне это уже говорили, слово в слово.

    Говорил. Только сорок три лежачих тогда всё равно остались в костёле, потому что на моих подводах лежала своя сотня. Уезжая, я оглянулся на те двери и запомнил их.

    — И что же вы предлагаете? — спросил Виллие.

    — Нести их на руках. На носилках, по двое на каждые.

    — Сорок носилок. Восемьдесят человек, и это не считая смены. — Виллие поднялся с тюка. — Где вы их возьмёте за одну ночь?

    — Найду, — сказал я.

    — Тогда несите. До полудня. В полдень мост загорится, с вами на нём или нет.

    * * *

    Людей я нашёл там, где и рассчитывал.

    Сергей к тому вечеру отлежал у меня вторые сутки и уже ворчал, что его держат, как барышню. С подводы он поднялся сам, в мундире, который ему принесли из роты, бледный, но уже крепко стоявший на ногах. Выслушал меня, ничего не спросил и ушёл к своим. Через час он вернулся и привёл полроты гвардейцев, и с ними Дубасова с рукой на косынке, которому досталось командовать. Ротный отпустил их на весь день, услыхав, что просит Виллие.

    — Сорок человек, говоришь? — спросил Сергей. — Нас тут шестьдесят. Говори, что делать.

    Шестьдесят человек давали мне двадцать пар носильщиков и двадцать человек смены. За один раз мы уносили, стало быть, двадцать носилок, и ходить надо было дважды. Только мост был один, по нему с рассвета пойдёт арьергард, батальон за батальоном, с пушками и зарядными ящиками, и носилки пустят на настил разве что в промежутки. Всё это я прикинул той же ночью, когда гвардейцы улеглись спать, и выходило у меня впритык.

    Никитина я оставил держать все три лазарета, а с собой взял Юлиуса.

    На рассвете седьмого мы перешли мост на тильзитский берег, против потока. Кирха стояла в двух кварталах от реки, и её высокую башню я видел ещё из лагеря. Внутри у неё пахло кровью и воском от потушенных свечей. Раненые лежали на соломе между скамьями.

    При них был полковой лекарь, тот самый, что зимой сносил раненых в пултусский костёл. Нынче он собирался остаться с ними сам и сдаться французам. Увидав нас, он сел на ступеньку алтаря и закрыл лицо руками.

    — Под Пултуском я своих бросил, — сказал он глухо, не отнимая ладоней от лица. — Второй раз не смог.

    — Вставайте, — ответил я. — Мне нужны ваши руки.

    Носилки мы делали, как под Заборьем, из двух ружей и шубы. Её застёгивали на все пуговицы, рукава выворачивали внутрь и продевали в них ружья. Юлиус показывал гвардейцам, как класть раненого и как притягивать его к носилкам ремнями, а я с полковым лекарем обходил всех сорок и решал, кого нести в первой партии.

    Пробитые животы я отправил первыми. Такому раненому всякая встряска могла сорвать то, что за пять дней в нём едва склеилось, и нести его надо было, покуда носильщики свежие. Пить им я не давал, только мочили губы мокрой тряпицей.

    Раздробленные бёдра лекарь уложил в шины из досок, которые гвардейцы отодрали от скамей, а я прибинтовал их от подмышки до пятки. Под таких раненых вдоль ружей клали ещё по две доски, чтобы шинель не провисала и нога не болталась, и эти пошли второй партией.

    Перед выходом каждой партии Юлиус обходил её с бутылью опийной настойки и капал каждому по двадцать капель, самым слабым по десять, а раненым в живот прямо на язык, не запивая.

    — Слушать меня! — сказал я гвардейцам, когда первые носилки подняли. — Идти не в ногу. Шагнёте в ногу, носилки начнут качаться, и раненого вытрясет до смерти. Передний с левой, задний с правой. Через каждые двести шагов смена, меняться на ходу, носилок наземь не ставить. А кто оступился, тот кричит сразу, чтобы смена успела подхватить.

    Гвардейцы засмеялись, но шли не в ногу.

    Первую партию мы переносили почти три часа. Половину этого времени носилки простояли у въезда на мост, дожидаясь, покуда пройдёт очередной батальон или батарея, а на нашем конце моста с самого утра стояли понтонёры с вязанками соломы и бочками смолы и поглядывали на солнце. Сергей шёл в смене, как простой рядовой. Всякий раз, когда я отбирал у него носилки, через сотню шагов он снова оказывался у ручек.

    Назад, к кирхе, мои гвардейцы шли против потока и жались к самому краю настила, когда мимо грохотали лафеты.

    К одиннадцатому часу, когда вторая партия выходила из кирхи, я увидел с паперти, в просвет улицы, французские разъезды на южной окраине Тильзита. Конные держались вдалеке, за огородами, в город не входили, но и не уходили, и чем ближе к полудню, тем больше их становилось.

    На середине моста один из гвардейцев второй партии оступился на мокром настиле. Он крикнул, как я велел, и смена подхватила носилки раньше, чем они коснулись досок. Раненый на них, гренадер с раздробленным бедром, даже не проснулся, и шины на нём не сдвинулись.

    Последние носилки сошли с моста за четверть часа до полудня. На них лежал молоденький егерь, а несли его Сергей с усатым унтером из своей роты. Едва они ступили на наш берег, понтонный офицер махнул рукой. Солдаты вылили смолу на солому, разложенную вдоль настила, и сунули в неё факелы.

    Мост занялся сразу, с нашего конца, и огонь побежал по соломе к середине реки.

    Успели!

    Виллие ждал у навесов и смотрел, как носилки одни за другими уходят под рогожи.

    — Сорок, — сказал он.

    — Сорок, Яков Васильевич. Живы все.

    — Вот она, ваша бумага о носильщиках, — проговорил Виллие и кивнул на гвардейцев, которые, сбросив носилки, валились на траву. — Ходит на ногах. Это я государю тоже расскажу.

    К двум часам в Тильзите уже стояла французская конница, и над водой было слышно, как перекликаются их трубы. Полковой лекарь, которого мы увели вместе с ранеными, постоял, глядя на дым над мостом, потом подошёл и молча пожал мне руку.

    Сергей уходил к полку вечером. Полк его стоял в трёх верстах выше по реке, и полуроту ждали там к ночи. Шинель он вернул мне аккуратно сложенной.

    — Отцу напиши, что я цел, — сказал он. — И матушке. И что каша была хорошая.

    — Напишу, — ответил я. — Про кашу особенно.

    — А в роте я скажу, что лекарь наш мне теперь зять, — добавил Сергей уже на ходу. — Пускай берегут.

    Письмо барону я написал в ту же ночь. Про брод и про подводу я рассказал ему одному, на отдельном листе, а для Дарьи Гавриловны вышло четыре строки. Сергей жив и цел, кланяется матушке и велел передать, что каша у них была хорошая.

    * * *

    Перемирие подписали девятого.

    Говорили о нём уже восьмого, с утра. По реке то и дело ходили лодки под белым флагом, туда возили наших офицеров с бумагами, обратно французских. Солдаты с обоих берегов перекликались над водой, сперва бранью, потом уже смехом, а после обеда у меня в лазарете ходила по рукам французская трубка, которую кто-то из наших выменял на табак у гребцов с их лодки.

    Восьмого же я пошёл к Виллие и положил перед ним письмо к Ларрею. Готье написал его по-французски, а я в дороге переписал набело своей рукой, буква в букву, вместе с двенадцатью вопросами Штосса, которые Лука Осипович тоже переложил на французский.

    — Это к Ларрею, — сказал я. — К тому самому.

    Виллие поднял бровь.

    — К тому, кого боготворит ваш Штосс?

    — К нему. Вопросы писал Штосс, а письмо от меня, от русского лекаря, который читал его рапорты.

    Он повертел письмо в руках.

    — Хирург хирургу и в войну писать может, — сказал он наконец. — Передадут.

    Ларрея я знал задолго до того, как услыхал о нём от Штосса. Там, откуда я пришёл, его имя стояло в учебниках военно-полевой хирургии рядом с Пироговым, которому ещё только предстояло родиться. Разбор раненых по тяжести, который я ставил на этом берегу, тоже начинал он. Ровесник Штосса, Ларрей резал по сей день, а Штосс давно не мог удержать нитки в дрожащих пальцах. И этот человек, коли гвардия Бонапарта уже вошла в Тильзит, был теперь в версте от меня, за рекой.

    Весь следующий день я о письме не вспоминал. В трёх лазаретах лежало у меня около тысячи человек, и подвод, чтобы везти их дальше в тыл, не давали. Пакеты к тому дню кончились вовсе, на бинты резали рубахи, а Никитин ездил по деревням выменивать холст.

    Вечером девятого числа, когда о перемирии знал уже весь лагерь, с тильзитского берега отвалила лодка под белым флагом и пошла прямо к моим лазаретам. Гребли двое французских солдат, а на корме сидел человек в тёмном мундире, с кожаной сумкой на коленях. Такую сумку я узнал бы издали, в таких хирурги носят инструмент.

    Лодка ткнулась в берег. Человек вышел, спросил что-то у ближнего часового, и тот показал ему на меня.

    — Ляховский, хирург гвардии императора французов, — представился он по-русски, мягко, с тем выговором, какой я слышал прошлой осенью в Вильне. — Вы лекарь Салтыков?

    Я кивнул.

    — Мой начальник, главный хирург гвардии господин Ларрей, прочёл ваше письмо и ваши двенадцать вопросов, — сказал Ляховский. — Он ждёт вас на том берегу.

    Подумать только… Ещё день назад — наш враг. Но всё же.

    Историческая личность ждёт меня на том берегу.

    И отказать я не имею права.

    От авторов:

    Дорогие читатели, огромное спасибо Вам за поддержку и комментарии к первому тому. Теперь с чистой совестью закрываем. Если честно, мы даже не ожидали, что будет СТОЛЬКО отзывов. Мы даже в каком-то шоке. Спасибо! ВЫ — ЛУЧШИЕ!

  

  
    Глава 17

    Отказаться от встречи с Ларреем я мог, но не хотел. Да, этот человек по сути своей явлеятся одним из врагов Российской империи. Но так уж заведено, что лекари всегда могут найти общий язык друг с другом.

    И с этим человеком я искренне хотел бы пообщаться.

    Ляховскому я ответил, что буду у лодки на рассвете. Он кивнул и, уже садясь на корму, сказал, что наших раненых у Ларрея лежит человек двадцать, всё больше тех, кого французы подобрали после моста. Солдаты оттолкнулись вёслами, и лодка ушла к тильзитскому берегу.

    Переправиться на тот берег по одному его слову я не мог. Лекарь, который в перемирие тайком плавает к неприятелю, даёт повод назвать себя изменником, и подхватят этот повод охотно. Для такой переправы мне нужна была бумага, и дать её мог один Виллие.

    Застал я его в деревне на нашем берегу, в избе при главной квартире. Время шло к полуночи, а он сидел над бумагами в расстёгнутом мундире, и свеча перед ним оплыла до самого подсвечника.

    — Знаю, — сказал он, не дав мне начать. — Французская лодка у ваших лазаретов. Мне доложили через час.

    — Ларрей зовёт меня к себе, Яков Васильевич. Завтра.

    Перо он отложил и откинулся к стене.

    — И что вы ему ответили?

    — Что буду на рассвете. Только прежде мне нужно ваше дозволение.

    — Стало быть, дозволение. — Виллие потёр глаза. — А вы понимаете, что о вас скажут?

    — Что лекарь Салтыков бегает к французам. Потому я и пришёл сперва к вам.

    Он побарабанил пальцами по столу.

    — Письмо ваше, выходит, дошло.

    — Как видите. Ответом на него и была лодка.

    — Ларрея у них носят на руках, — проговорил Виллие наконец. — После Эйлау, говорят, Бонапарт отдал ему свою шпагу. Такой человек не зовёт к себе русского лекаря ради одной учтивости. Ему от вас что-то нужно, Салтыков.

    — Мне от него тоже. Его летучие фуры и ответы для моего доброго друга Штосса. А главное, наши раненые. Ляховский говорит, их у Ларрея человек двадцать.

    Последнее Виллие понравилось. Он придвинул к себе чистый лист, писал недолго и подал мне бумагу, ещё не просохшую. Лекарю Салтыкову надлежало отправиться в Тильзит для осмотра наших раненых, оставшихся у неприятеля, и для знакомства с главным хирургом французской гвардии об их содержании до размена. Внизу стояла подпись Виллие, полная, со всеми званиями.

    — Это на случай, ежели спросят, — пояснил он. — А спросят непременно, и не одни французы. При штабе найдутся люди, которые доложат наверх, что мой лекарь ездил к хирургам Бонапарта. Мне надо, чтобы ответить им было чем. Теперь слушайте. Глядите, как у него всё устроено, и запоминайте. Берите больше, чем отдаёте. И о сонном эфире ни слова. Мы с вами об этом условились.

    — Эфир я оставлю здесь. Склянку отдам Никитину.

    — И к закату чтобы были на этом берегу. Перемирие перемирием, а ночевать у неприятеля вам незачем.

    Никитина я отвёл от костров шагов на тридцать и только там отдал ему склянку.

    — В холод её и от огня подальше, — велел я. — Пары, сам знаешь, вспыхивают от свечи через пол-аршина.

    Её он унёс в погреб пустого хутора у моста, где мы держали известь, а три лазарета принял, не переспросив ни одного моего распоряжения.

    — А коли вас там задержат, Михайло Алексеевич? — спросил он только.

    — Тогда Яков Васильевич потребует меня назад по перемирию. Бумага у меня с его подписью.

    Из сорока человек, которых мы унесли из кирхи, пока были живы все. Завтра мне предстояло увидеть наших, оставшихся у Ларрея.

    * * *

    На рассвете лодка уже ждала меня у берега. Гребли те же двое французов, Ляховский сидел на корме, и белый флаг на шесте обвис от утренней сырости.

    Ящик с инструментом я взял с собой. Трепан, сделанный Шамшевым по моему чертежу, лежал в нём в своём гнезде, рядом с ножами и шёлком.

    Отошли мы от берега молча. Ляховский смотрел на воду и начинать со мной разговор явно не собирался.

    — Вы из Вильны? — спросил я.

    — Из-под Вильны. — Он не повернул головы. — Учился там, потом в Париже.

    — А на французскую службу как попали?

    — В девяносто седьмом ушёл в легионы, в Италию. Там и попал к Ларрею. Нынче я при нём в гвардии.

    В девяносто седьмом Вильна уже два года была русской. Готье говорил мне прошлой осенью за шахматами, что поляки идут к Бонапарту полками, за обещание отчизны. Этот пошёл одним из первых.

    Обещание Бонапарт сдержит наполовину, это я знал. Через несколько недель он выкроит полякам из прусских земель герцогство и назовёт его Варшавским, а Вильны в нём не будет. Говорить об этом Ляховскому я, понятно, не стал.

    Он заговорил сам, на середине реки.

    — Фамилию вашу я знал и прежде, пан лекарь.

    — Откуда же?

    — Из Пултуска. — Теперь он повернулся ко мне. — В декабре ваши ушли, а в костёле остались лежачие. Сорок три человека при двух служителях, с водой и с бумагой к неприятелю. Принимать их послали меня, потому что я говорю по-русски. В бумаге ваш полковой лекарь записал, что семнадцать ходячих забрал с собой лекарь Салтыков. Когда Ларрей показал мне ваше письмо, я эту фамилию узнал.

    Пальцы мои сами вцепились в край банки, на которой я сидел. Те двери я помнил. Уезжая из Пултуска, я оглянулся на них в последний раз, и за ними остались сорок три человека.

    — Сколько из них дожило? — спросил я.

    Ляховский ответил сразу.

    — До весны двадцать шесть. Весной их увезли во Францию вместе с пленными.

    Двадцать шесть из сорока трёх. Этого счёта я ждал с декабря и не знал, у кого его спросить.

    — Отчего вас это так занимает? — Ляховский прищурился. — Это были не ваши раненые.

    — Мои, — ответил я. — Я их считал.

    Ляховский усмехнулся одним углом рта.

    — Своих вы, русские, уносите не всех, это я в Пултуске видел. Зато чужое уносить умеете. Вильну, к примеру.

    Гребцы по-русски не понимали и гребли дальше. Спорить с ним о Вильне посреди Немана мне было не с руки, да и не о чем. Отдавать её назад не мне.

    — Я лекарь, пан Ляховский, — ответил я. — Моё дело раненые.

    Он поглядел на меня внимательно и до самого берега больше не сказал ни слова.

    Ниже по течению, на отмели у тильзитского берега, я разглядел обгорелые плашкоуты, то, что осталось от нашего моста. Вода качала чёрные доски, и на одной из них висел обрывок верёвки, какой понтонёры вязали солому.

    Едва ступив на берег, я дописал в книжку пултусский счёт до конца.

    * * *

    Тильзит за трое суток стал французским, и я узнавал его с трудом. По главной улице ходили гренадеры в высоких медвежьих шапках, а на дверях лавок белели листы с французскими словами. На мой русский мундир оглядывались. Один офицер остановил Ляховского и вполголоса спросил на французском, кого он ведёт.

    — Русский хирург к господину Ларрею, — ответил Ляховский.

    Офицер коротко поклонился мне и отошёл.

    Привёл меня Ляховский к той самой кирхе. Дверь, через которую мы выносили носилки, стояла настежь, и внутри опять лежали раненые, только теперь это были французы. Солому им постелили свежую. Лежали они по тяжести ран, тяжёлые ближе к алтарю, лёгкие у дверей, и капитан с простреленной рукой ждал у входа своей очереди наравне с солдатами.

    Разбор был тот же, что у меня, только мелом здесь никто не метил.

    Ларрей писал у окна, за столом, заваленным бумагами. Увидев нас, он поднялся и пошёл мне навстречу так быстро, что фалды мундира разлетелись у него за спиной.

    Было ему лет сорок, примерно столько же, сколько Штоссу. Тёмные волосы он носил длиннее, чем обычно в гвардии, и они вились у самого воротника. Лицо было обветренное, взгляд быстрый. На боку висела шпага, слишком богатая для хирурга, должно быть, та самая, про которую мне рассказывал Виллие.

    Человек, чьи рапорты Штосс знал почти наизусть, стоял передо мной и протягивал мне руку.

    Заговорил он по-французски, быстро, и я отвечал ему на том же языке.

    — Так это вы унесли отсюда всех? — Ларрей обвёл рукой кирху. — Мне рассказал здешний пастор. Русские, говорит, вынесли сорок человек на руках, за час до того, как в город вошла наша конница. Я не поверил.

    — Сорок, — подтвердил я. — Последних мы сняли с моста перед самым полуднем.

    — Носилки из чего?

    — Из двух ружей и шинели. Её застёгивают, рукава выворачивают внутрь и продевают в них ружья.

    — Мои солдаты таскают раненых на ружьях с самой Италии, — усмехнулся Ларрей. — Только делают это, когда я не вижу, и всякий раз по-своему. А у вас, я слышал, это порядок. По шагам и по счёту. — Он взял со стола обрывок вощёной бумаги, надорванный по нитке, и протянул мне. — Это ваше?

    Такую бумагу мои ученики зашивали ночами за Рогаткой, и узнал я её сразу.

    — Наше. Перевязочный пакет.

    — Я снимал их с ваших раненых под Фридландом. — Ларрей повертел обрывок в пальцах. — Внутри холст и корпия, и всё чистое, ни одна рука до них не касалась. Как вы этого добиваетесь?

    — Вывариваем и зашиваем наглухо. Солдат носит пакет в ранце, а вскрывает его тот, кто перевязывает.

    Как устроен пакет, Ларрей видел сам, и прятать это было поздно. О том, сколько их нужно армии и где их шьют, я промолчал.

    Ларрей засмеялся и покачал головой.

    — Вы понимаете, что сделали, мсье Салтыков? Вы положили лазарет солдату в ранец. — Он бросил обрывок на стол. — А счёт вы ведёте?

    — Ведём. Сколько прошло, сколько умерло и от чего.

    — Кто считает?

    — Студент из Дерпта, Юлиус. Потому я вам и написал. Вы своих раненых тоже считаете.

    Улыбаться он перестал, кивнул и достал из-за обшлага сложенный лист. Я узнал свой собственный почерк. Это были вопросы Штосса, которые я переписал в дороге.

    — Ваш Штосс спрашивает то, что спросил бы я сам. Кто он?

    — Хирург, ваш ровесник. В девяносто девятом, в Альпах, он отморозил руки и с тех пор оперировать не может. Пальцы перестали чуять нитку.

    Француз помрачнел.

    — Под Эйлау у меня таких были сотни, — проговорил он тихо. — Я отвечу ему сам, письменно, на каждый вопрос. Первый можно и сейчас. Про ампутации в первые сутки.

    — Слушаю.

    — Всё, что я отнял в первые сутки, по большей части живёт. Что отнято на третий, на пятый день, умирает. Раздробила пуля кость, режь сразу, покуда не пошло воспаление.

    — Не всякую кость, господин Ларрей.

    Он вскинул на меня глаза.

    — Всякую, где она раздроблена.

    — У моего брата зимой было раздроблено бедро. Ногу я ему не отнял.

    — И он жив?

    — Ходит с палкой. Нынешней весной уехал в Москву своими ногами.

    Ларрей молчал, ожидая продолжения, и я рассказал ему, как было. Рану я вычистил, промыл известковой водой и положил ногу в гипсовый жёлоб, оставив над раной окно, чтобы видеть её каждый день. Под Пултуском из трёхсот девяти раненых я отнял девять рук и ног, и только там, где отнять был обязан. Умерло у меня восемнадцать.

    — Девять из трёхсот, — повторил он. — В гипс? В штукатурку?

    — В неё самую.

    — Вы мне покажете этот ваш жёлоб.

    — Покажу, — ответил я. — Когда вы покажете мне ваши летучие фуры.

    Он прищурился и вдруг рассмеялся, а Ляховский за моей спиной хмыкнул.

    Всерьёз препираться с Ларреем я не собирался. Для своего века он был прав. Когда руки грязные и извести нет, раздробленная кость на третий день начинает гнить, и тогда спасать уже поздно. Мой жёлоб держался на известковой воде и на том, что рану Павла я сам смотрел каждый день, всю дорогу до Петербурга.

    Фуры стояли во дворе пастората, за кирхой. Их было шесть, лёгких, на двух высоких колёсах, с кузовом под выгнутой крышей, и одна большая, на четырёх. Молодой хирург с перевязанной ладонью, который пошёл за нами, нагнал Ларрея у ворот.

    — Господин главный хирург, это же русский, — шепнул он.

    — Он хирург, — отрезал Ларрей. — Открой ему заднюю дверь.

    Я забрался внутрь. Пол в кузове был сделан из рамы с тюфяком и выдвигался наружу на валиках, так что раненого клали на него прямо у земли и задвигали обратно вместе с тюфяком, не перекладывая. По бокам светились два оконца, спереди и сзади были дверцы. Я надавил на пол коленом, потом всем весом, и кузов мягко качнулся на рессорах.

    Наши фуры возят раненых на голых досках и вытрясают из них душу на первой же версте. Такую фуру мне сделает любой каретник на Литейной, были бы чертёж и деньги. Чертёж я снимал глазами тут же, мерил шагами кузов и считал спицы в колесе, а Ларрей стоял рядом и не мешал.

    — Раненый у меня через час после пули уже лежит под ножом, — похвалился он, когда я спрыгнул на землю. — Через час, мсье Салтыков.

    У нас под Фридландом раненые ждали подвод до темноты, а иные и до утра. Эти фуры стоили куда больше моего жёлоба, и сделка вышла в нашу пользу, как и велел Виллие.

    * * *

    Наших в кирхе лежало двадцать три человека, у боковой стены, под хорами, на той же соломе, что и французы. Я обошёл всех и записал каждого, с полком и раной, для размена. Перевязаны они были не хуже французов. У двоих на руках я узнал свои собственные пакеты, надорванные по нитке.

    — Домой-то нас отпустят, ваше благородие? — спросил меня рыжий драгун с перевязанной ногой.

    — Отпустят. Я вас всех переписал, и бумагу отдам Виллие.

    Драгун перекрестился и кивнул на соседа у стены.

    — А этого вот гляньте. Демьяном звать, Котов, из егерей. Его гусар у огородов достал, когда мы последними отходили. Вчера бить начало.

    Пока я снимал с Демьяна повязку, его правая рука дёрнулась раз, другой, потом задрожала вся, от пальцев к плечу. Следом перекосило правую половину лица, и через несколько вдохов его било уже целиком. Я повернул его на бок, придержал голову и считал вслух. Припадок отпустил его, когда я досчитал до сорока двух.

    Рана была на левой стороне головы, выше уха на ладонь, длиной в два пальца. Края её припухли и покраснели, из глубины тянуло сукровицей. Я повёл по ней пальцем и нащупал под кожей ступеньку. Кусок кости размером с пятак ушёл внутрь и одним краем сидел на ноготь глубже соседней кости.

    Зрачки у Демьяна были ровные и на свет отвечали оба. Пульс у него был частый, дыхание спокойное. Между припадками он приходил в себя, хоть и вяло, и на оклик открывал глаза. Шамшев зимой лежал совсем иначе. Большой крови под костью, по всем приметам, не набралось. Давила сама кость.

    На сгибе левой руки я заметил свежий надрез от ланцета.

    — Кровь ему пускали? — спросил я служителя.

    — Дважды, мсье.

    — Больше не пускать.

    Ларрей следил из-за моего плеча, как я ощупываю рану.

    — Что вы думаете? — спросил он.

    — Кость вдавлена и давит на мозг слева. Левая половина головы правит правой стороной тела, оттого его и бьёт с правой руки. Покуда кость давит, припадки будут чаще и злее. А грязный обломок третий день лежит в открытой ране, и скоро под ним пойдёт гной. Тогда его уже не вытащить.

    — Мы трепанируем редко. Из десятка выживают двое, и то не всякий раз.

    — Если его не трепанировать, он почти наверняка умрёт.

    Понимал я и другое. Умри Демьян у меня под руками здесь, во французской кирхе, у нас скажут, что русский лекарь поехал к неприятелю резать своих. А французы скажут, что русские режут головы, как мясники. Только этот расчёт ничего не менял. Оставь я Демьяна как есть, он умрёт и так, а под ножом у него оставался шанс.

    — Вы хотите оперировать здесь? Сейчас? — спросил Ларрей.

    — Здесь и сейчас. Он наш. Своих я не оставляю.

    Ларрей перевёл взгляд с Демьяна на меня и снял мундир.

    — Тогда я вам ассистирую.

    Когда французские служители понесли к Демьяну таз и ведро, наши под хорами зашевелились у меня за спиной.

    — Ваше благородие, никак резать его собрались? — приподнялся на локте рыжий драгун.

    — Резать буду я, — ответил я. — А французы подержат.

    Труднее всего было с болью. Эфир остался на нашем берегу, у Никитина, вместе с единственным человеком, который умеет считать при нём дыхание. Опий в такой голове прячет от лекаря всё, что ему надо видеть, и вдобавок давит дыхание. Я сказал это Ларрею вслух и добавил, что выручил бы холод.

    — Лёд! — подхватил Ларрей. — Под Эйлау на морозе мои раненые почти не чуяли ножа, и кровь шла скупее. Здешний пивовар держит лёд в леднике.

    Пока несли лёд, служитель выбрил Демьяну голову вокруг раны, а я велел вскипятить воды с солью и остудить её до тёплого. Кожу вокруг раны я протёр известью из фляги. Лёд Ларрей наколол сам, завернул в проваренный холст и обложил им рану по краям на четверть часа. Холод глушит в коже нервы и сжимает сосуды, это в моём веке знал всякий студент. Ларрей дошёл до этого сам, на снегу под Эйлау.

    Руки мы вымыли уже после льда, известковой водой из моей фляги, по локоть, со щёткой. Ларрей смотрел, как мою я, и, ничего не спросив, вымыл свои так же. Инструмент я протёр спиртом, и его подъёмник тоже.

    Голову Демьяну держал Ляховский, а руки и ноги мне держали двое французских служителей. Демьян после припадка лежал оглушённый, но мне надо было, чтобы он меня услышал.

    — Потерпи, братец, — проговорил я ему на ухо по-русски. — Будет больно, потом полегчает.

    — Начинаю, — предупредил я Ларрея по-французски.

    Края раны я продлил вверх и вниз и откинул кожу двумя лоскутами. Демьян застонал и рванулся, служители налегли на него. Голова кровила, хотя лёд и сделал своё, и Ларрей пальцами придавливал края, покуда я перехватывал шёлком сосуды покрупнее. Под кожей открылась кость. Пятак сидел внутри, одним краем вдавленный, а другим ещё державшийся за соседнюю кость, и из-под вдавленного края сочилась тёмная кровь.

    Трепан я поставил вплотную к краю вдавления, на целую кость. Едва коронка взяла кость, центральное сверлице я вывинтил и повёл коловорот дальше, в четверть оборота, слушая, как скрипит под зубьями. Ларрей наклонился так низко, что я чувствовал его дыхание у себя на щеке. Демьян затих, кость боли не чует.

    Когда скрип сделался глуше, я перестал давить вовсе и довёл последние обороты почти на весу. Круг кости вышел.

    — Подъёмник, — попросил я.

    Ларрей вложил мне в ладонь свой, с костяной ручкой. Я завёл его через окошко под вдавленный край и потянул вверх, медленно, по волосу. Кость скрипнула, подалась и вышла целиком. Под нею торчал осколок, тонкий и острый, длиной с ноготь, и остриём он упирался в оболочку мозга, однако насквозь её не прошёл. Я вынул его пинцетом. Следом вышел сгусток, небольшой и чёрный, а под ним открылась целая оболочка, и она ходила в такт пульсу.

    Вдавленный кусок я решил обратно не ставить. Три дня он пролежал в грязной ране и загноился бы наверняка. Голова у Демьяна зарастёт рубцом, а шапку он будет носить и так. Открытое место я промыл тёплой солёной водой, кожу свёл редкими швами и в нижний угол вложил полоску холста, чтобы было куда выходить сукровице.

    Последний шов я завязал часа в три пополудни.

    Правая рука Демьяна больше не дёргалась. Я ждал припадка, держа пальцы на его запястье, и Ларрей ждал рядом. Припадка не было ни через четверть часа, ни через час.

    Потом Демьян открыл глаза и повёл ими по сводам кирхи, не понимая, где он.

    — Где я? — спросил он хрипло, по-русски.

    — У французов, братец. В плену. — Я наклонился к нему. — Сожми мне руку. Правой.

    Он сжал. Слабо, но сжал.

    Ларрей выпрямился и долго смотрел то на Демьяна, то на мои руки.

    — Где вас этому учили, мсье Салтыков?

    — Головы моё ремесло, — ответил я. — Зимой в Петербурге я вскрыл череп мастеру, который расшиб голову о накат. Нынче он опять работает.

    — Об этом надо писать.

    — Напишу, когда вернусь домой.

    Ляховский мыл руки в тазу рядом со мной и тёр их дольше, чем было нужно.

    — В Пултуске я думал, что русские лекари своих бросают, — сказал он, не глядя на меня. — Теперь буду знать, что не все.

    Я кивнул ему и взялся за полотенце.

    Перед уходом я растолковал Ларрею, что делать с Демьяном. Кровь ему не пускать вовсе. Лежать высоко, голову держать в холоде, повязку смотреть утром и вечером, а холст из раны вынуть на второй день. Ежели пойдёт жар или начнётся припадок, повернуть на бок, не держать силой и прислать за мной.

    — Смотреть его я буду сам, — пообещал Ларрей. — А ответ Штоссу пришлю вам с Ляховским.

    * * *

    На наш берег я вернулся, когда солнце уже касалось воды. Никитин ждал у лодок и, увидев меня, перекрестился.

    — Голову, значит, вскрыли? У французов? — спросил он, когда я рассказал.

    — Вскрыл. Нашему егерю.

    — А Ларрей что?

    — Придавливал края и подавал мне подъёмник.

    Никитин помолчал, переваривая это, и вдруг расплылся в улыбке так широко, что я тоже рассмеялся.

    Пултусского полкового лекаря я разыскал в третьем лазарете. Он сидел на ящике у котла и чистил ножи.

    — Двадцать шесть из ваших сорока трёх дожили до весны, — сказал я. — Их приняли французы и увезли во Францию.

    Он отложил нож, перекрестился и уставился на огонь под котлом.

    Утром одиннадцатого меня перехватил у лазарета штаб-лекарь Гюбнер, тот самый, что спорил со мной о речной воде. Про мою поездку он узнал раньше, чем я успел кому-нибудь рассказать.

    — В главной квартире уже говорят, господин Салтыков, что вы ездите к французам обедать, — сообщил он, поджав губы.

    — Обедать мне там было некогда, господин штаб-лекарь. Я резал голову нашему егерю.

    — Нашего егеря вы получили бы и так, по размену.

    — Демьяна Котова по размену вы получили бы только в гробу, — возразил я. — А так получите живым.

    Гюбнер помолчал, хотел что-то ответить и не ответил. У нижних ям, я заметил, по-прежнему стоял его часовой.

    Потом я был у Виллие, и он читал мои листы молча, покуда не дочитал. На первом я записал, что у французов устроено лучше нашего. Фуры на рессорах, с выдвижным полом, куда раненого кладут, не перекладывая. Хирурги при фурах верхом, у самой линии огня. Лёд от боли. И раненые в лазарете лежат по тяжести ран, чина там не спрашивают.

    Второй лист был о том, чего у Ларрея нет вовсе. Пакетов у них нет совсем, и носильщиков из рот тоже. Руки известью у них моет один Ларрей, и тот со вчерашнего дня.

    На последнем я выписал двадцать три наших пленных, с полками и ранами, и в самом низу Демьяна Котова.

    — Эфир? — спросил Виллие, не поднимая глаз.

    — Остался у Никитина, Яков Васильевич.

    — А известь, выходит, отдали.

    — Он смотрел, как я мою руки перед раной. Спрятать это можно было, только не вымыв рук.

    Виллие хмыкнул и постучал пальцем по первому листу.

    — Фуры на рессорах. Казна скажет, что дорого.

    — Пусть казна сосчитает, во что ей обходится раненый, которого вытрясли насмерть на первой версте.

    Он убрал все три листа в свою папку, к бумаге о носильщиках.

    Вечером французская лодка привезла мне записку от Ляховского. Писал он по-русски, мелко и ровно. Демьян Котов съел полмиски каши, припадков с утра не было.

    Записку я спрятал за обшлаг, туда же, где лежал сложенный вчетверо Настин план дома.

    Перемирие шло третий день, и о мире говорили у каждого костра. До Казанской, к которой меня ждали в Москве ради Варенькиного суда, оставалось меньше месяца, а отсюда до Москвы на перекладных выходило больше недели. Я сидел над этими числами и впервые за эти дни позволил себе подумать о доме подолгу. О лестнице на Литейной, где на третьей ступени меня ждала Настя, и о пустой комнате на её плане, которую мы так и не решили, чем сделать.

    Двенадцатого, уже в сумерках, я увидел, как французы выводят на середину Немана плоты. Работали на них артиллеристы их гвардии, при фонарях, сноровисто и молча, и скоро над большим плотом начал подниматься остов шатра.

    Солдаты на обоих берегах побросали дела и глазели на реку. Возле моего лазарета наши гадали вслух. Одни говорили, что французы ставят на реке пушки, другие божились, что баню для своего императора.

    Что это за шатёр и для кого его ставят, я знал. Про это свидание в моём веке писали во всех учебниках.

    Знал я и другое. Через пять лет, день в день, Бонапарт переправится через эту же реку выше по течению, у Ковно, с армией в полмиллиона человек, и пойдёт на Москву.

    Поздно вечером к моему костру пришёл Сергей. Шёл он пешком, от своего полка, и сел на ящик напротив меня. Долго смотрел на реку, на фонари над плотами, потом повернулся ко мне и сказал:

    — Всё, Михайло. Война, считай, закончилась.

  

  
    Глава 18

    Радости в голосе Сергея я не услышал. Сказал он это глухо и тут же снова отвернулся к реке, а пальцы его крутили сорванную травинку, покуда не порвали её надвое.

    Он только что сказал, что войне конец. Но эмоции у него были иные.

    — Ты не рад? — спросил я.

    — Рад. — Сергей бросил обрывки в огонь. — Только у меня на том броду под Фридландом люди под воду уходили, Михайло. Дубасова я вытащил. А скольких не успел, до сих пор не досчитался. И завтра государь поплывёт к Бонапарту мириться.

    — Сколько, по-твоему, у государя осталось войска?

    — Тебе виднее. Ты раненых считал.

    — Оттого и знаю, что воевать государю нынче нечем. — Я подкинул в костёр сухую ветку. — Под Фридландом выбыло тысяч двадцать, а рекрута за лето не выучишь. Государь на этом плоту время покупает, Сергей.

    — Чем покупает? Нашими утопленниками?

    Спорить я не стал. Чем будет заплачено за этот мир, я знал лучше Сергея. Россия рассорится с Англией, и следом за английской торговлей поползёт вниз рубль. Зато к двенадцатому году армия успеет вырасти и встретит Бонапарта другой.

    — Завтра приду смотреть, — сказал Сергей, поднимаясь. — Хочу своими глазами видеть, как они обнимутся.

    * * *

    Тринадцатого с утра на наш берег потянулись люди, и к полудню весь откос у сгоревшего моста был ими усыпан. Офицеры из ближних полков расположились на траве прямо в мундирах, солдаты облепили возы и ивы над водой. Пропустить такое не мог и я, тем более что Настя наказала мне привезти ей рост Бонапарта в вершках.

    Сергей пришёл к лазаретам с полуротой, с теми самыми гвардейцами, что носили со мной раненых из кирхи. Дубасов шагал с рукой на косынке, а усатый унтер нёс за ним складной стул, раздобытый где-то для прапорщика.

    — Садитесь, ваше благородие, — сказал унтер, расставив стул на самом краю откоса. — Отсюда всё видать, как из ложи.

    — Из какой ещё ложи? — удивился Дубасов.

    — Из театральной. Я до службы за барином в театр шубу носил. В ложу не пускали, так я в щёлку глядел.

    Плоты, которые я видел накануне в фонарях, стояли на якорях посреди Немана, против самого Тильзита. На большом белел шатёр под полотном, на меньшем второй, для свит. Над входом большого шатра, на нашу сторону, вывели огромную букву А, а с французской стороны, говорили, стояла такая же N.

    На том берегу вдоль воды до самого города тянулись ряды французской гвардии, и на солнце вспыхивали штыки. Наш берег притих, и мне было слышно, как плещет у ног вода.

    Во втором часу ударили две пушки, от обоих берегов разом отвалили катера, и весь наш откос поднялся на ноги, а с ним и я.

    Французский катер шёл ходче, и Бонапарт у меня на глазах первым ступил на плот, прошёл его насквозь и подал руку государю, когда тот выходил из катера. Потом они обнялись, на виду у обеих армий.

    С того берега грянуло «Vive l’Empereur!», в тысячи глоток, и покатилось по воде к нам. Наш откос молчал. Возле меня кто-то из гвардейцев медленно стянул шапку, и унтер, перекрестившись, повернулся к Сергею.

    — Ваше благородие, как же оно так? — спросил он вполголоса. — Зимой батюшка в церкви читал, что Бонапарт враг веры, чуть не антихрист. А государь с ним обнимается.

    — Так затем и сошлись на воде, дядя, — откликнулся молодой гвардеец с воза. — Государь его сперва в Немане окрестит, уж после в шатёр пустит.

    По откосу прокатился хохот. Смеялись даже офицеры, и Дубасов у меня за плечом, не удержавшись, фыркнул в здоровый кулак.

    — Окрестит, — проговорил Сергей, единственный, кто не смеялся. — Наших он в Алле уже крестил. По грудь в воде, под картечью.

    Унтер виновато вздохнул и умолк.

    Синодское объявление с зимы читали по всем церквам. Бонапарт, по нему, отступил от Христа ещё в Египте и собрал у себя еврейский синедрион, а слово «антихрист» солдаты, кажется, вписали туда уже сами. О чём говорят в шатре императоры, знали только мои учебники. Государь, по ним, первым делом сказал, что ненавидит англичан не меньше, чем сам Бонапарт, и тот ответил, что в таком случае мир уже заключён.

    — Глядите-ка, — Дубасов кивнул вниз по течению. — Король прусский. Его, сказывают, и не позвали.

    Поодаль от всех, у корчмы, застыл в седле высокий худой всадник в русской шинели. Его страну делили в эту минуту за полотняной стенкой, куда его не пустили, и по его сгорбленной спине мне было ясно, что понимает это и он сам.

    Пробыли императоры в шатре вдвоём больше часа. Когда они вышли, фигурка в маленькой шляпе показалась мне ниже государя на полголовы. Только на полтораста шагов я не поручился бы и за аршин, и Настины вершки пришлось отложить.

    — Ну что, лекарь? — спросил Сергей, когда катера отвалили от плота. — Что скажешь?

    — Скажу, что завтра твою роту в огонь не погонят. И послезавтра тоже.

    — А через год?

    — Через год, даст бог, при твоей роте будут свои носильщики. Тогда и поглядим.

    Он хмыкнул и ушёл к своим, а под вечер к лазаретам опять пристала французская лодка. Ляховский, поляк из-под Вильны, что служил при Ларрее, подал мне записку и ждал, покуда я прочту.

    Ларрей писал, что конный егерь из императорского конвоя возвращался с берега, и на крутом откосе лошадь оступилась и легла на него. Голень раздроблена, кость вышла наружу, а к пиле егерь не даётся, вцепился в койку. В конце стояло «Вы обещали мне ваш жёлоб. Жду вас до полудня, в полдень буду резать, хочет он того или нет».

    — Что за егерь? — спросил я.

    — Батист, из конвоя. — Поляк пожал плечами. — Под Аустерлицем, говорят, рубился с вашей гвардией… — Он осёкся. — Словом, храбрый.

    Виллие я нашёл у коновязи главной квартиры, ещё в парадном мундире, в котором он встречал государя с плота.

    — Государь завтра переезжает в Тильзит, — сказал он, выслушав меня. — Город объявят ничьим и поделят надвое. Я буду при государе. Езжайте с рассветом, бумага ваша годится и на завтра, а вечером ждите меня у кирхи.

    — Благодарю, Яков Васильевич.

    — Погодите благодарить. — Виллие придержал меня за рукав. — Конвой Бонапарта, Салтыков. Помните, чей вы лекарь.

    Долг за летучие фуры пришёл ко мне сам, и платить его предстояло ногой человека, который рубился с нашей гвардией. Жёлоб я обещал Ларрею, и слово своё собирался сдержать.

    * * *

    На рассвете лодка Ляховского опять везла меня через Неман, с ящиком инструмента на коленях и с флягой извести. Гипса в моих лазаретах не было ни горсти, и брать его предстояло у тильзитских штукатуров.

    В кирхе меня ждали сразу два егеря, наш и французский. Демьян, которому я четыре дня назад вскрыл голову, сидел на соломе у стены и, увидев меня, попытался встать.

    — Сиди, братец, — велел я. — Погоди часок, я к тебе вернусь.

    — Да я что… Подожду! — Демьян расплылся в улыбке. — Мне теперь торопиться некуда.

    Ларрей встретил меня в боковом приделе, уже сняв мундир и засучив рукава. Егерь лежал на койке, серый от боли и опия, молодой, с чёрными бакенбардами, и обеими руками держался за её край. Русский мундир он увидел сразу и оскалился.

    — Ещё один с пилой?

    — Пила у господина Ларрея, — ответил я. — А я с другим. Покажи ногу.

    Голень была раздроблена на ладонь ниже колена. Из раны на передней стороне торчал острый конец кости, в краях чернела земля и клочья сукна. Первым делом я взялся за стопу, и стопа была тёплая. За внутренней косточкой под моими пальцами билась жила, полно и ровно, а ноготь большого пальца, когда я надавил на него, побелел и тут же налился розовым. Иглу егерь чуял и на пальцах, и на подошве, и шевелил ими, когда я велел.

    — Нога живая, — сказал я Ларрею. — Кровь в стопе ходит, нервы целы. Отнять её сейчас значит отнять живое.

    — Через три дня оно сгниёт. — Ларрей скрестил руки на груди. — В ране земля, мсье Салтыков. Я видел сотни таких ног.

    — Сгниёт, ежели землю в ране оставить. Я её вымою.

    — А кость?

    — Поставлю на место, держать её будет жёлоб. Над раной оставлю окно, чтобы смотреть её каждый день.

    — Доктор, — прохрипел Батист. — Вы русский, мне всё равно. Хоть турок. Только оставьте ногу. У меня в Руане невеста, за одноногого она не пойдёт.

    — У меня тоже невеста, — ответил я. — Ждёт в Петербурге. Так что за твою ногу я поспорю хоть с самим Ларреем. Терпи, Батист.

    Алебастр Ларрей велел тащить от штукатура, который со вчерашнего дня подновлял лепнину в доме, отведённом нашему государю. Выходило, что жёлоб французскому егерю я буду класть из потолка русского императора.

    Порошок отсырел и сбивался у меня под пальцами в комки. Такой гипс схватится через час, а то и вовсе не схватится, и я велел прокалить его на пасторской кухне, на малом огне, чтобы не пережечь. На чугунной сковороде он забурлил, хоть был сухим, и парил, покуда из него не вышла вода. Потом я протёр его через сито.

    Пока гипс остывал, Ларрей дал егерю ещё опия, а я вымыл руки известью по локоть. Ларрей мыл свои рядом со мной и щётку взял раньше меня.

    Рану я промыл известковой водой и выбрал из неё землю с клочьями сукна и мелкие осколки, а крупные, ещё связанные с надкостницей, оставил. Двое служителей тянули стопу на себя, и под их тягой я ставил кость, нащупывая отломки пальцами, покуда концы не сошлись. Батист выл сквозь зубы и держался за руку Ляховского так, что тот морщился.

    — Гляньте, — сказал я Ларрею. — Большой палец смотрит на коленную чашку, как на здоровой ноге. Значит, не перекрутили.

    Жёлоб, половину трубы, я клал по задней стороне ноги, поверх подкладки из корпии, от пальцев до середины бедра. Полосы холста, натёртые гипсом, я макал в таз и укладывал слоёв в восемь, разглаживая каждую ладонью. Рану я шить не стал, шов держит в ней гной, только вложил полоску холста для оттока и прикрыл всё проваренной корпией. Поверх жёлоба ногу прибинтовали простым бинтом, оставив над раной окно.

    — Сейчас станет горячо, — предупредил я Батиста. — Это гипс встаёт. Так и надо.

    Через четверть часа камень под моей ладонью сделался твёрдым и тёплым. Ларрей постучал по нему костяшкой пальца, потом ещё раз, сильнее, и поднял на меня глаза.

    — Четверть часа! — проговорил он. — Мои лубки сползают на первой же телеге, мсье Салтыков, а такую ногу хоть сейчас клади в фуру.

    — Пальцы смотрите утром и вечером. Побелеют или посинеют, режьте повязку хоть среди ночи. А пойдёт жар, ищите в окне гной.

    — А если найду?

    — Тогда отнимете. Только не сегодня.

    Батист, услыхав от меня «не сегодня», отвернулся к стене, и плечи его долго вздрагивали.

    Демьяна я смотрел уже после, под хорами. Холст из раны Ларрей вынул на второй день, как я наказывал, и края сошлись сухие и чистые. Ртуть в моём градуснике встала на тридцати семи, а правой рукой Демьян сжал мою так, что я поморщился.

    — Припадки были? — спросил я Ларрея по-французски.

    — Ни одного, мсье. Ест за двоих, а меня встречает одним русским словом, которое я уже выучил. До-мой.

    — Домой-то когда, ваше благородие? — Демьян, услыхав знакомое слово, ухватил меня за рукав.

    — Наших отдадут по размену, всех двадцать три человека, это уже сговорено. — Я присел возле него на корточки. — Ты поедешь последним, когда сможешь сидеть в телеге. Голове твоей тряска пока ни к чему.

    — Последним… — Демьян вздохнул и тут же просиял. — Ну хоть так. Попрошу писаря матери отписать, что мне голову открывали и закрывали обратно. Ни за что ведь не поверит!

    — Закрывали, братец, да только кожу, — ответил я. — Кость с пятак я тебе обратно не ставил, трое суток она пролежала в грязи, и под ней пошёл бы гной. Теперь там нарастёт рубец. Шапку носи с войлоком и этим местом ни обо что не бейся.

    Перед уходом Ларрей вынес мне из пастората толстый пакет, перевязанный бечёвкой.

    — Ответы вашему Штоссу, — сказал он. — На каждый вопрос, как обещал. И ещё, мсье. Император должен это видеть.

    — Что именно?

    — Ваш жёлоб на Батисте. И голову вашего Котова.

    — Не нужно, господин Ларрей. — Пакет для моего доброго друга Штосса я убрал в ящик с инструментом. — Я приехал к вам. К нему я не просился.

    — Батист из его конвоя. — Ларрей развёл руками. — Император спросит о нём сам, ещё до вечера. Обещать вам я ничего не стану.

    Спорить было не о чем. Бросать ногу из-за того, в чьём конвое служит её хозяин, я не собирался, и выходило, что к вечеру о русском жёлобе узнает сам Бонапарт.

    * * *

    В полдень, пока я переписывал для размена своих двадцать три человека, императоры опять съехались на плоту, теперь уже втроём, с прусским королём. А в шестом часу с французских батарей ударили пушки. Выстрелы я по привычке считал, и смолкли они на сотом.

    — Сто, — подтвердил подошедший Ларрей. — Ваш государь переезжает в город.

    Мы с его хирургами стояли у кирхи, на главной улице. От пристани до квартиры Бонапарта вдоль улицы выстроилась гвардия, гренадеры в медвежьих шапках, плечом к плечу, и молодой хирург с перевязанной ладонью, тот самый, что шептал Ларрею про русского, теперь сам протолкнул меня в первый ряд.

    Бонапарт встретил государя у самой пристани, едва тот вышел из лодки, и вверх по улице они поехали верхом, стремя в стремя, в десяти шагах от меня.

    Вблизи государя я видел впервые. Он был высок и светловолос, в тёмно-зелёном преображенском мундире и белых лосинах, с напудренной головой, и улыбался направо и налево, щурясь на гренадеров. Рядом с ним Бонапарт казался плотным и коренастым. Одет он был в зелёный мундир конного егеря, на голове сидела маленькая чёрная шляпа. Лицо его, бледное и желтоватое, оставалось неподвижным, и только глаза ходили по сторонам, быстро и цепко.

    За ними ехали великий князь Константин Павлович, курносый, в отца. Был он братом Александру Первому. Рядом также ехал Мюрат, которого я узнал по портретам своего века. Французский маршал. Перьев на его шляпе хватило бы на целый курятник.

    — Наш Мюрат, — хмыкнул Ларрей мне в ухо. — Одевается для дам, дерётся для нас.

    Ради Насти я разглядел Бонапарта как следует. С государем выходили всё те же полголовы, да и сам государь ростом был не обижен.

    — Господин Ларрей, — спросил я, — какого роста ваш император?

    Ларрей покосился на меня с подозрением.

    — Вы первый русский, который спрашивает меня об этом. Все прочие спрашивают, сколько у нас пушек.

    — Пушки ваши я сегодня слышал. А рост мне велела привезти невеста. В вершках.

    — Невеста! — Ларрей расхохотался так, что на нас оглянулись гренадеры. — Пять футов два дюйма, мсье. Так ей и напишите. Англичане рисуют его в своих листках карликом, а рядом с моими гренадерами любой покажется мальчишкой.

    Французский фут длиннее нашего, и в уме у меня вышло примерно два аршина и шесть вершков, рост для мужчины самый средний. Настя хотела знать наверное, и теперь ответ у меня был вернее любого петербургского слуха.

    Когда императоры скрылись в доме Бонапарта, свиты спешились у крыльца, и один из наших, полковник с флигель-адъютантским аксельбантом, увидел мой мундир среди французских хирургов и остановился.

    — Салтыков, если не ошибаюсь? — Он оглядел меня с головы до ног. — В главной квартире говорят, вы скоро смените мундир на французский. Я вижу, примерка уже идёт.

    Молодой хирург за моим плечом уловил тон и нахмурился.

    — В главной квартире многое говорят, господин полковник, — ответил я. — Нынче я внёс в списки на размен двадцать три наших пленных. Егерь Котов, которому я вскрыл голову в этой кирхе, ест кашу сам и просится домой. Что из этого успели сделать в главной квартире, пока говорили?

    Полковник дёрнул щекой и, так ничего и не ответив, зашагал от меня к крыльцу, звеня шпорами.

    Слух про французский мундир, как понял я, гулял по штабу не первый день, и до государя он мог дойти раньше донесения Виллие.

    * * *

    Солнце село ещё в девятом часу, а небо над Неманом так и осталось светлым. Я сидел на ступенях кирхи и ждал Виллие, когда из сумерек вынырнул Ларрей. Шляпу он нёс в руке и никак не мог отдышаться.

    — Император желает вас видеть, — выдохнул он. — Сейчас же.

    — Господин Ларрей, я ведь просил…

    — Я ничего вам не обещал, мсье. После обеда он послал за мной и спросил о Батисте сам. А потом и о вашем Котове.

    Государь с вечера оставался у Бонапарта, и отказать чужому императору на глазах у своего значило бы опозорить и государя, и Виллие. Мне оставалось держаться так, чтобы краснеть за меня потом не пришлось никому.

    В комнате горели свечи, хотя за раскрытым окном было ещё светло. Оба императора сидели в креслах у окна. Виллие стоял у стены с двумя нашими генералами, лицо у него было каменное, и только по тому, как он мял за спиной перчатки, я понял, что встреча эта ему нравится ещё меньше, чем мне.

    — Сир, русский хирург Салтыков, — начал Ларрей.

    Бонапарт поднялся раньше, чем он договорил.

    — Это вы положили моего Батиста в камень?

    — Я, ваше величество.

    — Он будет ходить?

    — Через неделю я скажу вам, останется ли у него нога. Ходить он будет к осени, ежели не пойдёт гной.

    — Ларрей отнял бы.

    — Отнял бы, сир, — подтвердил Ларрей.

    — А вы не отняли. Почему? — Бонапарт подошёл ко мне вплотную.

    Вблизи он показался мне ещё плотнее, чем на улице. Под белым жилетом уже наметился живот, руки были маленькие и пухлые, а на груди желтели крошки табаку. Говорил он быстро, с итальянским выговором, глотая концы слов, и светлые глаза его при этом не мигали.

    — Стопа у него тёплая, и пальцы чуют иглу. Покуда в ноге ходит кровь, отнимать её рано.

    — Где учились?

    — В Московском университете.

    — У кого?

    — В Москве учили профессора. Остальному меня научили больные.

    — Ха! — Бонапарт обернулся к государю. — Слышите, брат мой? Мои маршалы говорят то же самое про войну. — Он снова уставился на меня. — И голову вы вскрыли русскому солдату в моей кирхе. И пакеты в ранцах тоже ваши. Сколько стоит такой пакет?

    — Дешевле ноги, ваше величество.

    Бонапарт коротко рассмеялся. Государь всё это время слушал, чуть повернув голову правым ухом ко мне. На левое он, я помнил из книг, с юности был туговат, с гатчинских пушек.

    — Так вот вы какой, Салтыков, — проговорил государь по-русски, и голос у него оказался тихий и ласковый. — Ваш пакет я развязывал своими руками ещё в Бартенштейне. А на днях Яков Васильевич положил мне на стол вашу бумагу о носильщиках, и при ней листы представлений. Все с отказами. Сколько их было, помните?

    — Двадцать один, ваше императорское величество, — выговорил я.

    — И рассказал про мост. Как мои гвардейцы несли из здешней кирхи сорок раненых на ружьях, за час до французской конницы. — Государь помолчал, глядя на меня снизу вверх. — Двадцать второго отказа не будет. Носильщики при ротах будут, указ я подпишу, как только вернёмся.

    Горло у меня перехватило, и я поклонился, чтобы этого никто не увидел. Двадцать один лист я писал четыре вечера, по листу на человека, и на каждый мне отвечали, что действий против неприятеля мои носильщики не производили.

    — Что он говорит? — Бонапарт нахмурился, не понимая ни слова.

    — Что у меня в армии будут носильщики при ротах, брат мой, — ответил государь по-французски. — Его выдумка.

    — Носильщики! — Бонапарт полез в жилетный карман за табакеркой. — Мой Перси давно просит у меня носильщиков, и я отвечаю ему, что солдат нужен мне с ружьём. — Щепоть он взял не глядя, и половина просыпалась ему на жилет. — В ваши годы, мсье, я командовал армией в Италии. А вы, выходит, уговорили русского императора.

    — Уговорили его сорок носилок на мосту, ваше величество. Я их только сосчитал.

    Бонапарт сунул табакерку в карман, шагнул ближе, и пухлая рука его потянулась к моему уху.

    Эту его привычку я знал по мемуарам, читанным ещё в моём веке. Тех, кого Бонапарт отличал, от гренадера до маршала, он щипал за ухо, и щипал больно, до красноты, а ухо, которое он трепал, у них почиталось наградой. Только награду эту давал чужой император, и в двух шагах от него сидел мой государь.

    Я поклонился, низко, как учил меня перед Павловском Готье, и пальцы Бонапарта прошли над моей головой и поймали воздух.

    На мгновение все замерли. Потом государь рассмеялся первым, негромко, и Бонапарт, помедлив, захохотал следом. По улыбке государя я не взялся бы сказать, о чём он думает.

    — Ловок! — Бонапарт погрозил мне пальцем. — Ларрей, твой русский не даётся в руки. — И, повернувшись к государю, договорил, уже не смеясь. — Уступите мне его, брат мой. Ларрею он нужнее, чем вашим генералам.

    В комнате стало так тихо, что я услышал, как трещит на столе свеча. Виллие шагнул было вперёд и остановился. А у меня перед глазами разом встал дом.

    К Казанской меня ждали в Москве, на Варенькин суд, и отцу я дал слово быть.

    Настя осталась на Литейной, на своей третьей ступени, и после Успенского поста нам венчаться.

    Двадцать моих учеников за Рогаткой в августе надо выпускать фельдшерами. И поверх всего этого мне вспомнился Готье, прошлой осенью, над шахматной доской. «Бонапарт пленных врагов не запирает. Он их вербует».

    Государь долго смотрел на меня, потом перевёл взгляд на Бонапарта. Помедлил мгновение и кивнул.

    И это могло означать лишь одно. Он согласен отдать меня французам.

    От авторов:

    Милостивые государи и государыни, любезные наши читатели!

    Примите сердечную благодарность за благосклонное внимание, коим Вы удостоили нашу книгу. Ваше участие в судьбе лекаря, добрые слова и отзывы служат нам лучшей наградой за труды.

    Однако ж прощаться ещё рано: последняя страница сего тома завершает лишь часть нашей истории. Продолжение уже ожидает Вас!

    Пожалуйте в новый том по ссылке ниже. Смеем надеяться, что Вы не откажете нам в удовольствии вновь встретиться на его страницах:

    https://author.today/reader/662390/6348844

  

  
    Nota bene

    Книга предоставлена Цокольным этажом, где можно скачать и другие книги.

    Сайт заблокирован в России, поэтому доступ к сайту, например, через Amnezia VPN: -15% на Premium, но также есть Free.

    Еще у нас есть:

    1. Почта b@searchfloor.org — получите зеркало или отправьте в теме письма название книги, автора, серию или ссылку, чтобы найти ее.

    2. Telegram-бот, для которого нужно: 1) создать группу, 2) добавить в нее бота по ссылке и 3) сделать его админом с правом на «Анонимность».

    * * *Если вам понравилась книга, наградите автора лайком и донатом:

    Второй шанс для Лекаря. Том 7
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